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Аннотация
Санкт-Петербург, 1893 год.
Вчера я проектировала здания в Москве XXI века. Сегодня я заперта в частной психбольнице в теле бесправной дворянки.
У меня отобрали всё — от имущества до свободы. По законам империи я всего лишь «несовершеннолетняя сумасшедшая», игрушка в руках попечителя.
У меня нет союзников и нет друзей, зато есть знания будущего и злость, которой у настоящей Александры никогда не было.
Планируется 2-3 книги.
ВТОРОЙ ТОМ: https://author.today/reader/583997
Спасибо всем, кто ставит звёзды ⭐⭐⭐и оставляет комментарии ❤️❤️❤️!
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Глава 1

— Ещё ковш, Агафья. Карл Иванович велели держать, покуда губы не посинеют.
Фраза была произнесена женским, полным равнодушия голосом. В тот же миг что-то ледяное обрушилось сверху, и рот мой открылся сам собой, исторгнув хриплый вскрик. Веки разлепились, свет ударил в глаза, я снова зажмурилась, а когда отдышалась и проморгалась, увидела белый потолок с внушительными трещинами в штукатурке. Чьи-то сильные руки удерживали меня за плечи, не позволяя вырваться, сбежать, чтобы закончить эту чудовищную пытку холодом.
Я полулежала в глубокой медной ванне, наполненной водой до середины. В ней плавали мутные осколки льда, а над свинцовой поверхностью торчали моя голова, острые колени и грудь. Рубашка из тонкого полотна, промокшая насквозь, облепила синюшное тело.
— О, очухалась! — констатировал тот же голос. Женщина средних лет в тёмном платье и белом крахмальном переднике склонилась надо мной. — Нынче скорее обыкновенного. Видать, на поправку идёт.
Я попыталась заговорить, однако горло выдало лишь сиплое мычание.
— Тише, не трепыхайтесь, барышня, — заворковала вторая, помоложе, с широким веснушчатым лицом. — Вам волноваться никак нельзя.
Барышня?..
Мысли, только что кристально ясные, вдруг подёрнулись вязкой дымкой, замедлились, будто кто-то влил мне через уши прямо в мозг густого холодного киселя. Я судорожно тряхнула головой, пытаясь сбросить пакостную хмарь. Не помогло.
— Пить… — с трудом выдавила я.
— Никак нельзя, барыня. После ванны полчаса не положено.
Что за дурацкие правила?..
Прикрыла тяжёлые веки, стуча зубами от холода, и вдруг перед глазами встала картинка, словно из другой реальности: вечер пятницы, кофе из автомата, лестница подземного паркинга, ключи от машины в руке… Вспышка боли в затылке, и меня накрыла ледяная тьма, из которой я вынырнула уже здесь.
— Вынимай, Агафья, — скомандовала старшая, заставив меня вздрогнуть и вернуться в пугающую действительность. — Вся посинела, ещё преставится, а нам отвечать.
Меня подхватили под мышки и рывком, без церемоний, выдернули из ванны. Руки Агафьи оказались неожиданно сильными, и я повисла на них тряпичной куклой. Ноги волочились по полу, оставляя влажный след. Агафья небрежно стянула с меня мокрую рубашку, натянула сухую, затем уложила на кровать, укрыв колючим одеялом, пахнущим нафталином. Я закрыла глаза и попыталась выровнять дыхание. Вдох на четыре счёта, задержка на семь. Выдох на восемь, нужно просто успокоиться.
— Отдыхайте, барыня. Карл Иванович после обеда заглянут, может статься, капелек пропишут, полегчает.
Каких таких капелек?
Скрипнула дверь, снаружи лязгнул засов. Меня заперли…
Я открыла глаза и уставилась в потолок, пытаясь собрать мысли в кучу и одновременно не впасть в истерику. А ещё унять дрожь по всему телу, поэтому, чтобы отвлечься, решила осмотреться.
Комната оказалась невелика, но с высоким потолком и единственным зарешечённым окном. Стены, выкрашенные в казённый зелёный, местами облупились. Я лежала в углу на узкой кровати, у изголовья примостилась тумбочка, у стены напротив между окном и шкафом уместили до смешного короткую ванну для пыток. Шкаф был с мутным зеркальцем на дверце, я приподнялась и посмотрела на своё отражение.
Как бы я ни старалась держать себя в руках, самообладание подвело и сердце против воли забилось быстрее, горло перехватило, зубы опять выбили противную дробь. Вдох-выдох…
Я смотрела на чужое, болезненно бледное, с тёмными кругами под глазами и запавшими щеками лицо. Подняла руку и поднесла к глазам, пальцы какие-то слишком длинные, запястья слишком узкие. Когда попыталась сжать их в кулаки, они сжались, но с трудом, как будто руки не мои вовсе, а чьи-то, одолженные на время. На запястьях алые полосы — следы от верёвок. Это тело привязывали к кровати и, по всей видимости, не раз.
Эта внешность вовсе не принадлежала мне, Елене Дмитриевне Соболевой, сорока пяти лет отроду, знаменитому архитектору, у которой было бюро в Москве, незаконченный проект на Пресне и три контракта на следующий квартал.
Я отчётливо знала, кто я и как должна выглядеть, и это знание вступало в мучительное противоречие с тем, что видели глаза… Судорожно выдохнув, перевела взгляд на тумбочку, с лежащей на ней книгой в тёмном коленкоровом переплёте. Я потянулась к ней непослушными пальцами, взяла в руки и раскрыла.
Широко распахнув глаза, уставилась на форзац. Штамп. Лиловые чернила, расплывшиеся по дешёвой бумаге: «Частная лечебница для нервныхъ и душевнобольныхъ доктора К. И. Штейна. Санктъ-Петербургъ».
Я перечитала несколько раз. Заострила внимание на дате…
«Санктъ-Петербургъ» написано через твёрдый знак на конце. Я уставилась на эти буквы, и они начали расплываться перед глазами, потому что меня снова заштормило.
Медленно перевела взгляд на зарешечённое окно, затем к запертой двери и остановилась на следах от верёвок на запястьях.
Книга выскользнула из пальцев. «Жития святых», значилось на обложке. Ну разумеется. Что ещё дать душевнобольной?
Ужас этой ситуации тошнотворной волной поднимался от живота к горлу… Я в лечебнице для душевнобольных девятнадцатого века. В чужом теле.
Я, подтянув колени к груди и обхватив их руками, принялась раскачиваться влево-вправо, действительно, как сумасшедшая.
* * *
Засов лязгнул снова. Я не знала, сколько времени прошло, погружённая в невеселые думы не следила за солнечным светом в узком окне. Впрочем, сейчас время заботило меня меньше всего.
В комнату вошёл мужчина. Он был невысок, плотного телосложения, с аккуратной бородкой и стёклышками пенсне, за которыми поблёскивали внимательные карие глаза. Чёрный сюртук сидел безупречно, от жилетного кармана тянулась цепочка золотых часов. Незнакомец двигался с величавым достоинством, которое бывает у людей, привыкших распоряжаться чужими жизнями.
— Александра Николаевна, — произнёс он мягким баритоном, чуть наклонив голову. — Рад видеть вас в сознании. Как вы себя чувствуете?
Александра Николаевна. Имя не отозвалось ничем, пустой звук.
— Кто вы? — прохрипела я больным горлом.
Он не удивился моему незнанию, даже, кажется, ожидал.
— Доктор Карл Иванович Штейн, к вашим услугам. Мы с вами знакомы уже четыре месяца. После тяжёлого криза ваша память порой пошаливает. Но после моего лечения, это пройдёт.
Четыре месяца Александра обитает в этой комнате⁈ Боже, как же меня сюда занесло, в это истерзанное тело?
— Сейчас действительно тысяча восемьсот девяносто третий год? — был мой следующий вопрос.
Штейн посмотрел на меня поверх пенсне, и вдруг слегка улыбнулся:
— Александра Николаевна, да, всё верно. Прекрасно, что вы это вспомнили. Но давайте не будем торопиться. Не насилуйте себя, сейчас для вас важнее всего покой. Я пропишу вам новую микстуру, она поможет уснуть.
— Какой у меня диагноз? — не думала отступать я.
— Вам не станет лучше, если я вам его назову, — в его голосе послышалось плохо скрываемое раздражение.
— Откуда вам знать? — прищурилась я.
— Как пожелаете, Александра Николаевна. У вас нервическая горячка.
— Кто меня сюда засу… Определил? — я выпрямилась, расправила плечи. И неважно, что в этой серой сорочке выглядела максимально жалко.
— Ох, — покачал головой доктор, но отчего-то снова ответил: — Ваш дядюшка, князь Алексей Дмитриевич, оплачивает наилучший уход. Вам решительно не о чем беспокоиться.
У меня есть некий дядюшка-князь, а ещё нервическая горячка… Все эти слова сыпались на меня, как камни, и я не успевала уворачиваться.
— Интересный диагноз, — нахмурилась я, переваривая информацию.
— Да-да, болезнь неприятная, с периодами помрачения сознания. Но мы добились прогресса, и я надеюсь…
— Это вы поставил диагноз? — невежливо перебила я.
Штейн моргнул, вопрос был не тот, которого он ждал. Душевнобольные не задают подобных вопросов, они плачут, кричат или молчат.
— Я поставил, — ответил он ровным тоном. — С подтверждением доктора Фрезе, известнейшего петербургского психиатра. Все необходимые бумаги оформлены надлежащим образом.
— Могу я их увидеть?
Он чуть нервно дёрнулся, но улыбка не покинула его лица, хотя взгляд стал холоднее.
— Александра Николаевна, вы утомлены. Я пришлю Агафью с микстурой. Отдохните, а завтра мы обязательно побеседуем подробнее.
Он направился к двери, на пороге обернулся.
— Его Сиятельству, вашему дядюшке, я сегодня же отпишу, что вам значительно лучше. Он будет рад, м-да, весьма рад…
Дверь закрылась с тихим скрипом, многозначительно лязгнул засов.
Микстуру принесли вскоре. Стеклянный пузырёк с мутной жидкостью, пахнущую чем-то горьким и сладковатым одновременно. «Капельки», которые помогут уснуть и не задавать лишних вопросов.
— Не буду, — ощетинилась я.
Агафья посмотрела на меня без всякого выражения.
— Как угодно, барышня. Только Карл Иванович осерчают. Когда осерчают, то ванну велят наполнить. А нынче вечером вода в котле ледянее обыкновенного, истопник запил.
Я неохотно взяла пузырёк, пальцы дрогнули. Поднесла к губам. Хотела сделать вид, что глотнула, но Агафья смотрела, не мигая. Пришлось проглотить.
Женщина ушла, а я сползла с кровати, доковыляла до ведра, два пальца в рот и желудок скрутило спазмом. Всё, что смогла, исторгла из себя, после чего с трудом перебралась на кровать, укрылась пледом и посмотрела на темнеющий кусок небесного полотна в окне.
Меня зовут Елена. Это не моё тело. Оно принадлежит некой Александре Николаевне, племяннице князя. Я нахожусь в частной лечебнице для душевнобольных в Петербурге. На дворе тысяча восемьсот девяносто третий год. Доктор не желает отвечать на вопросы, назначает сомнительные лекарства и запирает дверь на засов.
Вот и всё, что мне было известно на данный момент. Как и то, что я в здравом уме, хотя факт моего перемещения сюда сам по себе попахивал бредом.
Вскоре совсем стемнело, в щели рамы начал задувать промозглый ветер. Я уловила аромат дыма из трубы смешанный с плотным запахом гниющей листвы и примесью солоноватости… Так пахла петербургская осень.
Я не знала, как устроена жизнь в девятнадцатом веке и была без понятия, каким образом запертая, официально сумасшедшая женщина может защитить себя. Но я знала одно: завтра Штейн придёт снова, задаст свои однотипные вопросы, пришлёт кого-то с микстурой и, возможно, опять прикажет усадить меня в ледяную ванну.
Мне жизненно необходимо продумать свои дальнейшие шаги. Повернувшись на бок, подтянула колючее одеяло к подбородку и уставилась в темноту.
Стоило потрудиться и разобрать эту непростую ситуацию по кирпичику, чтобы найти путь на свободу.
Утро началось с Агафьи и кувшина тёплой воды. Я умылась, подставляя ладони под тонкую струйку, сполоснула рот. И посмотрела в мутное зеркало. Этому телу было лет двадцать, жгучая брюнетка с удивительными серыми глазами, под которыми залегли глубокие тени, а скулы выпирали так, что ещё немного и порвут тонкую полупрозрачную кожу.
На завтрак подали жидкую овсяную кашу, кусок кислого хлеба и кружку тёплого чая. Я ела медленно, заставляя себя глотать безвкусную размазню. Тело нуждалось в пище, мне нужны были силы, чтобы не сдохнуть. Не сдохнуть второй раз, вывод, сделанный ночью не обрадовал, прежняя хозяйка тела скончалась и её место заняла я. А это значит, что Елена Соболева тоже умерла.
После завтрака потянулись пустые часы. Меня не вывели из палаты на прогулку, просто оставили маяться в одиночестве. За стеной кто-то монотонно бубнил не то молитву, не то стих. Дальше по коридору изредка вскрикивали, и тогда раздавались быстрые шаги и лязг.
Сидя на кровати и подтянув колени к груди, я делала единственное, что могла — я работала. Закрыв глаза, выстраивала здание, этаж за этажом, от фундамента до кровли. Пространство послушно разворачивалось перед внутренним взором, я могла вращать его, приближать, резать сечениями.
Здесь это стало способом не сойти с ума. Не чокнуться по-настоящему, поэтому я превратила заточение в задачу.
Окно выходит во двор. Я уже всё в него рассмотрела, отметив решётку, сделанную из добротного кованого железа в палец толщиной, заделанного прямо в кладку на старые свинцовые зачеканы, вырвать такую без инструмента невозможно. За окном мощёный булыжником двор, высокий забор из красного кирпича, калитка. Я заперта в комнате на первом этаже. Моя камера примерно пять на четыре метра, не больше, потолок высокий, метра три с половиной; стены толстые, где-то в два кирпича, я их простукала, звук вышел глухим и плотным.
Я мысленно рисовала план, и с каждой линией мир вокруг становился чуть менее враждебным. Не потому что менялся, потому что я стала лучше его понимать. А то, что понимаешь, уже не так страшно.
К полудню в палату вошла другая сиделка, лет восемнадцати, невысокая и жутко худая, с близко посаженными тёмными глазами на остром лице. Она сполоснула ведро, поправила одеяло, собрала грязную посуду. Всё это делала, не глядя на меня, но я чувствовала её напряжение и то, как она наблюдает за мной исподтишка.
— Как тебя зовут? — не выдержала я.
— Дуняша, барышня, — она неловко присела. — Евдокия Фролова, ежели по-настоящему. Вы, барышня, завсегда запамятовать изволите.
— Ясно.
— Вы нынче совсем другая, — вдруг заявила она, понизив голос, — ещё вчера глаза были… ну, мутные. А сейчас смотрите так, что прямо не по себе.
Какая наблюдательная, вопрос только наблюдательная для кого? Для себя или доложит Штейну?
— Это от ванны, — отозвалась я. — Холодная вода прояснила голову.
Дуняша кивнула, не успев скрыть сомнение, не поверила, значит. Между нами повисло молчание. Девчонка начала протирать тумбочку тряпкой, смоченной в карболке, и я воспользовалась паузой, чтобы тщательнее её рассмотреть: худые запястья, потрескавшиеся натруженные руки; платье аккуратными мелкими стежками залатано на локтях. А ещё не остался незамеченным лихорадочный румянец на её щеках, слишком яркий на фоне бледной кожи. Евдокия нет-нет, но покашливала, отворачиваясь к стене.
— Дуняша, — позвала я, — когда кашель начался?
Она вздрогнула от моего вопроса.
— Здорова я, помилуйте, барышня, просто в горле першит от карболки, тут все кашляют.
— У тебя не от карболки, — спокойно возразила я. — Ночью потеешь? Бывает, что постель утром мокрая?
Дуняша замерла с тряпкой в руке, широко распахнув глаза от удивления.
— Откуда вы…
— Не важно откуда. У тебя, вероятно, воспаление лёгких. В любом случае, тебе нельзя здесь оставаться, здесь холодно, через неделю-другую ты сляжешь. А Штейн лечить тебя не станет, уж поверь, ему проще заменить.
В воцарившейся тишине мы слышали монотонный бубнёж человека в соседней камере. Девушка медленно опустила тряпку на тумбочку.
— Вы и вправду не такая, как раньше, — осторожно выдохнула она наконец. — Та Александра Николаевна… постоянно плакали и просили отпустить их домой…
Я промолчала. Она знала прежнюю Александру и теперь вполне здраво рассудила, что та сильно переменилась. Но ведь внешность осталась прежней! Девушка пребывала в растерянности, не понимая, в чём дело, не находя логичного объяснения произошедшим метаморфозам.
— Дуняша, до того, как я сюда попала, я была такой, какой ты меня сейчас видишь, — мягко возразила я. — А скажи-ка честно, ты докладываешь Штейну о пациентах?
Собеседница мигом побледнела.
— Карл Иванович велят… — начала она и осеклась. Потом выпрямилась, сцепила руки перед собой. — Велят сказывать, ежели кто из больных чего учудит. Кто кричит, али буйствует. Вдруг тихий стал, ежели прежде шумный был. За это прибавляют рубль в месяц.
— Рубль, — покивала я.
— Жалованье шесть рублей, барышня.
Она смотрела на меня прямо, не опуская глаз, и в этом взоре была отчаянная честность, интересно, почему она решила разоткровенничаться со мной?
Я молча разглядывала её, и думала. Шпионка Штейна, ей невыгодно мне помогать. Но ей так же невыгодно болеть и умирать в этом каменном ящике за шесть рублей в месяц. А я только что показала ей, что вижу то, чего не видит Штейн, — вижу проблему, и, вероятно, могу помочь её решить.
— Я не прошу тебя ни о чём, — решилась я. — И Штейну можешь рассказать всё, что слышала. Ничего секретного я тебе не говорила. Только одно запомни: я не сумасшедшая. Ты и сама это видишь. И если я когда-нибудь отсюда выйду, я из тех, кто не забывает ни зла, ни добра.
Дуняша медленно кивнула, после чего закинула тряпку в ведро, взяла поднос с грязной посудой и уже будучи на пороге обернулась.
— Вам бы поспать, Александра Николаевна. А я вечером каши погуще принесу, и два куска хлеба, скажу, что Карл Иванович разрешили.
Дверь закрылась, лязгнул засов. Я легла на кровать и откинулась на подушку, закрыла глаза и начала мысленно достраивать план второго этажа.
Вечером, как и обещала, Дуняша принесла кашу погуще, а не жидкий клейстер, что был с утра. К каше прилагалось целых два ломтя чёрного хлеба и кусочек сахара. Я съела всё и впервые за день почувствовала, что сыта, перестало тянуть в желудке, даже задышалось будто легче.
— Спасибо, — искренне поблагодарила я её.
Дуняша ждала пока я закончу есть, после чего забрала посуду и снова задержалась у двери. Выглянула наружу, проверяя, не подслушивает ли кто в коридоре.
— Александра Николаевна, — прошептала она, обернувшись ко мне, — вы сказали, у меня воспаление. Это правда дурно?
— Да, если не лечить.
— А чем лечить?
— Тёплое помещение, покой и хорошая еда. Горячее молоко с мёдом. Горчичники на грудь. От жара… — я помолчала, вспоминая, было ли в этом времени жаропонижающее, и откуда-то из глубин памяти всплыло: — порошок с салицилом.
Она помолчала, прикусив нижнюю губу.
— У нас прислуге болеть не положено, — выдохнула тихо. — Заболеешь и мигом рассчитают. А ежели меня рассчитают, куда я? Ни родни, ни угла. Батюшка помер, матушка ещё раньше. Я из приюта сюда попала, по направлению.
— Дуняша, если есть возможность, попроси несколько дней отлежаться. Тебе жизненно необходим отдых. Сейчас сходи на кухню и выпей тёплый отвар.
Она ушла, унеся с собой горящую керосиновую лампу, засов лязгнул в последний раз за этот бесконечный день.
Темнота заполнила палату. За окном мерцал газовый фонарь, он едва слышно и нудно свистел, и его мертвенный свет ложился на стену косой решёткой. Откуда-то сверху доносился размеренный, как маятник, раздражающий меня стук. Кто-то на втором этаже бился головой о стену? Или раскачивался на стуле? Звук повторялся и повторялся, и я с силой заставила себя отрешиться от реальности, мысленно вернувшись к своим чертежам.

Глава 2

Утро второго дня в лечебнице я встретила, как самая настоящая заключённая — с единственной мыслью о побеге.
К восходу моё сознание перестало биться о стены непостижимого и примирилось с тем фактом, что я всё же каким-то невообразимым образом оказалась в теле Александры Николаевны, пациентки лечебницы для душевнобольных в Петербурге девятнадцатого века. Как это произошло, я так и не поняла и, возможно, никогда не пойму.
Большую часть ночи я надеялась, что я в коме и происходящее — это некие видения, но тело болело по-настоящему, горло саднило, как при ангине, и я реально мёрзла, а под утро так и вовсе желудок сжался в голодном спазме. Поэтому, скорее всего это не бред и не сон.
Агафья, как и вчера, явилась с кувшином тёплой воды и завтраком. Я умылась, причесала пальцами спутанные волосы и съела всё до крошки.
— Барышня нынче с аппетитом кушают, — заметила Агафья, забирая пустую миску. — Карл Иванович порадуются.
— Когда доктор придёт?
— После обеда заглянут, как обыкновенно.
— Вчера он так и не заглянул, — резонно заметила я, на что получила равнодушное пожатие плеч.
Служанка вышла, загремел засов, и я осталась наедине со своими мыслями.
Села на кровати, подтянула колени к груди, за последние дни это стало привычной позой для размышлений, и принялась гипнотизировать стену напротив в ожидании обхода.
Но Штейн всё не приходил, измаявшись от безделья, решила вздремнуть, легла, прикрыла веки и тут услышала всё приближающиеся шаги по коридору. Я мгновенно выпрямилась, уставившись на дверь.
Лязгнул засов и в палату вошёл мужчина… Он был высок и неплохо сложён, в превосходно сшитом тёмно-сером сюртуке. Волосы цвета тёмного мёда с едва заметными седыми нитями аккуратно зачёсаны назад, ухоженная борода тоже с проседью. Породистое лицо с узким длинным носом и серо-зелёными глазами, в уголках которых притаились морщинки, человек явно часто улыбался. Посетитель двигался легко и непринуждённо. В левой руке он держал букетик фиалок, в правой свёрток из вощёной бумаги.
И в тот самый миг, когда наши взоры встретились, в виске прострелило адовой болью, отчего я невольно ахнула, и на мгновение зажмурилась, пережидая, когда спазм пройдёт. Тем временем перед внутренним взором проносились картины прошлого… и принадлежали они Саше Оболенской.
… Летний сад. Солнечный день, пахнет липой, подстриженной травой и рекой. Маленькая девочка в белом платьице, лет пяти, семенит по аллее, крепко ухватившись за большую тёплую руку. «Папа, а белочки тут живут?», «Живут, доченька, но они застенчивые. Если будешь тихо-тихо стоять, одна непременно выглянет»… Отец купил ей леденцового петушка на палочке у торговки возле Карпиева пруда. Петушок оранжевый, на просвет видны пузырьки воздуха внутри…
… Скарлатина. Удушающий жар, горло режет, и невозможно глотать даже воду. Она мечется в горячке. У кровати сидит матушка и ласковым голосом читает вслух, что-то про Робинзона…
…Похороны. Чёрные зонты под мелким дождём, земля липнет к подошвам ботинок. Ей восемнадцать. Маменьку и папеньку хоронят на Смоленском, рядом с бабушкой.
Отныне она совсем одна… И тут рядом с ней появляется дядя Лёша, его тяжелая рука ложиться ей на плечо, мягко сжимает: «Я позабочусь о тебе, Сашенька. Обещаю».
И потом, гораздо позже: «Подпиши вот здесь, душа моя. Это для канцелярии, они требуют, чтобы и от тебя было согласие…»
Воспоминания отпустили меня так же резко, как накатили. Я открыла глаза, тяжело дыша, и увидела его, склонившимся надо мной.
— Сашенька! Боже мой, доктор!
— Не надо, — прохрипела я, перехватив его за руку. — У меня что-то резко голова закружилась, уже прошло. Не волнуйтесь.
Мужчина помолчал немного, раздумывая, принял решение и, сев на край кровати, положил фиалки и свёрток на тумбочку. От него пахло дорогим одеколоном, хорошим табаком и осенней свежестью.
— Сашенька, душа моя, как ты себя чувствуешь? — произнёс участливо. Вот только сейчас здесь не было доверчивой юной Александры. Перед ним был совсем другой человек, и я, Елена, прекрасно различила скрытую за этим воркованием фальшь. Какая приторная заботливость, у меня аж зубы свело.
Когда-то давным-давно был у меня один заказчик. Располагающее лицо, обходительные манеры. Он принёс торт для секретарши и знал имена моих детей, хотя мы виделись впервые. Через месяц оказалось, что его строительная компания — это однодневка, генподрядный договор липа, а «объект» на Рублёвке существует только в его воображении. Адвокат потом заметил: «Классическая схема, Елена Дмитриевна. Мошенник всегда обаятелен, потому что это тоже инструмент для его работы». С тех пор я перестала верить очаровательным улыбочкам.
— Получше, — пробормотала я, опуская глаза. — Вот голова иногда болит, но уже не так часто.
Я старалась играть ту прежнюю Сашу, которую успела «увидеть» в воспоминаниях. Она была тихой и послушной. Говорила кротко, часто соглашалась со всеми, чтобы не обидеть.
Дядя погладил меня по руке. Прикосновение было самым обыкновенным, но мне пришлось приложить усилие, чтобы не дёрнуться в сторону.
— Да-да, Карл Иванович мне отписал, что ты пошла на поправку. Стала отвечать связно, смотреть в глаза. Я так рад, — он помолчал, провёл пальцем по вощёной бумаге свёртка. — Привёз тебе пастилу от Абрикосова. Ты ведь её обожаешь.
— Вы что-то путаете, я обожаю пирожки с яблочным повидлом, — отозвалась я, цепко следя за сменой эмоций на его благородном лице.
Глаза князя на мгновение сузились, на самом дне серой зелени мелькнуло что-то неприятно-холодное, почти мгновенно спрятанное за тёплой улыбкой. Он меня проверял. Штейн доложил об «улучшениях», и дядя явился лично, чтобы удостовериться, насколько далеко зашло это улучшение. И услышанное ему точно не понравилось.
— Сашенька, мне нужно поговорить с тобой о делах. Ты уж прости, что я с этим, но откладывать далее нет возможности.
Я вся подобралась в ожидании.
— Твоё лечение, — он вздохнул, как человек, придавленный непосильной ношей, — обходится весьма и весьма недёшево. Карл Иванович один из лучших специалистов в Петербурге, и счета у него соответствующие. Мне пришлось похлопотать насчёт Покровского.
Покровское. Название всплыло в памяти, и следом за ним потянулась целая цепочка: белый дом с колоннами, липовая аллея, речка, мельница. Покровское — это имение матери Александры, доставшееся ей в наследство. Три тысячи десятин орловского чернозёма. Там же конный завод и две деревни. Имение было обращено в заповедное владение дедом, графом Апраксиным, и по условиям учреждения переходило сначала к прямым потомкам, включая наследниц по женской линии, а при пресечении прямой линии — к ближайшему родственнику из рода Апраксиных. Его нельзя продать или заложить. Нельзя с условием… Владелица должна быть дееспособной.
Если же хозяйка признана душевнобольной, а её попечителем назначен князь Алексей Дмитриевич Горчаков…
— Что значит «похлопотать»? — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал растерянно, а не требовательно.
— Пришлось войти в сношения с Дворянским банком, — он потёр переносицу жестом усталого человека. — Заложить часть имения, чтобы покрыть расходы. Проценты, конечно, скверные, но иного выхода не было…
Заложить. Часть. Заповедного имения.
Я едва успела прикусить язык, настолько всё внутри меня вспыхнуло праведным негодованием! Заповедное имение не подлежит залогу! Вообще. Это его суть, его юридический смысл — неотчуждаемая собственность рода. Чтобы заложить Покровское, дяде пришлось бы сперва снять заповедный статус, а для этого необходимо ходатайство перед Сенатом…
Но ежели владелица несовершеннолетняя сирота под опекой, а попечитель почтенный князь с безупречной репутацией и нужными знакомствами в присутственных местах…
Саше, а теперь уже мне, было двадцать лет. Совершеннолетие в этой стране наступало в двадцать один. До него дядя — мой законный попечитель, его подпись равна хозяйской, а моя пока особо ничего не значит.
— Я оплатил твоё пребывание здесь за этот месяц, который закончится через неделю и тогда, душа моя… Я был вынужден принять подобное решение… Тебя переведут в лечебницу… Святого Николая Чудотворца на Мойке.
Я замерла, едва дыша, нутро оцепенело от ледяного ужаса, потому что я знала это место…
В своё время я работала над проектом реставрации исторических зданий Адмиралтейского района и перелопатила уйму архивных материалов. Здание бывшего смирительного и работного дома, острог, переименованный в лечебницу. «Пряжка», именно так её будут называть. Её история начиналась с тюрьмы, и тюрьмой она, по сути, оставалась ещё очень долго. Общие палаты на двадцать коек, смирительные рубашки, ремни, цепи для буйных — это не санаторий. У Штейна курорт, там же… Там меня убьют.
Дядя смотрел на меня с выражением вежливого сострадания.
— Дядюшка, — услышала я собственный голос, тихий и послушный, совсем не похожий на то, что творилось у меня внутри, — а можно мне попрощаться с Дуняшей, которая за мной присматривала? Её ласка мне очень помогла…
Горчаков искренне, с облегчением улыбнулся. Именно такого ответа он и ждал.
— Разумеется, душа моя. У тебя целая неделя, чтобы проститься с теми, кто тебе здесь помогал.
Я покорно моргнула и опустила взгляд. Роль покладистой воспитанницы далась без труда, достаточно было вспомнить, как прежняя Саша смотрела на дядю: снизу вверх, с бесконечным доверием.
— Там тоже неплохо, я позабочусь, чтобы лечили не хуже, чем здесь. Пойми, нужно экономить, твой отец, Николай Александрович, при всём моём уважении к его памяти, был инженером, а не коммерсантом, — произнёс дядя с мягкой укоризной. — Акции Волжско-Камского строительного товарищества, в которые он вложил значительную часть капитала, обесценились ещё в девяносто первом, ты, верно, помнишь, тогда были неурожай и затишье во всём строительном деле. Казна выкупила дороги по своей цене, а не по той, за которую брали бумаги. Что осталось я постарался сберечь. Покровское держится только на том, что я не сплю ночами.
— Благодарю, дядюшка, — пролепетала я. — Ты всегда знал, как будет для меня лучше, да и разумеешь больше моего.
— Вот и умница! — просиял он и его эмоции были не притворными. — Ты только поправляйся, а я всё улажу. Тебе нужно ещё несколько месяцев, чтобы окончательно выздороветь.
Да-да, несколько месяцев. Достаточно, чтобы выпотрошить имение до нитки, а племянницу оставить голой, когда и если она наконец выйдет из стен Пряжки. Впрочем, «если» здесь было ключевым словом. Прежнюю Сашу залечили до смерти, девушка отошла так тихо, что никто и не заметил. В момент, когда её сердце остановилось, подселили меня, и оно забилось вновь.
Дядя, не спеша, поднялся, одёрнул безупречные манжеты, на которых блеснули золотые запонки.
— Отдыхай, душа моя. Я заеду через неделю.
Наклонился и коснулся губами моего лба. Тело привычно приняло его поцелуй, даже чуть потянулось навстречу.
— Дядюшка, — окликнула тихо, когда он уже взялся за дверную ручку. — Можно передать мне книги? Здесь только «Жития святых», а я… мне бы что-нибудь… — я замялась, подбирая слова, уместные для двадцатилетней послушной барышни, — что-нибудь для развлечения.
Он снисходительно улыбнулся.
— Непременно, Сашенька. Передам через Штейна.
Дверь закрылась, лязгнул засов. Шаги Алексея Дмитриевича всё удалялись по коридору. Я же сидела, едва дыша, стараясь не сорваться на отчаянный крик. Александра была немногим младше моего сына, и её вот так легко упекли в психушку, чтобы избавиться и заполучить чужое наследство. Это неправильно и подло. Что же, если Саша не могла ответить в силу возраста и простодушия, то я совсем не такая…
Медленно разжав кулаки, посмотрела на красные полумесяцы от ногтей, отпечатавшиеся на внутренней стороне ладоней, и зло усмехнулась.
* * *
Через год мне двадцать один и дядина опека кончится. Но душевнобольную можно держать под попечительством бессрочно, и я была уверена, что именно на это дядя и рассчитывает.
Чужих обрывочных воспоминаний было много, но я терпеливо перебирала их, откладывая непонятные в сторону, чтобы вернуться к ним попозже.
Одно из множества приглянулось мне особенно: кабинет отца в доходном доме на Литейном, второй этаж, дверь с медной табличкой: «Н. А. Оболенский, инженеръ-путеецъ». Просторное помещение, пропахшее табаком и чернилами, на стенах чертежи и карта железных дорог с паутиной синих линий. В тот ясный день Саша приехала навестить отца, привезла его любимые слоёные булочки с заварным кремом из кондитерской Берена на Невском.
Отец был не в духе. Хмурый, осунувшийся, непохожий на себя. Нервно перебирал бумаги на столе, то и дело вставал, подходил к окну и глядел на улицу, словно ожидал кого-то, а тот всё не приходил. Александра тогда спросила: «Папенька, что с тобой?». Он отмахнулся: «Пустое, дело одно не ладится». Потом вдруг резко, как будто приняв какое-то решение, повернулся к чугунному сейфу в углу кабинета. Набрал комбинацию, открыл тяжёлую дверцу, переложил что-то внутри. Закрыл.
«Сашенька», — заговорил он негромко, не оборачиваясь.
«Да, папенька?»
«Запомни. Код от сейфа дата, когда я подарил тебе Огонька».
Саша растерялась: «Зачем ты мне это говоришь?»
Он наконец обернулся, медленно подошёл к дочери, взял её за плечи и поцеловал в макушку. При этом руки у него слегка подрагивали.
«Там три тысячи, кое-какие бумаги. И обещай, что никому не скажешь».
Саша пообещала, так ничего и не поняв. Они выпили чай с булочками, поговорили о погоде, и она уехала. А на следующий день родителей не стало…
Воспоминание оборвалось, как плёнка, слетевшая с катушки. Папа и мама погибли, их экипаж опрокинулся на мосту.
Отец поменял код на сейфе за день до своей смерти. И хотел, чтобы комбинацию знала только его дочь…
До вечера я пролежала на кровати, глядя в потолок и перебирая всё, что удалось вытянуть из памяти тела. Обрывки складывались в пока неполную картину.
После смерти родителей попечителем назначили дядю. Алексей Дмитриевич подсовывал Александре бумаги, порой практически пустой лист, и она послушно их подписывала. Потом что-то пошло не так, и она оказалась в лечебнице Штейна.
Вспомнить, что именно пошло не так, я, как ни силилась, так и не смогла.
А еще перед глазами часто возникал образ Матрёны Ильиничны, няньки Саши, которая оберегала девушку до тех пор, пока дядя не решил её рассчитать. Тогда Саша впервые не согласилась, но попечитель на уговоры не поддался и выставил няньку за порог. Мотя плакала в передней, обнимала Сашу и клялась, что никуда не денется, что будет в Петербурге, что, ежели что, она на Васильевском, у кумы Степаниды, где её всегда можно найти.
Мотя была из первых, кого дядя удалил из жизни племянницы. Затем сменил всех старых слуг. Тут меня царапнуло воспоминание о служанке, которая росла вместе с Александрой, вот только я всё никак не могла вспомнить её лицо, и объяснить холод, разлившийся в груди от одной только мысли о ней. Затем перевёз девушку подальше, чтобы она не могла видеться с подругами и претендентом на её руку и сердце…
Кое-как собрав разрозненные кусочки во что-то цельное, я смогла подвести небольшой итог: снаружи, где-то в этом огромном незнакомом городе, есть человек, готовый принять меня, не задавая лишних вопросов. А это уже большое подспорье.
* * *
Вечером вместо Дуняши пришла другая служанка, совсем юная, лет пятнадцати, не больше. Неприметная, как воробушек, с тощей косичкой, выбившейся из-под чепца, и без конца мельтешившими руками. Она поставила поднос на тумбочку, расплескав чай, и уставилась на меня с нескрываемым любопытством, но вскоре опомнилась и, опустив глаза в пол, смущённо потупилась.
— Как тебя зовут?
— Глаша, — пискнули в ответ.
— А Дуняша где? — спросила я, без враждебности разглядывая девочку.
— Захворала, — тут же вскинула голову собеседница. — Я вместо неё покуда. Жар совсем одолел бедняжку. После полудня как слегла, так и не встала больше. Кухарка говорит, ежели до завтра не поправится, Карл Иванович велят рассчитать.
— Получается, Карл Иванович о ней ещё не знает?
— Пока нет, — девочка быстро глянула на дверь. — Марфа Семёновна пока не сказывала, жалеет её. Она всех нас жалеет.
Я кивнула и села за стол. Глаша дождалась, когда я поем, после чего собрала посуду и ушла, тихо прикрыв за собой дверь. Впрочем, засов лязгнул привычно громко.
Пересев на кровать, я уставилась на огонёк керосиновой лампы, которую Глаша забыла взять с собой, мне на радость.
Дуняшу было искренне жаль, но сейчас я ничем не могла ей помочь. Досадливо покачав головой, вернулась мыслями к отцовскому сейфу.
После гибели Оболенского дядя наверняка прибрал к рукам всё, что не приколочено. А вот залезть в сейф он навряд ли смог. Кроме каких-то бумаг, в нём лежали три тысячи рублей. Судя по тому, что шесть рублей — это месячное жалование сиделки, отец сберёг для меня целое состояние. Этой суммы хватит, чтобы снять квартиру и открыть дело. На них я спокойно проживу год-другой, пока не встану на ноги.
Вот только, чтобы их забрать, сначала нужно отсюда выйти.
Бежать самой без посторонней помощи невозможно. Ждать, пока дядя сам меня выпустит, несусветная глупость. Я попыталась сдружиться с Дуняшей, чтобы она стала моим ключиком к свободе, но, увы, не вышло…
Остался Штейн.
Доктор виделся мне продажным человеком. А значит, его можно переманить на свою сторону.
Покровское дядя заложит и без меня. Меня он будет держать взаперти ровно столько, сколько нужно. А потом? Потом я стану обузой. Живая племянница, которая через год достигнет совершеннолетия и заговорит — это проблема.
Хм-м… Итак, доктор нечист на руку, но при этом такие люди редко бывают готовы на всё. У каждого есть черта, за которую он не переступит. Убийство — это уже не мошенничество, это петля.
Отсюда возникает вопрос: достаточно ли Штейн умён, чтобы понимать разницу?

Глава 3

Ночью спала плохо, не только из-за задувавшего в щели окна холодного ветра, но и из-за странного бубнежа справа и пугающего шарканья над головой перемежавшегося хриплыми вскрикиваниями. Мои соседи медленно, но верно, сводили меня с ума.
Под утро забылась тяжёлым, вязким сном. И снилось мне…
Фёкла пришла поздно вечером, когда уже зажгли свечи. Постучала тихо, Саша окликнула, и она вошла.
Выглядела девушка плохо. Осунувшаяся, с тёмными кругами под глазами и платок повязан низко, почти до бровей. Встала у порога, смяв в руках передник, и молчала.
«Фёкла, что случилось?»
Служанка, чуть помедлив, начала сбивчиво, глядя в пол, рассказывать. Андрей Алексеевич, ещё летом, говорил, что любит её, что всё будет хорошо, и он поговорит с батюшкой… Саша слушала, и с каждым сказанным Фёклой словом у неё всё сильнее холодело внутри.
«Ты говорила с ним?»
«Говорила, барышня… Он сказал, что я сама виновата».
Саша встала, подошла, взяла её руки в свои и крепко сжала.
«Я помогу. Слышишь? Непременно что-нибудь придумаю».
Фёкла не ответила и, всхлипнув, прошептала:
— Батюшке не вынести такого позора… Простите меня, барышня.
Утром её нашли бездыханной в каморке за бельевой комнатой.
Саша стояла в дверях и, едва сдерживая отчаянный крик, смотрела на свою дорогую Фёклу, решившую уйти вот так, побоявшись осуждения общества и не желая подобного ещё нерождённому ребёнку.
Картинка резко сменилась: вот Александра идёт по коридору парголовского дома к бильярдной, где любил засиживаться двоюродный брат в свои редкие визиты.
— Сашенька, какими судьбами? — обернулся красавец блондин с прозрачными голубыми глазами.
Девушка замялась, она всегда чувствовала себя неуютно рядом с Андреем.
— М-мне нужно с тобой поговорить, — она судорожно сцепила пальцы, набираясь смелости. — О Фёкле.
Он помолчал секунду, потом холодно улыбнулся:
— И что же она?
— Ты знаешь что, — голос девушки срывался, она едва удерживала рвущиеся наружу рыдания, — Фёкла покончила с-с собой из-за тебя. Ты бросил её, хотя обещал…
— Господи, Саша, — молодой человек поставил кий и развернулся к ней полностью, — ты серьёзно пришла ко мне с этой ерундой?
— Она умерла… Андрей…
— Что ж, значит, туда ей и дорога. Такой девке, раздвигающей ноги от одного ласкового взгляда, там самое место.
У Саши потемнело в глазах.
— Да как же ж… Я… я… пойду к графу Бобринскому! Напишу в газеты… — девушка невольно сделала шаг назад, стараясь не встречаться с ним взглядом.
— Она была прислугой, — перебил Андрей жёстко, — забывшей своё место. И ты, кузина, тоже, кажется, забываешь своё, раз явилась сюда с подобными речами.
Мужчина резко шагнул к ней, и Огонёк, дремавший у неё на плече, беспокойно переступил лапками, встопорщил перья.
Саша не успела среагировать, как Андрей протянул руку и молниеносно сдёрнул птицу с её плеча. Огонёк пискнул, забился, а через секунду обмяк.
Андрей разжал пальцы и тельце попугая упало на пол, ему под ноги.
— Глупая птица, — фыркнул он пренебрежительно. — Много шумела.
Саша стояла не двигаясь. В ушах зазвенело, перед глазами поплыли чёрные круги… Стало трудно дышать. Огонька ей подарил папа…
— Поняла, кузина? — тем временем зло скалился Андрей. — Никуда ты не пойдёшь, иначе тебя ждёт такой же печальный конец, как и твою птичку.
Александра закричала, так, что услышали все в доме, а после её поглотила тьма…
Я резко проснулась и села. Сердце билось где-то в горле, в голове шумело, по щекам катились крупные горячие слёзы.
Бедная девочка…
И этого Андрея воспитал Горчаков. Вот чему он научил сына.
Тот срыв и подсказал дядюшке решение, он ухватился за свой шанс и упёк воспитанницу в лечебницу Штейна.
Гибель родителей, увольнение Моти, затем смерть Фёклы и убийство Огонька, много, очень много свалилось на хрупкие плечи Александры.
Успокоившись немного, я откинулась на тощий матрас, посмотрела в окно, где занимался рассвет, а перед глазами стояла полная картина предательства дяди и его отпрыска.
* * *
Агафья явилась с кувшином воды и завтраком как обычно с первыми лучами тусклого солнца.
— Передайте Карлу Ивановичу, что я хочу срочно побеседовать с ним, касательно моего состояния.
Женщина вперила в меня тяжёлый взгляд тёмных глаз.
— Нешто барышня не может подождать до обхода?
— Разумеется, могу, — кивнула я кротко. — Но у меня есть важные новости, оставленные моим дядей, Алексеем Дмитриевичем. Их нужно как можно быстрее передать Карлу Ивановичу.
Служанка помолчала, прикидывая что-то своим небогатым умом, потом молча кивнула и ушла. Я взяла ложку, зачерпнула жидкой каши, поморщилась, но всё равно отправила в рот. И съела всё, как бы противно мне ни было.
Штейн явился минут через десять, вошёл степенно, прикрыл за собой дверь и остановился на пороге. Пенсне на месте, сюртук без единой морщинки. Блеск цепочки отвлекал внимание.
— Александра Николаевна, — произнёс он мягким баритоном. — Агафья сообщила, что вы срочно желали меня видеть.
— Желала, — подтвердила я, указала на стул у стола, сама же перебралась на кровать. — Присядьте, пожалуйста, Карл Иванович.
Мужчина удивлённо вскинул брови, но всё же сел.
— Слушаю вас, — сказал он, сложив руки на коленях и устремив на меня свой профессионально-участливый взгляд.
Я выдержала паузу и заговорила:
— Карл Иванович, я хочу задать вам несколько вопросов. Прошу ответить честно, это в ваших интересах не меньше, чем в моих.
Он чуть подался вперёд, нахмурившись.
— Охотно, — произнёс нейтрально.
— Вы практикуете давно?
— Двадцать два года.
— Частная практика всё это время?
— Последние двенадцать лет.
— Значит, вы человек опытный и прекрасно понимаете, чем рискуете, держа пациентку по заказу опекуна, — я не повышала голос, говорила обманчиво мягко. — Особенно, если пациентка выздоровела. Либо же изначально была здорова, но её подставили…
В комнате повисла физически ощутимая тишина. Штейн смотрел на меня поверх пенсне, и в его внимательных карих глазах что-то переменилось.
— Продолжайте, — попросил он негромко.
Хех, я не ошиблась в своих расчётах.
— Мой опекун, князь Горчаков, держит меня здесь по сугубо практическим соображениям, — продолжила я, тщательно подбирая слова. — Пока я нахожусь под его опекой и пока мой диагноз действует, он распоряжается всем моим имуществом по своему усмотрению. Через год мне исполнится двадцать один, попечительство прекратится по закону. Если к тому времени я выздоровею, вся его схема рухнет.
Снова помолчали, врач не шевелился, сверля меня тяжёлым задумчивым взглядом.
— Вчера дядюшка объявил, что через неделю он намерен перевести меня… — я снова выдержала короткую паузу и выстрелила: — В лечебницу Святого Николая Чудотворца. Соответственно, денежные вливания в вашу клинику прекратятся, а меня убьют в богом забытом месте. Вы наверняка не хотите первого, а я точно не желаю второго.
Штейн снял пенсне. Протёр стёкла платком, обдумывая услышанное.
— Александра Николаевна, — сказал он наконец, водрузив пенсне на место, — вы рассуждаете неожиданно связно для человека с вашим диагнозом.
— Будем считать, что у меня сейчас период просветления. И оно таковым останется навсегда.
Уголки его рта дрогнули в улыбке.
— Что вы хотите?
— Свободу, — ответила я просто.
— И что же я получу взамен?
— Деньги. Достаточно, чтобы вы не пожалели о своём решении.
За окном скрипнула телега, ругнулся возчик.
— Сколько?
— У меня есть восемьсот рублей…
Восемьсот — это сумма, которую разумный человек мог бы иметь в виде личных сбережений. Не подозрительно много, но и не оскорбительно мало. Назови я сумму меньше, например, пятьсот, Штейн бы и слушать не стал, ведь это куда меньше годового жалования приличного чиновника.
— Тысячу, на меньшее я не согласен, — быстро перебил он меня, я же про себя довольно усмехнулась.
— Мне нужно подумать, где раздобыть недостающую сумму, — нахмурилась я.
— У вас время до вечера, загляну к вам после ужина, — кивнул доктор и встал. — Интересно, — задержался он у двери, — вас будто подменили, Александра Николаевна.
— Я просто хочу жить, Карл Иванович, — я смело встретила его полный подозрения взгляд.
— Действительно, уважительная причина, — вздохнул он и, слегка склонив голову, покинул мою камеру.
Один, два, три… я потёрла ладонями напряжённые плечи и позволила себе облегчённо выдохнуть. Вроде всё прошло неплохо. Штейн выслушал меня, озвучил сумму. Это ли не победа?
* * *
День тянулся, как смола. Я то лежала на кровати и думала, то ходила из угла в угол, закинув руки за спину и продолжала думать.
Глаша принесла ужин около семи вечера, жидкий суп и чёрный хлеб, но на этот раз ещё и кусочек солёной рыбы, завёрнутый в тряпицу. Судя по смущённому виду девочки, это было что-то вроде личной инициативы.
— Спасибо, Глаша, — улыбнулась я мягко.
Она залилась краской до ушей.
— Это Марфа Семёновна велели, — пробормотала она себе под нос и немедленно принялась протирать и без того чистый стол.
Я ела, наблюдая за ней краем глаза. Глаша была из тех людей, которые не умеют сидеть без дела, руки сами находят работу: поправила скатёрку на тумбочке, переставила кружку, подняла с пола что-то невидимое, — всё это вполголоса бормоча что-то себе под нос, едва слышно.
— Как Дуняша? — спросила я.
— Жар спал немного, — отозвалась Глаша оживлённо, обрадовавшись поводу заговорить. — Марфа Семёновна отпаивает её липовым чаем. Карл Иванович пока не знают…
— Хорошо, — сказала я.
— Вы, барышня, правда думаете, что Дуняша поправится? — девочка наконец остановилась и посмотрела на меня с той прямолинейной серьёзностью, которая бывает только в юности.
— Если не гнать её в холодный коридор и дать отлежаться, вполне.
Глаша кивнула с видом человека, принявшего важное решение.
— Я скажу Марфе Семёновне.
Она собрала посуду, потопталась у двери. Я встала, взяла дядюшкин подарок и положила на поднос Глаши:
— Попейте чай с Марфой Семёновной.
— Ох, барышня, не можно…
— Можно, бери, — твёрдо посмотрела я на неё. Девчонка благодарно кивнула и вышла за дверь.
Штейн пришёл через полчаса после ужина.
— Александра Николаевна, — произнёс он без предисловий, — что решили?
— Тысячу рублей вам принесут через три дня после моего побега. — ответила я. — А точнее после моей кончины. Например, случился пожар в этой комнате, и тело станет неопознаваемым.
Он резко вскинул голову, явно не ожидая услышать подобное.
— Если я соглашусь, — произнёс медленно, — и вы меня обманете…
— Если я вас обману, — перебила спокойно, — донесёте Горчакову, что я сбежала, и он начнёт на меня охоту, и тогда мне не жить.
Доктор смотрел на меня несколько долгих секунд.
— Вы всё продумали, Александра Николаевна, не так ли? — с толикой восхищения произнёс он наконец.
— А как же, Карл Иванович, на том и стоим.
— Хорошо, — решился Штейн.
— Дуняшу я заберу с собой, — добавила я.
— Ту, больную служанку? — удивился он. — Зачем она вам? Я хотел завтра выставить её за порог.
— Жаль мне девчонку, — ответила, слегка покривив душой. И тут я преследовала свои цели: Евдокия может стать благодарной помощницей, за спасение жизни она будет мне верна. Во всяком случае, я очень на это надеялась.
— Что же, как хотите, — равнодушно пожал плечами собеседник. — Пусть тогда пока отлёживается. Как всё будет готово, я вам сообщу. Труп бродяги надо ещё достать, а это непросто. И не быстро.
Дверь закрылась, лязгнул засов.
* * *
Штейн пришёл за мной далеко за полночь через четыре дня.
Доктор заблаговременно передал мне чужое платье мышиного цвета, знавшую лучшие времена шаль, истоптанные ботинки и… пятьдесят копеек.
В коридоре ждала Дуняша, едва державшаяся на ногах.
— Идти сможешь? — тихо спросила я.
— Смогу, барышня, — прошептала она и вцепилась в мою руку.
Штейн провёл нас через хозяйственный двор, мимо дровяного сарая и помойной ямы, от которой отвратительно несло кислятиной и гнилью, к низкой калитке в дальнем углу ограды. Щёлкнул замок и Карл Иванович придержал калитку, чтобы мы вышли.
Он не сказал ни слова, лишь многозначительно на меня посмотрел, после чего тихо запер за нами дверь.
Ночь выдалась промозглой. Ветер налетал с Невы порывами, швырял в лицо мелкую колючую морось, трепал подол платья. Над крышами, в разрывах низких туч, изредка проглядывала бледная, с мутным ореолом, похожая на фонарь сквозь запотевшее стекло, луна. Потом тучи смыкались снова, и город погружался в густую тьму. Улица была пустой. Где-то за углом процокали копыта и проскрипели колёса экипажа. Фонари горели через один. Тени от столбов и арок ложились длинными полосами поперёк тротуара, и в каждой тени мне чудилось движение.
Я взяла Дуняшу крепче под руку и повела её вдоль стены.
Идти было тяжело. Булыжник под ногами блестел от дождя, местами проваливался в выбоины, полные холодной жижи. Моя спутница спотыкалась, хваталась за меня, и я чувствовала сквозь ткань жар её кожи. Она молчала, только дышала часто и неровно.
— Потерпи, — шепнула я.
Мотя жила на Васильевском и мне предстояло пересечь почти весь город, чтобы до неё добраться.
По набережной тянулся горький запах угольного дыма. Нам навстречу начали попадаться редкие прохожие, такие же закутанные по самую маковку, молчаливые и куда-то спешащие. На Невском было светлее, здесь фонари горели плотнее, и в их жёлтом свете поблёскивали витрины закрытых магазинов, мокрые афишные тумбы с размокшими клочьями бумаги.
Пролётка стояла у тротуара, лошадь мотала головой и фыркала, выпуская пар. Кучер дремал на козлах, нахохлившись под дождём, как старый ворон.
Дуняша покачнулась.
— Барышня, — пробормотала она, — простите, кажется, я…
Я перехватила её прежде, чем она осела на тротуар. Прислонила к стене, потрогала лоб. Горячий.
— Стой здесь, я мигом.
Она кивнула и обессиленно прикрыла веки.
Я подошла к пролётке и ласково погладила лошадь по холке. Кучер встрепенулся, заморгал.
— Куда везти, барыня?
— Васильевский остров, — ответила я. — Шестая линия.
Он быстро и цепко оглядел меня с козел и, прищурившись, назвал цену:
— Сорок копеек.
Я не стала торговаться, достала монеты и показала их мужику.
— У меня больная, вон там, у стены. Довези без тряски.
Кучер покосился в сторону Дуняши, потом молча слез с козел и помог мне довести её до транспорта. Служанка почти не соображала: шла, куда вели. Мы устроили её на сиденье, я прижала её к себе, кучер молча бросил нам на колени тяжёлую рогожу, пропахшую конским потом и сырой соломой, залез обратно и понукнул лошадь.
Пролётка, скрипнув, тронулась с места.
Я откинулась назад и позволила себе закрыть глаза на несколько секунд. Стук колёс по булыжнику отдавался в висках. Дуняша обмякла рядом. Ветер бил в лицо, донося до нас запахи реки.
Город проносился мимо тёмными громадами домов, редкими огнями в окнах, мокрыми отражениями фонарей в лужах и наполнял меня… тихой радостью.
Вырвалась. У меня получилось!
Надо бы решить, что делать дальше, но мысли против воли скользили куда-то не туда и я просто расслабилась, отпустив ненадолго ситуацию. Будет новый день, вот тогда и стану решать проблемы.
Пролётка катила по Невскому, потом свернула к мосту, и я почувствовала, как холод с реки ударил в лицо с удвоенной силой. Река в темноте угадывалась внизу по вспыхивающим и гаснущим бликам на водной глади.
Дуняша задышала глубже, я придерживала её, стараясь, чтобы её не трясло на поворотах, и думала о том, чем сможет помочь ей Мотя? Если верить воспоминаниям, бывшая няня неплохо разбиралась в лекарственных растениях, и она вполне могла сварить какую-нибудь целебную настойку…
Покатили по Васильевскому мимо приземистых домов и тёмных подворотен. Кучер придержал лошадь, обернулся.
— Прибыли, барыня, шестая линия. Дом какой?
— Здесь, — ткнула я наугад и добавила: — Помогите мне.
Он недовольно крякнул, сплюнул, но слез и подошёл к нам. Вместе мы вытащили Дуняшу из экипажа. Девушка сделала несколько шагов и повисла на моей руке. Кучер поглядел на неё с жалостью и сомнением, потом на меня и, пожелав доброй ночи, спешно уехал.
Я огляделась.
Выбрала ближайший к нам дом и шагнула к воротам. Кто-нибудь ведь должен знать Степаниду, раз она тут живёт?
Постучала сначала не сильно, подождала немного, никто не отреагировал. Резко выдохнув, забарабанила сильнее. И вот до меня донеслись приближающиеся шаркающие шаги.
— Кто там ещё на ночь глядя? — каркнули мужским полным недовольства голосом.
— Мне нужна Матрёна Ильинична, или кума её, Степанида, вы знаете, где они живут? — громко спросила я.
— И кто ж вы им будете, голубушка?
— Воспитанница я Матрёны Ильиничны, Александра.
— Обожди-ка…
Мужчина так же шаркающее удалился, но тишина не продлилась долго, вскоре я услышала другие шаги, легче и быстрее. А через мгновение дверь распахнулась.
Мотя стояла на пороге со свечой в руке. Постаревшая, с глубокими морщинами у глаз, между бровей и в уголках рта, в накинутом на плечи платке. Она смотрела на меня долгую секунду, потом у неё задрожали губы.
— Сашенька… — выдохнула едва слышно. — Господи милостивый…
— Мотя, — сказала я и почувствовала, как вдруг перехватило горло. — Боже, как же я рада тебя видеть! — и не скажу, что это были остаточные эмоции Саши, изрядная доля принадлежала мне. Я, правда, искренне обрадовалась, увидев знакомое и дружелюбное лицо в этом неприветливом новом мире.

Глава 4

Мотя шагнула вперёд, обхватила меня свободной рукой, прижала к себе, от неё пахло хлебом и какими-то травами. У меня ещё сильнее перехватило горло, и мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не расплакаться в голос, как будто мне действительно двадцать лет, а не сорок пять.
— Мотя, — пробормотала я ей в плечо. — Всё хорошо, я выжила…
Она отстранилась, оглядела меня быстро, с ног до головы, как осматривают после драки: цела ли, не сломано ли чего.
— Худая-то какая, — прошептала она с болью. — Чисто тень. Господи, что они с тобой сделали…
— Всё потом, — мягко перебила я. — Мотя, Дуняше нужна твоя помощь, — сказала я и шагнула в сторону.
Служанка стояла, прислонившись плечом к мокрому забору, и едва держалась на ногах.
— Воспаление лёгких, ей срочно нужно в тепло и обильное питьё, — коротко объяснила я.
Няня не стала задавать вопросов, споро подхватила Дуняшу под локоть, мы пересекли небольшой дворик и поднялись по крылечку. Оказавшись в сенях, ненадолго задержались, скидывая обувь. Сени служили одновременно чуланом, на гвоздях висели тулуп и старый зипун, стояла кадушка с соленьями, с потолка свисали связки сушёных трав.
Из глубины дома появилась невысокая и упитанная женщина, преградившая нам путь. Она стояла и строго глядела на меня и Дуняшу.
— Степанида, это моя питомица, графиня Александра Оболенская, а это её спутница, Дуняша. Им обеим нужен временный кров, не откажи…
Хозяйка дома ещё немного помолчала, затем ответила:
— Ну, проходите, коль так. Места хватит, — после чего отступила, давая нам дорогу.
— Идёмте, — потянула нас Мотя за собой.
Дом у Степаниды состоял из трёх комнат.
Первая была самой большой и являлась одновременно и кухней, и столовой, и гостиной. Русская белёная печь с трещиной, заделанной глиной по боку, занимала добрую треть пространства. Перед печью орудовал кочергой, поднимая угли, сухонький старичок.
Вдоль стены тянулся стол с двумя лавками, крепкий, из тёмного дерева, потемневшего от времени. У противоположной стены стояло два дубовых сундука, окованных железными полосами, — широкие и основательные. На одном из них лежал скатанный в рулон матрасик. На поставце у окна теснилась посуда начиная от глиняных горшков, заканчивая двумя берёзовыми туесками. В красном углу, по диагонали от печи, на полочке стояла икона, перед ней теплилась лампадка. Увидев образа, я вдруг перекрестилась — тело само вспомнило привычный жест, совершив его прежде, чем я успела об этом подумать.
Полы были крашеные тёмной охрой, с брошенными на них домоткаными половиками.
Потолок низкий. Окна с наличниками маленькие, выходящие во двор.
Я усадила Дуняшу на лавку. Та привалилась к столу и закрыла глаза.
Мотя уже тащила из чулана тулуп.
— Фома Акимыч, воды поставь.
Старичок, не оборачиваясь, переставил горшок.
Дуняшу уложили на сундук, прежде раскатав тощий тюфяк, укрыли тулупом, подсунули под голову подушку. Она не сопротивлялась и, кажется, уснула раньше, чем её устроили поудобнее.
Мотя же всё суетилась: достала с поставца крынку, отсыпала трав, поставила горшочек на край печи. За всем этим она то и дело бросала на меня быстрые, полные тревоги взгляды, но молчала, понимая, что сейчас не время для расспросов.
Степанида тем временем собрала на стол без лишних слов и суеты. Большой горшок щей, от которого шёл такой умопомрачительный аромат, что у меня громко заурчал желудок, хлеб, нарезанный крупными ломтями, миска солёных огурцов, крынка с квасом.
— Садитесь, — обратилась к нам Степанида, ничего больше не добавив.
Мы сели, я и Мотя. Степанида примостилась с края лавки, налила квас в кружки. Старик тихо ушёл куда-то в другую комнату.
Я ела и поначалу думала только об одном, что нельзя слишком торопиться, иначе недолго подавиться, хотя тело требовало поглотить всё сразу, немедленно! Щи были жирные, с кислой капустой, с мозговой косточкой, разваренной до мягкости. Ржаной, плотный, хлеб отдавал приятной кислинкой. Благодаря горячей еде, меня чуть попустило, напряжение, которое последние дни жило где-то между лопатками и не давало выпрямиться до конца, отступило.
Мотя не лезла с вопросами, Степанида молча подливала квас.
Когда я отложила ложку, они обе посмотрели на меня: одна с открытой тревогой, другая с тем невозмутимым вниманием, что встречается у людей, привыкших видеть разное и не удивляться.
— Мотя, — начала я, вздохнув. — Степанида Кузьминична. Вы, полагаю, ждёте объяснений.
Степанида сложила руки на столе, Мотя замерла, вся превратившись в слух.
— Я умерла, — огорошив обеих женщин, позволила себе лёгкую улыбку. — И скоро об этом будут судачить на каждом углу. После сегодняшней ночи графиня Александра Оболенская перестанет существовать. До поры до времени… И никто, слышите, никто не должен знать, что это не так. Ни соседи, ни родня, ни тем более кто-либо, связанный с моим дядюшкой.
В воцарившейся тишине, звук треснувшего в печи полена вышел особенно громким. Мотя вздрогнула от неожиданности.
Няня медленно перекрестилась. Её кума смотрела на меня, впервые проявив яркие эмоции — сильно округлив глаза.
— И до какой поры? — шепнула Степанида.
— Так долго, пока я не буду готова, — отчеканила я.
Мотя накрыла мою руку своей ладонью и сжала, тем самым выразив мне свою безграничную поддержку.
— Насколько я могу доверять Фоме Акимычу? — и серьёзно посмотрела на Степаниду.
— Как себе, — не колеблясь ответила та.
— Позови его, чтобы поклялся.
Женщина кивнула и вышла, вскоре вернувшись с Фомой.
— Барышня зарок взять хочет, — тихо, с нажимом сказала ему Степанида.
Старик лишь тяжело выдохнул, будто на плечи ему положили мешок с овсом, и крупными узловатыми пальцами расстегнул медную пуговицу у ворота косоворотки. Запустил руку за пазуху и выудил массивный крест на засаленном гайтане.
— Дело, стало быть, такое, — начал он хриплым голосом, глядя не на нас, а в красный угол, где за лампадкой темнели образа. — Слов мудрёных я не разумею, а перед Господом ответ держать — это мне знакомо.
Широко с отмашкой перекрестился и, притянув крест к самым губам, приложился к нему с коротким стуком зубов о металл.
— Крест целую, — твёрдо произнёс он, глядя теперь прямо на меня. — Пока дышу, не выдам. А как умру, так с меня и взятки гладки, там уже Судия другой.
Спрятал крест обратно, аккуратно застегнул пуговицу. Для него вопрос был закрыт — договор скреплён печатью, которую самому дьяволу не взломать. И степенно поклонился, без подобострастия, уважительно.
Помолчали, затем за ним повторили обе женщины.
— Христом Богом клянёмся. Не выдадим.
Я смотрела на них троих. И сердце заливала тихая благодарность. Я точно знала, не предадут.
— Спасибо, — негромко выдохнула я.
* * *
Закончив с клятвами, Степанида снова вышла, чтобы вскоре вернуться с каким-то кафтаном и небольшой коробкой, села за стол и принялась шить.
— Жар сильный, — Мотя уже хлопотала подле Дуняши, провела ладонью по её лбу и нахмурилась. — Надо ей крепко пропотеть.
Горшочек с отваром был снят с края печи, и сейчас Мотя принялась процеживать лекарство через тряпицу в кружку.
— Тут липа, мать-и-мачеха и шиповник, — зачем-то сказала мне няня, после чего с трудом разбудила Дуняшу, та открыла мутные глаза, явно не понимая, где находится.
— Пей, — велела Мотя и приподняла ей голову.
Девушка послушно с трудом пила, морщась и плотно зажмурившись.
Затем Мотя принесла баночку с гусиным жиром и растёрла Дуняше грудь и спину, укрыла сверху тёплой фланелью и снова плотно завернула в тулуп.
— Поможет? — негромко спросила я, внимательно следя за её действиями.
— Хуже не будет, — отозвалась няня. — Ей надо пропотеть хорошенько. К утру посмотрим.
Я с сомнением на неё покосилась, потеть при пневмонии? Точно нельзя, но ничего не сказала. У Саши не было таких знаний, и пока не стоило пугать няню столь значительными переменами в любимой воспитаннице. Всё должно произойти постепенно… Когда Мотя уснёт, уберу тулуп с Дуняши.
— Степанида Кузьминична, — окликнула я женщину.
Она тут же на меня посмотрела.
— Порошок с салицилом достать можно?
Она помолчала, обдумывая.
— В аптеке, только это дорого.
— Я завтра с утра схожу на Восьмую линию, — подхватила Мотя, — куплю.
— Денег у меня пока нет, но я верну очень скоро, — постаралась говорить уверенно, на что собеседница лишь улыбнулась:
— Хорошо, — и вернулась к Дуняше, закончив с ней, подошла ко мне. Оглядела с ног до головы и, сев рядом, приказала:
— Открой рот.
Я послушно открыла.
— Горло красное, — констатировала она. — И сипишь сильно. Говоришь, как из-под земли.
— Пройдёт.
— Пройдёт, — согласилась Мотя и налила из того же горшочка вторую кружку. — Пей.
Одновременно горчило и было сладко благодаря мёду, я пила мелкими глотками и чувствовала, как жжение в горле немного отступает.
— Плечи расправь, — велела Мотя, пока я пила. Сама встала за спиной, положила руки на плечи и надавила привычно. — Вот так… Дышать легче стало?
— Да…
— Нынче ночью за тобой тоже буду следить, — объявила она.
Степанида отложила шитьё, встала и без лишних слов начала стелить на широком сундуке у стены. Вытащила из-под него сложенный тюфяк потолще первого, бросила поверх деревянной крышки, разгладила ладонью. Поверх тюфяка легло тяжёлое одеяло, набитое овечьей шерстью. Вместо подушки свернула старый полушубок и пристроила его в изголовье.
— Ложись, — кивнула мне.
Я не возражала.
Мотя задула лампу на столе, оставив только образную лампадку, та горела ровно, едва мерцая, бросая на стену маленький рыжеватый кружок. Я легла и натянула одеяло до подбородка. Тюфяк практически не смягчал твёрдость ложа, но это было совершенно неважно. Пахло овчиной и едва уловимо полынью, и это тоже сейчас меня совсем не напрягало.
Мотя тихо ходила по комнате, поправляла тулуп на Дуняше, шептала что-то — не то молитву, не то просто себе под нос. Степанида ушла в соседнюю комнату, где скрипнула кровать.
За окном утробно гудел ветер. Стекло подрагивало в рассохшейся раме.
Няня опустилась на стул у Дуняшиного сундука, поправила ей подушку и затихла. Я закрыла глаза, и последнее, что успела подумать, было что-то про сейф на Литейном и код: четырнадцатое марта девяносто… но мысль не додумалась, растворилась, а я провалилась в сон раньше, чем успела за неё ухватиться.
* * *
Няня засобиралась на рынок рано, ещё до того, как в окнах показались полупрозрачные рассветные лучи. Я проснулась от её неторопливых сборов и следила за женщиной из-под полуприкрытых век, размышляя.
Очень скоро состоятся мои похороны, и я буду мертва по документам. И тогда снять комнату станет затруднительно, домовая книга требует паспорт. Наняться куда-либо не получится по той же причине. Купить что-то значимое или войти в любое присутственное место, значит, рисковать быть узнанной. Стоит кому-то из знакомых Горчакова увидеть моё лицо и сообщить ему, и вся конструкция рассыплется.
Но это ещё полбеды.
Диагноз никто не снял. Вот где настоящая проблема. Я не просто Александра Оболенская без бумаг, я Александра Оболенская с официальным освидетельствованием о нервическом расстройстве, подписанным двумя докторами. Стоит мне появиться где угодно и назвать своё имя, Горчаков скажет одно: беглая душевнобольная, уцелела при пожаре и в помрачении ума бродит по городу. А возможно, добавит кое-что похуже: что пожар устроила она сама, что бежала намеренно, тем и опасна. Эту его версию подкрепят бумаги, показания Штейна. Кому поверит чиновник или судья: уважаемому врачу или двадцатилетней девице с историей болезни?
Ответ очевиден, и он мне не нравился.
Значит, просто явиться и заявить о себе не выйдет. Во всяком случае нельзя этого делать именно сейчас.
В голове вырисовывался план действий: первое — мне нужны новые документы, второе — деньги. Много денег. На то, что у меня останется после сделки с доктором, а это две тысячи рублей, я смогу снять небольшое помещение, купить оборудование, открыть что-то скромное, например, чертёжное бюро, начать брать заказы и зарабатывать. Третье мне жизненно необходимо снять диагноз, обратившись к светилу науки, к человеку с весом и безупречной репутацией, которую Горчаков купить не сможет. Поискать специалиста в Москве? Или вовсе обратиться к иностранцам? Если честно, без разницы, лишь бы его имя было достаточно громким, чтобы перевесить Штейна и Фрезе.
Я потёрла занывшие виски, в горле стрельнуло.
— Сначала деньги, Штейн, затем документы, — просипела я наконец и встала со своей неудобной лежанки. Накинула на плечи шаль и вышла во двор, ретирадник нашёлся в дальнем углу за поленницей. Вернувшись, умылась над тазом из кувшина с ледяной водой, фыркнула от неожиданного холода и окончательно проснулась.
Дуняше к утру стало немного лучше, дыхание выровнялось, но жар, увы, не спал.
Я села за стол, передо мной поставили кружку горячего чая и тарелку с кашей.
Ела медленно и смотрела в окно, за невысоким забором была видна часть улицы. Деревянные дома здесь перемежались каменными, в два-три этажа, потемневшие от сырости, с подворотнями и палисадниками за деревянными заборами. Мостовая была мощёной, с колеями и выбоинами, заполненными вчерашней дождевой водой. По другой стороне улицы тянулся забор какого-то склада, за ним угадывались крыши сараев.
Прохожих было мало. Мужичок с метлой сгребал мусор у соседних ворот. Прошла баба с коромыслом, поставила вёдра на землю, перехватила поудобнее. Проехала телега, нагруженная досками, лошадь шла медленно, пофыркивая паром.
Обычное утро, которое сейчас казалось мне самым чудесным на свете.
Степанида поставила на стол хлеб и крынку с молоком, устроилась напротив. Старик тоже сел, приступил к завтраку.
Мотя вернулась, когда печь уже вовсю гудела. Вошла в сени, поставила корзину, долго снимала намокший платок.
— На Выборгской сказывают, — начала наконец она, — пожар был ночью. В лечебнице у Штейна-то… Две комнаты дотла выгорели, вместе с жильцами.
Степанида у печи замерла. Ухват так и остался в поднятой руке.
Я поставила кружку на стол.
— Вот и умерла графиня Оболенская.
Огонь в печи уютно потрескивал, а мне хотелось по-дурацки улыбнуться и вообще рассмеяться: Штейн выполнил свою часть сделки!
Няня прошла к столу, опустилась на лавку и уставилась в столешницу. Потом подняла глаза на меня.
— Сашенька… как же теперь?
Я не ответила сразу. Посмотрела в окно, по дороге мимо дома брёл какой-то мужик с мешком на плече, и думала о том, что теперь у меня есть время. Горчаков будет убеждён, что племянница сгорела. Значит, искать не станет.
Сколько у меня этого времени неизвестно, но всяко больше, чем было ещё вчера утром.
Я отпила чай и поймала своё отражение в тёмном стекле. Жгучая брюнетка с серыми глазами. Узнаваемая, даже слишком.
Вот это надо менять в первую очередь.
Перекись водорода в петербургских аптеках уже продавалась, я знала это совершенно точно из какого-то читанного мимоходом текста про историю косметологии: осветление волос перекисью практиковали уже в конце девятнадцатого, сначала в парикмахерских, потом и дома. Жгучую брюнетку за один раз не сделаешь блондинкой, волосы уйдут в рыжину, в тёмный мёд. Но тёмный мёд — это уже не жгучая брюнетка…
Другой цвет волос и иная одежда, и от Александры Оболенской мало что останется. Просто молодая женщина из множества.
Я отвернулась от окна к няне:
— Мотя, скажи, здесь в округе есть парикмахерская?
Она растерянно моргнула, вопрос явно был не тот, которого она ждала.
— Есть, на Седьмой линии. А тебе зачем?
— Хочу перекраситься. В аптеке продают перекись водорода, ею осветлю волосы. Не в белый, но из чёрного уйти можно.
Степанида обернулась от печи:
— В рыжую выйдешь, — коротко заметила она.
— Пусть так, всё лучше, чем сейчас.
Хозяйка дома согласно кивнула, и вернулась к своему занятию.
Мотя поджала губы, но спорить не стала. Она уже поняла, что прежняя Сашенька, которую она нянчила, кормила с ложки и укладывала спать со сказками, выросла в ту, которой сказки давно не нужны. И это её одновременно пугало и, кажется, чуть успокаивало.
— Что же они с тобой сотворили, девочка моя, что ты столь переменилась?
— Пытали, Мотя, убивали меня четыре месяца… Да не вышло, как видишь, и они поплатятся за свои изуверства, даю слово, — хищно оскалилась я, заставив няню вздрогнуть. — Порошок купила для Дуняши? — сменила тему я.
— Да-да, — тут же подскочила она, — сейчас разведу и дам бедняжке.
— Степанида, бумага найдётся? И чернила? — спросила у женщины, пока няня суетилась над больной.
— Найдётся, погодь, принесу.
Я молча кивнула.
Нужно написать письмо, благодаря которому Штейн не станет меня сдавать. Я предполагала, как мыслит доктор: он выждет эти три дня, чтобы получить от меня обещанную сумму, а потом пойдёт к Горчакову, чтобы что? Чтобы сказать, что у него есть информация о Сашеньке. Князь начнёт поиски сбежавшей племянницы и убьёт её. Моя смерть, увы, выгодна и Штейну.
Мысли перескочили на другое: как теперь быть с возвратом контроля над имуществом? Как быстро вступит дядя в наследство?
Александра не оставила завещания, она «умерла» внезапно. Значит, наследование идёт по закону. Прямых наследников нет. Кроме Горчакова двоюродного дяди по материнской линии, у неё ещё есть такой же дядя, но по линии отца, живущий в Иркутске. Он может приехать и тоже заявить права на имущество Саши.
В любом случае я точно не знала, успеет ли Горчаков вывести средства до появления Михаила…
Сашу всю жизнь, как единственного ребёнка, оберегали от бед, она жила в мире, где нет проблем. Девушка мало интересовалась друзьями отца, его работой и деловыми связями. Я пыталась собрать из обрывков её воспоминаний хоть что-то полезное, но получалось откровенно плохо. И вставал закономерный вопрос, а насколько этим людям можно доверять? Рисковать наугад означало потерять всё.
Но одно имя, так же всплывшее в памяти, внушало надежду, отец всегда говорил об Илье Петровиче Громове с непередаваемым уважением. Мне нужен юрист, и Громов подходил идеально.
* * *
Милостивому Государю Господину Редактору «Петербургскаго Листка».
ЗАЯВЛЕНIЕ
Я, графиня Александра Николаевна Оболенская, сим извѣщаю, что съ [число] мая сего года противу воли моей содержалась въ частномъ заведеніи доктора К. И. Штейна. Помѣщена я была туда по воле моего попечителя, князя Горчакова, единственно съ цѣлью корыстною, ради удержанія контроля надъ моимъ родовымъ имуществомъ.
Свидѣтельствую, что діагнозъ «нервическая горячка» есть ложь и злонамѣренный сговоръ. Докторъ Штейнъ, по предварительному соглашенію съ княземъ, подвергалъ меня истязаніямъ, именуемымъ «леченіемъ»: ледянымъ ваннамъ и лишенію разсудка посредствомъ сомнительныхъ снадобій.
Настоящимъ подтверждаю, что сего числа мною лично передана доктору Штейну сумма въ одну тысячу рублей за содѣйствіе моему удаленію изъ стѣнъ лечебницы.
Если сіе письмо попадетъ въ Ваши руки, значитъ, меня болѣе нѣтъ въ живыхъ, либо я вновь лишена свободы. Въ моей смерти прошу винить князя А. Д. Горчакова и доктора К. И. Штейна, ставшаго его платнымъ пособникомъ.
Графиня Александра Оболенская
[Дата]
* * *
Я перечитала написанное и невольно усмехнулась, откуда это всё взялось: «сим извѣщаю», «противу воли моей», твёрдые знаки в конце слов? Память тела, иного объяснения я не видела.
Что же, осталось добыть деньги отца и заняться вопросом легализации.

Глава 5

После обеда Степанида сходила за перекисью. Вернулась с двумя аптекарскими бутылочками с плотной пробкой. По обыкновению молча поставила на стол. Я вскрыла флакон и понюхала, тут же сморщившись, запах был не из приятных.
Мотя наблюдала за мной с нескрываемым любопытством.
— Волосы тебе не жаль?
— Жаль, — вздохнула я, — но делать нечего. Хоть такая, но маскировка.
Кроме перекиси, Степанида принесла ещё три плоских жестяных баночки с красками для театрального грима: светло-телесный, коричневый и серый; один бумажный пакетик с рисовой пудрой и маленький стеклянный флакон с бурой смолистой мастикой и тёмно-каштановые, из натурального волоса, коротко подстриженные накладные усы в папиросной бумаге.
Мотя повздыхала, но сходила в сени и притащила старый жестяной таз, тряпьё, которое не жалко, затем встала у порога с видом сильно осуждающего меня человека. Дуняше, к моей радости, после жаропонижающего стало значительно лучше, она даже бульон куриный выпила, а это уже хороший знак. Фома Акимович ушёл куда-то с час назад и ещё не вернулся.
Я расплела криво обрезанные волосы, интересно, кто так «расстарался»? Расчесала гребнем, намочила прядь из кувшина, отжала. Потом аккуратно, стараясь не расплескать, начала наносить перекись, прядь за прядью, от корней к концам. Работа была монотонной, руки скоро начали ныть от непривычного положения. Запах бил в нос, Мотя молчала, не пытаясь мне помочь.
— Пахнет неприятно, — проворчала она.
— Ничего, потерплю.
— Скажи ещё, что невредно.
— Не смертельно, — поправила я, не сдержав улыбки.
Степанида тихо хмыкнула, сидя за столом и что-то штопая. Закутав голову тряпкой, принялась ждать. Надо выдержать хотя бы полчаса, потом смыть, при необходимости повторить. Дуняша что-то пробормотала во сне и замолчала. Мотя, так и не отойдя от окна, сказала в темноту за стеклом:
— Какая была коса у тебя в детстве, до пояса. Маменька твоя так гордилась… царствие ей небесное.
Я не ответила, мне просто нечего было ей сказать.
Когда смывала в тазу, вода пошла тёмная, закончив, обернулась к женщинам:
— Ну как?
— В рыжую ушла, — покивала Степанида. — Но надо бы повторить, чтобы ярче стало.
— Хорошо, — поняла я и потянулась за второй бутылочкой.
Горло отчего-то саднило всё сильнее, в висках стучало от запаха перекиси и от усталости, и я была вполне готова лечь прямо здесь, недоделав дела с покраской, но приходилось терпеть, время поджимало, Штейн не будет ждать дольше оговорённого срока.
Волосы высохли к ночи, а поутру я разглядывала в тусклом зеркале над умывальником незнакомую женщину с рыжей, слегка неровной, местами светлее, местами темнее копной волос. Осталось нанести макияж, и меня будет не узнать.
Увы, горлу лучше не стало, оно разболелось ещё сильнее. Я старалась не глотать без нужды и не разговаривать. Степанида поставила передо мной кружку с отваром Моти, я взяла её и выпила мелкими глотками, пока слёзы не выступили сами собой от жжения. Вместе с настойкой мне выдали порошок с салицином, завёрнутый в клочок бумаги.
— И не думай никуда идти, — добавила она без предисловий. — Неделю хоть полежи.
— Мне нужно послезавтра отдать деньги Штейну, время против меня.
— Охохонюшки, — расстроенно вздохнула няня.
— Иначе он пойдёт к Горчакову и тот начнёт на меня охоту. А я жить хочу, и вернуть своё.
Степанида вошла из сеней, вытирая руки о передник.
— Степанида Кузьминична, — позвала я. — Есть ли у вас что-то из мужской одежды? Что на мне мешком висеть не будет? Или спросить у соседей?
Она помолчала, раздумывая, после печально вздохнула и ушла к себе в комнатку.
— Вот это вещи моего сына, — вернувшись к нам, женщина положила на стол стопку одежды: суконные брюки, рубашка, старый картуз, довольно поношенный, но крепкий пиджак неопределённого серо-коричневого цвета. — А зачем тебе?
— Нужно войти в один дом так, чтобы меня никто не узнал, к тому же в платке и дешёвом платье меня могут туда и не пустить. В мужской одежде всё же шанс повыше будет.
— Понятно. Тихон тощий был, да в плечах узок, тебе почти впору будет его одёжа, — прокомментировала Степанида.
Я благодарно ей кивнула. Позже Мотя рассказала мне про Тихона. Умер десять лет назад от горячки. Степанида тогда слегла следом, выходили еле-еле, Мотя была его крёстной, и тоже сильно горевала по нему.
Туго обмотав грудь, принялась переодеваться. Брюки пришлось подвернуть на два пальца, пиджак оказался в самый раз. Скрутила волосы в узел, закрепила шпильками повыше. Села перед зеркалом. Что же, краситься я всегда умела и любила. Пора стать бледной молью. Открыла баночку с телесным гримом, растёрла пальцами, масса размягчилась быстро и легла на кожу ровно и плотно. Скулы исчезли, лицо стало плоским и невыразительным, как загрунтованный холст.
Настал черёд коричневого, мизинцем, очень аккуратно, прошлась по верхнему веку, создавая тень, будто мои глаза глубоко посажены, растушевала пальцем. Отодвинулась от зеркала, чтобы проверить, какой эффект будет на расстоянии. Глаза ушли вглубь и потускнели. Просто прекрасно! Серым прошлась по впадинам под скулами, тронула виски.
Взяла пудру и легко прошлась ей, закрепляя грим, чтобы не было лишнего блеска. Настал черёд мастики, нанесла тонкую полоску над губой, подождала и приложила усы, прижала на несколько секунд. Подёргала верхней губой, чтобы убедиться, что никуда ничего не свалится, встала, сделала шаг от стола и оценивающе глянула в зеркало ещё раз.
Бледная моль смотрела на меня из отражения: молодой человек лет двадцати пяти с тёмными усиками и усталыми глазами. Надела картуз и повернулась к замершим женщинам:
— Ну как? — спросила я, чуть ссутулившись, голос хрипел так, что и притворяться не надо.
Мотя охнула, попятилась и торопливо перекрестилась:
— Свят, свят… Александра Николавна, даже я не признала бы тебя, ей-богу, не признала.
Степанида согласно кивнула и слегка улыбнулась, тут же став чуточку другой, показав мне, что за маской необщительной вдовы скрывается кто-то добрый и ласковый.
— Я с тобой пойду, — вдруг заявила она, сильно меня удивив, я вопросительно вскинула брови:
— Зачем? Это может быть опасно.
— Расскажи толком, что замыслила, — вместо ответа попросила она. Я пожала плечами и рассказала.
— Ясно, — покивала кума Моти, — тогда я тебе точно подсоблю. Займу управляющего разговором, пока он будет со мной, ты поднимешься в кабинет отца, под видом, что надобно в уборную. Сделаешь что нужно, вернёшься ко мне.
Я задумчиво посмотрела на неё: а ведь прекрасный вариант! Куда лучше моего.
— А давай я пойду, — вызвалась Мотя.
— Нет, сиди. Я тебя знаю, ляпнешь ещё чего лишнего. — сказала как отрезала Степанида, — коли к вечеру не придём, ты знаешь, что делать.
— Ох, Боженька, помоги… — выдохнула няня и не стала возражать, вместо этого подошла ко мне и поправила картуз, потянув поля вниз и набок. Отступила, оценивающе посмотрела.
— Горло смажь жиром перед выходом, — велела она. — И говори поменьше.
— Буду молчать как рыба.
За окном мочил брусчатку мелкий октябрьский дождь. Небо висело серым плотным войлоком. Хорошая погода для человека, который хочет остаться незамеченным. Мотя выдала мне свой зонт, и вот мы с одетой в выходное платье Степанидой Кузьминичной покинули дом. До остановки конки шли молча. Я, специально сутулясь, шагала чуть позади Степаниды и держала зонт над нами обеими.
Двухэтажный, тёмно-жёлтый вагон, с впряжёнными в него лошадьми подошёл через несколько минут. Степанида полезла внутрь, я следом. Мастеровые покосились на нас и тут же потеряли интерес. Конка, громыхая, тронулась.
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Степанида сунула кондуктору монеты за проезд. Внутри было тесно, сильно пахло табаком. Наконец-то сели, напротив нас дремал мужик в местами облезлой лисьей шубе, рядом с ним клевала носом старуха с корзиной. За мутным окном тянулись линии Васильевского: доходные дома, мелочные лавки… Всё серое и мокрое.
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Конка замедлилась на Николаевском мосту, по Неве вверх по течению, низко сидя в воде, тянулась баржа. На другом берегу вагон снова загромыхал веселее, покатил по Конногвардейскому бульвару. Пришла пора выходить, и я тронула Степаниду за рукав.
До Литейного осталось минут пятнадцать пешком.
* * *
Степанида вошла в парадную первой, я прошмыгнула следом, всё так же держась позади колоритной фигуры спутницы.
В парадной пахло известью и булками, пол был каменный, лестница уходила вверх широким маршем, перила чугунные с простым рисунком. Слева от нас была дверь конторы, за толстым стеклом смутно угадывалась фигура, сидевшая за столом.
Моя помощница прошла вперёд и толкнула дверь конторы, прежде изучив табличку на ней.
За столом сидел пожилой мужчина с аккуратно подстриженными баками, в тёмном сюртуке. Он поднял голову от своих бумаг и вопросительно на нас посмотрел.
— Доброго дня. Чем могу служить?
— День добрый. Захар Никифорович? — напористо спросила Степанида. — Мне сказали, у вас есть свободные комнаты? Хотела бы поговорить насчёт аренды.
Управляющий тут же выпрямился, улыбнулся:
— Присаживайтесь. Какие у вас требования?
Степанида подошла к столу, села на край стула и завела обстоятельную беседу. Минуты через две, я вступила в игру:
— Тётушка, что-то живот скрутило… Захар Никифорович, можно мне в ватерклозет? — просипела я больным горлом.
Он поморщился, но, покосившись на перспективную клиентку, всё же согласно кивнул:
— Второй этаж, в конце коридора направо.
— Благодарствую…
Дверь конторы закрылась за мной. За стеклом Степанида продолжала что-то спрашивать про окна и отопление, я же лихо взбежала по лестнице на второй этаж. Запасной ключ был, к моему великому облегчению, на месте. Он лежал в небольшом выступе над дверным наличником, справа. Пришлось встать на цыпочки, чтобы достать.
Тихо скрипнула дверь, и я вошла в помещение.
Комната была большой, с двумя окнами на проспект, с высоким потолком. По стенам развешаны чертежи, прикреплённые кнопками, карта железных дорог, исчерченная карандашными пометками. У окна стоял массивный с откидной крышкой письменный стол.
Тут и там на полу валялись пустые коробки, и вообще всё пространство выглядело разворошённым, будто кто-то рылся в вещах, при это стараясь быть аккуратным.
Горчаков или его подручный уже побывал здесь.
Губы сами собой изогнулись в ехидной усмешке: сейф они при всём желании вытащить из кабинета не смогли бы, тот был намертво вмурован в стену. И вскрыть тоже непросто, мороки много.
Я прошла вдоль стены, рассматривая чертежи. Отец Александры был прекрасным инженером, линии твёрдые и чистые, размерные цепочки без единой помарки.
На узкой полке между окнами стоял небольшой фотографический портрет в деревянной рамке. Я взяла его в руки, чтобы рассмотреть детали.
Мужчина в рабочей куртке замер подле паровоза в горделивой позе, опираясь локтём о борт котла. Лицо с полоской сажи на щеке, с широкой и счастливой улыбкой. Николай Оболенский проходил практику помощником машиниста во время учёбы и часто рассказывал дочери, какие интересные и весёлые были те времена.
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Я моргнула, и слеза сорвалась с ресниц. Саша очень любила папу, и сейчас её боль стала моей собственной. Стараясь совсем уж не расклеиться, посмотрела в окно, чтобы выровнять дыхание, слёзы попортят макияж, нельзя… нельзя… Осторожно промокнув щёки рукавом пиджака, поставила портрет на место и повернулась к сейфу с круглым барашком замка.
Картина с пейзажем в тяжёлой раме, раньше его прикрывавшая, стояла на полу, прислонённой к ножке стула, м-да, даже не потрудились повесить её обратно.
Подошла к сейфу, вмурованному в стену заподлицо.
Набрала четыре цифры.
Тихий щелчок был мне ответом. Затаив дыхание, потянула дверцу на себя.
На нижней полке лежала пачка кредитных билетов, перетянутая бечёвкой. Внушительных размеров листы, почти вдвое больше ладони, желтели плотной бумагой и переливались знаменитой радужной сеткой от розового до светло-голубого. На просвет в овальном окне проступил строгий профиль императрицы Екатерины II. Рядом выстроились аккуратные столбики серебряных полтинников. На верхней полке нашлись четыре плотных запечатанных конверта и тонкая тетрадь в клеёнчатом переплёте.
Скинув с плеч мешок, принялась всё это добро закидывать в его нутро.
Закончила быстро, закрыла сейф.
Портрет отца тоже забрала, прежде завернув его в чертёжный лист. Затем тихо покинула кабинет, заперла дверь, в этот раз ключ положила себе в карман, мало ли, пусть будет при мне.
Добежав до лестницы, притормозила, отдышалась, и принялась не спеша спускаться, словно действительно шла из уборной.
Едва не насвистывая от переполнявшей радости, чуть не пропустила тихие шаги снизу, кто-то поднимался мне навстречу. Я шустро прижалась к правой стороне, уступая дорогу, опустила голову, поправила картуз. Вот со мной поравнялся мужчина, с зажатой под мышкой кожаной папкой. В памяти всплыл образ… И я узнала этого человека. Дмитрий Рыбаков, помощник Горчакова, он всегда ходил вот с этой папкой, подобострастно улыбался князю и, с плохо скрываемой похотью, глядел на Сашу.
Я почувствовала, как Дмитрий скользнул по мне взглядом, задержался, всё внутри меня на долю секунды обмерло, дыхание сбилось… Тук… тук… тук… и продолжил подниматься.
На негнущихся ногах дойдя до нижней площадки, остановилась и обессиленно прижалась спиной к стене, закрыла глаза. Сверху шаги всё удалялись, скрипнули петли, хлопнула дверь.
Медленно выдохнув, пошла дальше, стараясь унять непонятно откуда возникший тремор в кончиках пальцев. Заглянула в контору. Степанида Кузьминична всё ещё сидела напротив управляющего, тот что-то объяснял ей про печное отопление. Я встала у дверного косяка, мол, тётушка, долго вы ещё? Женщина всё правильно поняла, но торопиться закруглить беседу и не подумала:
— Прошка, подь в коридоре обожди, не видишь, важное обсуждаем.
Я пожала плечами как можно беззаботнее и пошла туда, куда послали. Ждать Степаниду сильно долго не пришлось, минут через десять дверь конторы снова открылась и из неё шагнула кума.
— Захар Никифорович, мне нужно подумать до завтра, — при этом говорила она.
— Да-да, буду ждать вашего решения, рад был знакомству, — услышала я ответ управляющего.
Ещё минута и вот тяжёлая дверь парадной с негромким хлопком закрылась за нами, холодный воздух Литейного ударил в лицо, дождь закончился и пахло непередаваемой свежестью. Напряжение медленно отпустило.
Ускорились и зашагали в сторону Невского. Я машинально поправила лямку тяжёлого заплечного мешка.
— Получилось, — шепнула Степаниде, которая довольно кивнула в ответ.
На Невском я полезла наверх, кума Моти покосилась на меня и промолчала.
С империала Невский был другим, отсюда, сверху линия фасадов один за другим выстроилась во всю длину: Гостиный двор с его бесконечной аркадой, строгий куб Публичной библиотеки на углу Садовой, дальше купол Казанского собора, тёмный на фоне серого неба, колоннада в два ряда охватывала площадь полукругом.
Конка свернула на Конногвардейский бульвар. По обе стороны потянулись аллеи с облетевшими липами. Слева длинный фасад Конногвардейских казарм, строгий классицизм, ни одного лишнего украшения. Справа открылась Исаакиевская площадь, и собор навис над ней всей своей внушающей трепет громадой.
Надвинув картуз пониже, подняла воротник повыше, горло резало всё сильнее, при каждом сглатывании морщилась от боли.
Добрались до дома к обеду. Мотя встретила нас в сенях, молча отступила, пропуская внутрь, и только потом с непередаваемым облегчением выдохнула. Я скинула сапоги, прошла в комнату. Дуняша спала, выглядела куда лучше, чем два дня назад. Фома Акимович сидел в углу, чинил что-то, поднял голову и кивнул нам обеим. Степанида сняла платок и повесила его на крюк, после чего со словами:
— Надо бы курицу в горшке к ужину поставить, — пошла к себе, чтобы переодеться.
Я же, сбросив пиджак и картуз на скамейку, опустила мешок на стол, развязала горловину, вынула всё по одному и разложила перед собой.
Первым делом занялась деньгами: тридцать листов кредитных билетов. Три тысячи рублей. К ним тяжёлые серебряные полтинники. Четыре конверта, каждый запечатанный сургучом, без всяких надписей. И тетрадь в клеёнчатом переплёте.
Устроившись за столом, первым делом раскрыла именно её. Листы были исписаны убористым почерком, с аккуратными сносками на полях. Столбцы с числами, датами, комментариями и именами. Сверху первой страницы одна строчка была подчёркнута дважды: «Расхождения по управлению. С марта 1891».
Мотя подошла неслышно, встала рядом, заглянула в тетрадку.
— Почерк твоего батюшки, Николая Александровича, светлая ему память, — заметила она тихо.
— Да, его, — кивнула я, подняла руку и резко оторвала надоевшие и щекотавшие усы. — Мотя, мне нужен шустрый паренёк, такой, которому можно доверять, чтобы доставил записку Штейну.
— Есть такой, когда позвать?
— Через пару часов, хочу немного отдохнуть, — просипела я.
Голова болела нещадно, и я, убрав добытое богатство назад в мешок, перебралась на свой сундук. Сама не заметила, как забылась тяжёлым, беспокойным сном.

Глава 6

Мотя разбудила меня через два часа, но сил встать и черкнуть записку Штейну у меня не нашлось. Я с трудом отрицательно качнула головой и снова сомкнула горящие огнём веки. Слабость была запредельной, как и жар. По ощущениям все сорок, я помнила это состояние по гнойной ангине, которой однажды болела.
В итоге проспала до самого вечера. Проснулась от жуткой жажды, попросила пить и надо мной тут же возникло полное тревоги доброе лицо няни.
Мотя зашуршала рядом, что-то приговаривая и втирая какую-то мазь то в шею и грудь, то в ноги.
С трудом выпив жаропонижающее, откинулась на подушку. Пытаясь снова уснуть, подумала о том, что мир всё же не мой, а некая параллельная реальность. Для начала не все здания шли в том порядке, в каком они должны быть, затем моя фамилия. Оболенские ведь князья, а я графиня… Высока вероятность, что просто однофамильцы, получившие графский титул по именному пожалованию за заслуги.
Жаль только, что в этом мире нет магии… эта мысль заставила губы дрогнуть в улыбке…
Разбудили меня часы, тихо пробившие десять ударов где-то в глубине дома. Я полежала ещё минуту, прислушиваясь к себе. Жар спал, но голова всё равно была тяжёлой и горло саднило, и где-то в груди затаился сухой кашель, готовый вырваться при первом же глубоком вдохе. Ладно, жить можно.
Осторожно сев, дождалась, пока мир перестанет покачиваться, и встала. Мотя помогла тепло одеться и вместе со мной, как с маленькой, вышла во двор. Сделав свои дела, вернулась в дом и подошла к умывальнику. Посмотрела в зеркало, где отразилось бледное лицо с тёмными кругами под глазами и полосками краски для грима, видно, няня пыталась его оттереть, пока я спала, да не особо получилось. Тщательно умывшись, села за стол. Мотя подхватила гребень и расчесала мои жёсткие после окрашивания волосы. Как только она закончила заплетать мне косу, я наконец-то написала короткую записку Штейну, что буду ждать его сегодня в парке в два часа дня. Запечатала и вручила няне.
— Передай шустрому мальчишке, пусть отнесёт на Выборгскую сторону, в лечебницу Штейна, — положила на стол полтинник, — разменяй у лавочника и дай «бегунку» гривенник за работу.
— Сделаю, Сашенька, не волнуйся, — понятливо кивнула няня, забрала монету и молча вышла из дома.
Степанида, дождавшись, пока я закончу, поставила передо мной глиняную кружку, наполненную янтарным бульоном, с плавающими золотыми кружками жира, рядом положила кусок хлеба. Я грела руки о кружку и маленькими глотками пила горячее, когда зашевелилась Дуняша на своём сундуке. Заохала, закашлялась, но кашель уже был влажный, а это неплохой признак. Сонно заозиралась и тут увидела меня, улыбка озарила её измождённое вытянутое лицо.
— Доброе утро, — улыбнулась я в ответ. — Как ты себя чувствуешь?
Она, не спеша, села, потянулась, разминая мышцы.
— Всё хорошо, Александра Николаевна, слабость немного. Я ещё вчера хотела с вами поговорить, да только вы слегли и метались в жару. Матрёна Ильинична мне рассказала, что знала, я так понимаю, что меня выставили на улицу и вы меня спасли?
— Да, Штейн тебя рассчитал. И я решила взять тебя с собой, — кивнула я.
— Спасибо, Александра Николаевна!
— А ну, отставить слёзы! — шутливо погрозила я ей пальцем, видя, что ещё немного и девушка расплачется.
Дуняша сморгнула набежавшие слёзы, судорожно вобрала в себя воздух, лицо у неё скомкалось по-детски некрасиво, она закрыла рот ладонью, пытаясь удержать то, что рвалось наружу. И всё равно не удержала…
Степанида подошла к ней, села рядом, приобняла за подрагивающие хрупкие плечики и погладила по спутанным тёмным волосам.
— Будет тебе, не плачь, — негромко приговаривала она, — давай лучше поешь, бульон куриный он такой, лечит любую хворь. Давай подсоблю, ага, вот так…
— Баряшня-я, я всю жизнь никому не была нужна, померла бы и похоронить некому… А в-вы с-спасли меня… Я жизнью вам обязана, вам и всем в этом доме! До смерти за вас Бога молить буду, Александра Николаевна. Вот вам крест.
— Не надо креститься, — сказала я. — Поешь лучше. Ответственность за твоё будущее я взяла на себя. Ты больше не одна, помни об этом.
Она отёрла щёки тыльной стороной ладони и несмело улыбнулась, затем встала, оделась и вышла на улицу.
Я посмотрела в окно, как она стоит посреди двора, подняв лицо к небу, и думала, что приняла верное решение, забрав девушку с собой.
* * *
Никольский рынок я выбрала не случайно. Чужой берег и район, мещане и сезонные рабочие, в общем, публика, которой нет ни до кого никакого дела. Штейну туда ехать через весь город, мне на конке через Николаевский мост всего двадцать минут.
Тёмно-серое невзрачное платье Моти оказалось широковато в плечах и длинновато, в итоге подкололи юбку изнутри.
Сидя перед зеркалом, я растирала по скулам пудру, чтобы стать бледной молью, затем добавила под глаза теней. На голову, закрыв лоб, повязала красный платок, второй, серого цвета, сунула за пазуху, туда же отправился пакет с деньгами, перетянутый бечёвкой.
— Жаропонижающее, — засуетилась Мотя и положила передо мной бумажку с порошком. Пришлось выпить горькую гадость и заесть ложкой мёда.
— Ладно, — выдохнула я. — Вернусь к четырём.
Няня перекрестила меня в спину. Степанида Кузьминична повторила за ней, Дуняша пожелала доброго пути, и я покинула дом.
День выдался неожиданно ясным: бледное солнце даже немного грело, а редкие белоснежные облака украсили небосвод.
Направилась к конке не торопясь, опустив глаза в землю. Я самая обычная мещанка, каких здесь сотни…
Никольский рынок встретил меня гулом и пёстрой толчеей: горластые торговки, скрип колёс, чей-то смех из-за угла, а также запахами: горячие капустные пироги из обжорного ряда мешались с прелой рогожей и лошадиным навозом.
Двухэтажное здание с тяжёлыми аркадами тянулось вдоль Крюкова канала, в арочных проходах сновала пёстрая толпа. У деревянных столов под навесом каменщики, маляры, плотники в заляпанных известью зипунах хлебали что-то горячее, не снимая картузов, и не обращали внимания ни на что вокруг. Мальчишка-разносчик протискивался сквозь толпу с лотком на ремне, чуть поодаль мужик в тулупе торговался с бабой за охапку дров, голос у него был зычный, но и баба не уступала. Над всем этим возвышалась стройная колокольня Николы Морского, её купол загадочно поблёскивал в скупом октябрьском свете.
Я остановилась у крайней арки, сделала вид, что разглядываю связки сушёного гороха на лотке, и стала ждать.
Штейн появился ровно в два. Он выделялся в этой толчее, точно ворон среди серых петербургских галок. Чёрное пальто с бархатным воротником, цилиндр, трость с набалдашником — всё нарочито дорогое. Мужчина шёл с высокомерным достоинством, и народ невольно расступался перед ним, давая дорогу и не смея коснуться.
Когда он прошёл мимо, двинулась следом, а когда расстояние между нами стало чуть меньше метра, тихо окликнула:
— Карл Иванович.
Он остановился и медленно обернулся. Оглядел меня с ног до головы холодными карими глазами и улыбнулся, тоже с прохладцей:
— Александра Николаевна.
— Отойдём.
Мы прошли под аркой во внутренний двор, туда, где было потише. Серые стены давили, запах гнилой соломы и кислого пива забивались в нос. Кошка при виде нас мявкнула и спрыгнула с бочки, метнувшись за угол. Людей, к моей радости, тут почти не было.
Я достала пакет из-за пазухи и протянула врачу.
— Позволите?.. — приподнял брови.
— Настаиваю, — кивнула я, после чего он развернул бумагу и пересчитал деньги.
— Всё точно, — удовлетворённо заметил он и, убрав деньги во внутренний карман пальто, развернулся, чтобы уйти.
— Карл Иванович, погодите. Это ещё не всё, — остановила я его. — Я хочу прояснить между нами одну вещь. Чтобы не было недопонимания в будущем.
Он снова повернулся ко мне и согласно кивнул:
— Слушаю.
Выдержав паузу, заговорила нейтральным тоном:
— Если со мной что-то случится, если я внезапно исчезну, то три написанных мной письма отправятся к своим получателям. Одно в редакцию «Петербургского листка». Другое прокурору окружного суда. Третье — моему родственнику. Во всех них подробно изложено всё, что со мной произошло за последние полгода. Кто, когда, за сколько и каким образом содействовал побегу пациентки из частной лечебницы, где та содержалась против воли. Всё описано по датам, со всеми подробностями.
Штейн замер, только желваки чуть обозначились под аккуратной бородкой.
— Это не угроза, — добавила я. — Условие, при котором мы оба спокойно живём дальше. Вы занимаетесь своей практикой, я своими делами. Никто вас не потревожит. Ровно до тех пор, пока вы не дадите повода.
— Пустые угрозы, — прошипел Карл Иванович, нависнув надо мной, я даже и не подумала отступить, напротив, положила ладонь ему на грудь, ровно туда, где сейчас лежали деньги, и холодно усмехнулась:
— Вы ведь умный человек, Карл Иванович. Я не лгу, всё так и есть. Впрочем, кто я такая, чтобы останавливать вас, ежели сильно хочется проверить на деле, блефую я или нет?
Он, чуть запнувшись, сам шагнул назад, достал платок из кармана и промокнул лоб. Поправил пенсне.
— Александра Николаевна, вы изменились, — проговорил медленно. — Я наблюдал многих людей, и вы не та, что была. Будто передо мной совсем другой человек.
— Безусловно. Так и говорите на каждом углу, чтобы в итоге оказаться в ледяной ванне, а затем в смирительной рубашке. Не уверена, что вам понравится, — оскалилась я так, что собеседник вздрогнул. — Надеюсь, вы меня услышали. Всего вам… доброго, Карл Иванович, — и, не дожидаясь ответа, едва сдерживая себя, чтобы не сорваться на бег, степенно вышла на площадь и затерялась среди людей. За одним из прилавков стянула платок, быстро накинула второй и уже после позволила себе облегчённо выдохнуть. Руки против воли подрагивали от бурлившего в крови адреналина.
* * *
Первым открыла конверт без надписи, взломала сургучную печать с монограммой «Н. О.».
Внутри оказался сложенный вчетверо лист плотной бумаги с описью имущества.
Имѣніе Покровское, Орловской губерніи, Малоархангельскаго уѣзда. Три тысячи двѣсти десятинъ. Заповѣдное владѣніе, учреждено дѣдомъ, графомъ Апраксинымъ, въ 1847 году. Конный заводъ в тридцать четыре головы. Деревни Покровка и Малыя Выселки.
Доходный домъ, Санктъ-Петербургъ, Литейный проспектъ. Восемь квартиръ. Доходъ за истекшій годъ — четыре тысячи шестьсотъ рублей.
Домъ въ Москвѣ, Пречистенка. Родовой.
Государственныя бумаги: облигаціи Государственнаго банка на сумму восемнадцать тысячъ рублей. Хранятся въ сейфѣ.
Акціи Волжско-Камскаго строительнаго товарищества — четыреста двадцать штукъ. Пріобрѣтены въ 1888 году по семидесяти двухъ рублей за штуку. Въ 1891 году выкуплены казною по цѣнѣ тридцати одного рубля. Убытокъ семнадцать тысячъ двѣсти двадцать рублей.
Земельный участокъ, сорокъ десятинъ, Царскосельскаго уѣзда. Вдоль полосы отчужденія Николаевской желѣзной дороги.
Я перечитала список дважды. Саша была богата. Очень.
Горчаков охотился не за мелкой рыбкой, он хотел захапать целого медведя.
Аккуратно сложила лист обратно, отодвинула в сторону и рука сама потянулась к тетради.
Клеёнчатый переплёт был потёрт на углах, тетрадь явно часто доставали.
На первой странице без заголовка значилась дата: «14 марта 1891 года». За ней шла первая запись:
«Свѣрилъ поступленія съ Покровскаго за четвёртый кварталъ минувшаго года. По отчёту двѣсти сорокъ рублей съ мельницы. По письму старосты Тимоѳея, которое тотъ прислалъ мнѣ отдѣльно, минуя управляющаго, — триста восемьдесятъ. Расхожденіе сто сорокъ рублей. Повѣренный объяснилъ ремонтомъ. Просилъ счета — обѣщался прислать. Не прислалъ».
Далее шли записи с иногда внушительным перерывом.
3 апрѣля. Счета такъ и не пришли. Запросилъ повторно. Управляющій отвѣтилъ, что бумаги переданы въ контору, откуда ихъ получу на слѣдующей недѣлѣ. Жду. Купонный доходъ по облигаціямъ за мартъ пришёлъ на восемьдесятъ рублей меньше обычнаго. Спросилъ въ банкѣ, сказали, выплата произведена сполна. Куда дѣлась разница — неясно. Возможно, ошибка въ проводкахъ. Провѣрю.
29 апрѣля. Счетовъ не получилъ. Управляющій болѣнъ. Написалъ напрямую въ Покровское старостѣ Тимоѳею. Купонный доходъ за апрѣль снова меньше. Уже не похоже на ошибку. Началъ вести отдѣльную тетрадь.
17 мая. Тимоѳей отвѣтилъ. Мельница работала исправно весь квартал, ремонта не было. Арендаторы платили въ срокъ. По его словамъ, деньги онъ передавалъ управляющему лично, подъ роспись. Попросилъ прислать копіи расписокъ. Кто-то лжётъ: управляющій или Тимоѳей. Управляющаго назначалъ не я.
4 іюня. Получилъ копіи расписокъ отъ Тимоѳея. Суммы сходятся съ его письмомъ, не съ отчётомъ. Управляющій, нѣкто Власовъ, принималъ деньги и занижалъ цифры въ бумагахъ. Власова нанимали безъ моего вѣдома, пока я былъ въ командировкѣ. Кто именно нанималъ выясняю.
23 іюня. Власова нанималъ секретарь Горчакова. Самъ Алексѣй объ этомъ умолчалъ. Я спросилъ прямо, ответилъ, что дѣлалъ мнѣ одолженіе, хотѣлъ снять съ меня лишнія хлопоты. Держался спокойно. Рѣшилъ пока не показывать, что знаю больше, чѣмъ онъ думаетъ.
11 августа. Свёлъ цифры за полтора года по всѣмъ статьямъ. Покровское. Недостача не менѣе двухъ тысячъ рублей. Московскій домъ — арендные платежи занижены, предположительно ещё полторы тысячи. Купонный доходъ по облигаціямъ в восемьсотъ рублей осѣли неизвѣстно гдѣ. Это не халатность и не ошибки. Это система. Власовъ только исполнитель. Кто-то стоитъ за нимъ и получаетъ деньги.
3 сентября. Написалъ Громову. Старый другъ, адвокатъ, человѣкъ надёжный. Попросилъ о встрѣчѣ, не объясняя причинъ. Жду отвѣта. Пока не хочу называть имёнъ даже на бумагѣ, слишкомъ невѣроятно, слишкомъ больно.
29 октября. Виділся съ Громовымъ. Онъ просмотрѣлъ бумаги, которые я принёсъ, и сказалъ то, чего я боялся услышать: схема выстроена грамотно, слѣды заметены, но не до конца. При желаніи можно распутать. Спросилъ, кого я подозрѣваю. Я назвалъ имя. Громовъ долго молчалъ, потомъ ответилъ: «Николай, будь остороженъ».
12 января 1892 года. Подалъ заявку на мостъ черезъ Обводный. Конкурсъ объявленъ Городской управой въ декабрѣ, срокъ подачи истекалъ третьяго числа. Работалъ надъ расчётами всё Рождество, Наташа сердилась. Смѣта составлена безъ приписокъ. Если выберутъ, это будетъ лучшее, что я построю. Алексѣй спрашивалъ, зачѣмъ мнѣ это, говоритъ, хлопотно и невыгодно. Я объяснилъ: мостъ — это имя Оболенскихъ въ исторіи на вѣка.
14 марта. Сегодня годъ, какъ я начал эту тетрадь. Доказательства собраны. Картина полная. Это Горчаковъ. Всё это время. Человѣкъ, которому я далъ денегъ, когда онъ разорился. Которому довѣрилъ управленіе. Я считалъ его частью своей семьи.
Думалъ разсказать Наташѣ. Не сталъ, она бы не пережила узнать такое про брата. Да и что говорить, покуда нѣтъ полной картины.
Завтра ѣду къ Громову. Подпишемъ бумаги.
Сегодня смѣнилъ кодъ на сейфѣ. Сашенька точно запомнила.
* * *
Запись прервалась. В груди щемило от боли за отца, против воли защипало в глазах. Я подняла голову и невидящим взором уставилась в окно.
Отец Александры в силу своей честности всё равно до конца не мог поверить тому, что Горчаков воровал у родни, у тех, кто протянул ему руку помощи в трудный час.
Я закрыла тетрадь и положила ладонь на обложку.
Николай по крохам собирал доказательства в течение года, а за день, когда должен был все бумаги передать Громову, вдруг скончался. Неужели князь как-то обо всём догадался? Кто-то из близкого круга отца Саши был его информатором?
Потянулась ко второму конверту, самому пухлому, вынула оттуда бумаги, бегло просмотрела: копии счетов, расписки и выписки.
За окном уже темнело. Мотя зажгла свечу и поставила на стол, присоседила кружку с лечебной настойкой. Покосилась на тетрадь, на разложенные бумаги и на моё хмурое лицо.
— Плохие вести? — негромко спросила она.
— В принципе я предполагала нечто подобное, — оторвавшись от созерцания улицы в окне, посмотрела на няню. — Я и без того знала, что мне делать дальше, но с этим, — постучала указательным пальцем по конверту, — всё будет куда интереснее… Надо ещё выяснить, выиграл ли отец тендер? — пробормотала под нос, и губы сами собой изогнулись в предвкушающей улыбке.

Глава 7

Степанида вернулась из сеней, вытирая руки о передник.
— Степанида Кузьминична, — начала я без предисловий, — мне нужны документы на другое имя. Есть ли варианты решения этой проблемы?
Она остановилась у стола напротив меня. Помолчала, задумчиво поглядела куда-то в сторону печи, потом опустилась на лавку, постучала костяшками пальцев по столешнице и заговорила:
— У Семёна, товарища моего покойного мужа, есть знакомцы. Через него можно выйти на людей, у которых на руках остались паспорта умерших. Сама понимаешь, родственники не всегда в полицию сдают, такое часто бывает. Найдётся что-нибудь на девицу твоих лет.
Я помолчала, обдумывая.
— Приметы в документе не совпадут.
— Семён Лукич ещё и переплётчик. Руки золотые, голова светлая. Он работает на Восьмой линии, мастерская у него. Бумагу правит чисто, не придерёшься. Сделает всё, комар носу не подточит. Только это не быстро и не дёшево.
— Сколько?
— Точно сказать не могу, по слухам от пятнадцати рублей. Но тебе ещё править будут, и сверху попросят, — ответила Степанида, — придётся положить не меньше тридцати, а то и сорока рублей.
Вполне приемлемая цена за подобную работу.
— Меня устраивает. Когда сможешь переговорить со своим знакомым?
— Завтра с утра схожу, — она поднялась, одёрнула передник. — Имя какое хочешь взять?
Я на секунду задумалась.
— Елена.
Степанида коротко глянула на меня, что-то в моём уверенном тоне её смутило, но спрашивать она не стала. Просто кивнула и пошла к печи, где уже начинал побулькивать горшок с ужином.
Я сходила во двор, чтобы немного подышать свежим воздухом, а когда вернулась, Мотя уже накрывала на стол. По центру водрузила чугунок с густой пшённой кашей, заправленной салом. Рядом легла миска с нарезанным чёрным хлебом, затем тарелка с квашеной капустой.
Дуняша сидела на своём сундуке, не зная, куда себя деть.
— Садись, — Степанида кивнула ей на лавку. Дуняша слезла со своей лежанки и осторожно примостилась на самый край, сложила руки на коленях и стала ждать, пока все усядутся. Я села рядом с Мотей, Фома Акимыч занял своё привычное место в торце.
Перекрестились. Степанида разложила кашу по мискам.
Ели молча. Каша была на диво хороша! Рассыпчатая, с поджаристой корочкой по краям миски, сало растопилось в ней золотыми лужицами.
Я ела медленно, смакуя каждую ложку, и думала о том, что, наверное, это первый такой вечер, когда никуда не надо спешить, дёргаться и переживать, что Штейн сдаст меня «дорогому» дядюшке. Со стороны доктора пока неприятностей не будет, как долго он продержится, я могла лишь гадать, но надеялась, что месяца два у меня в запасе всё же есть.
Дуняша поначалу брала по чуть-чуть, как птичка, но потом освоилась и принялась за хлеб с капустой. Мотя подлила ей медового отвара, девушка благодарно кивнула и сделала большой глоток.
За окном уже совсем стемнело. На улице зажгли газовые фонари, они горели тускло и неровно — жёлтые пятна света дрожали на влажной брусчатке, почти не разгоняя тьму. Фонари стояли через один, и линия за окном тонула в густой темноте…
Убирали со стола так же слаженно и без слов. Фома Акимыч унёс чугунок, Дуняша собрала миски, Мотя накрыла хлеб чистой тряпицей. Степанида задула лампу на столе, оставив гореть только образную лампадку, и та разлила по комнате свой привычный неяркий свет.
— Спать, — коротко распорядилась хозяйка.
Возражений не последовало, но прежде чем устроиться на своём сундуке, я достала из кармана рубли и, подойдя к Кузьминичне, взяла её ладонь и вложила в неё деньги. Женщина посмотрела на три пятирублёвых билета, потом на меня.
— Это ещё зачем?
— За стол, кров и помощь, — ответила я. — Двое едоков, плюс траты на лекарства из аптеки, и не возражай, — и мягко сжала её руку. — Не то обидишь.
Степанида помолчала, а потом шагнула ко мне и обняла.
— Всё равно это слишком много, — шепнула она мне.
— Пусть так, — лукаво улыбнулась я, — вдруг мне придётся когда-нибудь снова у тебя скрыться?
— Уж надеюсь, что не придётся и всё пройдёт хорошо, — покачала она головой.
— А как я на это надеюсь, кто бы знал… Спокойной ночи, — пожелала ей я.
— Доброй, — отозвалась она и тоже пошла к себе.
Более-менее удобно устроившись на жёсткой «кровати», я вскоре провалилась в беспокойный сон.
И приснились мне сыновья. Впервые за всё время я видела их столь отчётливо.
Они стояли подле гроба в тёмных костюмах и смотрели в разные стороны, явно не зная, куда девать руки и взгляд, потому что горе слишком велико… Старший, Антон, всё поправлял манжет пиджака, привычка с детства, когда нервничал, всегда что-нибудь теребил. Младший, Василий, с красными глазами шмыгал носом и крепко сжимал челюсти.
Они находились в зале прощания: белые стены, искусственные цветы в напольных вазах. Народу пришло много начиная от родни, заканчивая коллегами и заказчиками. Кто-то плакал, кто-то стоял с каменным лицом. Невестки держались рядом с мужьями.
Это была мои похороны.
Я смотрела на сыновей и думала о том, что вырастила и воспитала хороших людей, надёжных. Жаль только, не успела толком понянчиться с внуками, от этой мысли сердце защемило. У Антона был двухлетний сын, у Васи годовалая дочка, прекрасные, сладкие детки.
Я была замужем дважды. Первый муж ушёл, когда Антону было три года. Я навсегда запомнила его слова: «Ты не умеешь любить, Лена, ты умеешь только контролировать. Хоть бы раз наорала на меня, посуду побила, нет же, всегда холодна, как Снежная королева». Второй продержался дольше, почти восемь лет, но в конце сказал примерно то же самое, только другими словами: что жить со мной всё равно что жить с хорошо отлаженным механизмом, и что он устал чувствовать себя деталью в моём проекте. Не самой важной деталью.
Я не спорила ни с тем ни с другим. Не потому, что была согласна, а потому что не умела объяснить, как это устроено изнутри, что моя сдержанность — это вовсе не признак холодности, что я умела любить, просто никогда не считала, что свои чувства нужно демонстрировать бурно и громко.
Так и жила одна. Не несчастно, нет, просто одна. И меня в целом такое положение дел устраивало.
Сыновья у гроба о чём-то тихо заговорили, Антон, наконец, перестал трогать манжет и положил руку брату на плечо. Василий накрыл его ладонь своей и тепло пожал.
Вот и хорошо, подумала я. Вот и ладно.
Проснулась я до рассвета. Лампадка всё так же горела. За окном было всё ещё темно и тихо.
Я лежала и смотрела в потолок, пока не задремала вновь.
* * *
Интерлюдия
Степанида поднялась затемно.
В большой комнате уже горела свеча — это Александра сидела за столом, склонившись над бумагами, и что-то сосредоточенно писала, не замечая ничего вокруг. Перо царапало по листу, было видно, что Саше непривычно, пальцы все были в чернилах, но она продолжала упорно выводить текст.
Мотя тоже уже не спала и перебирала бельё, которое, по всей видимости, собралась стирать: рубахи, нижние юбки, чулки, пару платьев и платки. Фома Акимыч, кряхтя, орудовал кочергой, выгребая золу из зольника. Дуняша приоткрыла глаза, увидела всё это оживление, мигом села и пискнула:
— Матрёна Ильинична, я помогу с завтраком.
— Лежи, — не оборачиваясь ответила Мотя.
— Да мне уже лучше, — не послушалась та и принялась выбираться с лежанки.
Степанида накинула платок, застегнула крючки на жакете и, не сказав никому ни слова, вышла за дверь.
Утро стояло промозглое. Мелкий дождь сеял со вчерашнего вечера, не переставая, и булыжник под ногами блестел как намасленный. Степанида шла, держась поближе к заборам, огибая лужи и подворотни, откуда тянуло помоями.
Восьмая линия встретила её тишиной. Лавки ещё не открылись, только булочник на углу гремел ставнями да баба с коромыслом шла от колодца.
Мастерская Семёна Лукича помещалась на нижнем этаже доходного дома, в полуподвале, куда вели четыре ступеньки вниз. Над дверью висела дощечка с облупившейся надписью: «Переплётная мастерская С. Л. Ворончихинъ». Степанида толкнула дверь. Колокольчик над притолокой тренькнул негромко.
Внутри пахло клеем и скипидаром. Вдоль стен тянулись полки с книгами в разной степени готовности: одни уже в переплётах, другие в тетрадях, скреплённых бечёвкой. На широком рабочем столе у окна лежали инструменты: нож, шило, костяные гладилки, несколько тяжёлых прессов. Бумажная труха и обрезки кожи были тщательно сметены в угол.
Из-за ситцевой занавески вышел хозяин.
Семён Лукич был невысок, жилист, с тёмными натруженными руками и небольшими, но внимательными глазами под густыми бровями. Лет пятидесяти пяти, с сединой в бороде и на висках. В кожаном фартуке, поверх старого пиджака и потёртых штанах.
— Степанида Кузьминична, доброго утра, — улыбнулся удивлённо. — С утра пораньше, значит, дело серьёзное?
— Утро доброе. Серьёзное, Семён Лукич, — подтвердила она и прикрыла за собой дверь.
Мужчина кивнул на табурет у стола, сам присел напротив, сложил руки на коленях.
— Слушаю тебя.
— Нужен документ, — начала она, — на молодую женщину, лет двадцати. А после, сам понимаешь, ещё и приметы надобно поправить.
Семён потёр большим пальцем костяшку указательного, обдумывая.
— Есть один вариант, — произнёс, наконец. — Третьего месяца преставилась молодая женщина с Малого, бездетная, мужа схоронила ещё раньше. Сестра её ко мне заходила, книжку переплесть, обмолвилась, что документы так и лежат, никуда не снесла. Могу похлопотать.
— Сколько?
— За документ отдельно спрошу, а за правку возьму двадцать рублей. Работа тонкая, торопиться нельзя.
— Пятнадцать, — предложила Степанида.
Семён Лукич посмотрел на неё без обиды.
— Восемнадцать. Меньше не могу, чернила особые, не всякие подойдут, и бумага к старой должна подойти точно, иначе всё насмарку.
Степанида помолчала, прикидывая.
— Ладно. Восемнадцать так восемнадцать.
— Имя менять будем?
— Надо.
Он кивнул, достал из ящика стола потрёпанную записную книжку, раскрыл на чистой странице.
— На какое?
— Елена.
Семён Лукич записал, не поднимая глаз.
— Сделай поскорее, время поджимает.
— Давай заглянешь ко мне через два дня, постараюсь справить к тому сроку, но не обещаю, — закрыл книжку и убрал обратно.
— Добро, — согласилась Степанида и встала.
У двери обернулась.
— Семён Лукич, оно ведь… никому не нужно лишнего знать, смекаешь?
Мужчина посмотрел на неё спокойно и ответил:
— Степанида Кузьминична, мне своих хлопот хватает, чужих не надобно.
Женщина, довольно кивнув, вышла на улицу, где всё так же моросил противный мелкий дождь.
* * *
Александра
— Мотя, — закончив со своими записями, подняла я голову, — Скажи, ты Громова, друга отца, встречала? Я всё силюсь вспомнить его лицо, да никак не выходит.
Няня поставила самовар на стол и ответила:
— Илью Петровича-то?
— Да. Как он выглядит?
— Видела его давным-давно, с лица мог и перемениться… Высокий, сутулый немного. Борода с проседью, глаза чёрные, когда смотрит, не по себе делается, будто насквозь видит. Немного прихрамывает на левую ногу. Ах да! Ещё носит пиджак канареечного цвета в клетку, приметный такой. Кажется, он и спит в нём, — негромко беззлобно рассмеялась она. — Поговаривали, что он его и зимой, и летом не снимает, страсть к нему особую имеет.
— Канареечного цвета? — переспросила я удивлённо.
— Ага, забавный такой. Саша, — Мотя опустилась напротив, и прижала мои руки к столу своими ладонями, — ты что задумала?
— На похороны свои схожу, — ответила просто. — Интересно мне.
Она удивлённо вскинула брови, смотрела на меня долгую секунду, потом закрыла глаза и беззвучно пошевелила губами. Помолилась, по всей видимости.
— Господи помилуй, — произнесла наконец вслух. — На собственные похороны…
— Именно. Мне нужно видеть, как ведёт себя дядя. И те, кто будет его окружать. Громов интересует меня особенно. Если он придёт, то как будет держаться рядом с Горчаковым? Вот это и любопытно.
Няня потёрла переносицу.
— Куму мою возьми с собой обязательно.
— Да, непременно, — согласилась я.
— Усы снова цеплять будешь?
— Буду, — улыбнулась я.
Степанида отнеслась к новости с привычным спокойствием. Выслушала, спросила только одно:
— Где похороны уже знаешь?
— Мотя выяснила, на Смоленском кладбище, — ответила я.
— Хорошо, — кивнула кума. — Встанем со стороны, знаю место, откуда будет лучше видно. В толпу лезть незачем.
— Вот и славно. Если заметишь хромого старика, скажешь мне, ладно?
— Скажу.
Грим нанесла быстрее, чем в первый раз, усы вернулись на место. Я скрутила волосы в узел, закрепила шпильками и надела картуз.
Из отражения на меня снова смотрел молодой человек с усталым лицом. Что же, пойду посмотрю на свои похороны…
* * *
Смоленское кладбище встретило нас сыростью и запахом прелой листвы. Октябрь здесь чувствовался острее, чем в городе: деревья стояли почти голые, редкие рыжие листья ещё держались на ветках, но первый же порыв ветра срывал их и гнал по щебневым дорожкам. Небесное полотно висело низко, цвета серо-стальной парусины, и где-то на реке глухо гудел пароход.
Мы пришли заранее. Степанида выбрала место сама. Небольшой взгорок в стороне от центральной аллеи, под старой липой с раздвоенным стволом. Отсюда открывался хороший вид на участок, где уже копошились могильщики, и на дорожку, по которой должна была пройти процессия.
Кладбище наполнялось медленно. Чёрные зонты раскрывались над головами, шуршали юбки. Несколько экипажей остановилось у ворот, из них вышли люди в тёмных одеждах.
— Много народу, — заметила Степанида тихо, стоя рядом со мной, плечом к плечу.
— Графиня, как-никак, — ответила я, не отрывая взора от разворачивающегося действа.
И вот появился Горчаков с сыном. Я узнала их сразу. Князь прибыл в безупречном чёрном пальто, с тростью, которую он взял специально для создания образа убитого горем дядюшки. Мужчина шёл медленно, кивал, скорбно поджимая губы и принимая соболезнования. Хороший актёр, просто великолепный.
Чего не скажешь о его сыночке.
Андрей держался на полшага позади отца. В реальности он был чуть ниже, чем я видела в воспоминаниях Саши. Светловолосый, с прозрачными голубыми глазами, которые смотрели на мир с плохо скрываемым презрением. Горчаков-младший скользили по лицам собравшихся людей со скукой и без всякой игры скорбящего брата. Он не притворялся, просто не считал нужным. Изредка доставал из кармана портсигар, вертел в пальцах, убирал обратно. Один раз даже зевнул, прикрыв рот перчаткой. Его отец это заметил и, нагнувшись к сыну, что-то зло шепнул, на что Андрей недовольно скривил тонкие губы.
Кузен Саши выглядел человеком, которого привезли на похороны против воли.
— Какой неприятный тип, — негромко проговорила я, Кузьминична согласно качнула головой.
Слева от князя шагал Дмитрий Рыбаков, всё так же зажимая подмышкой кожаную папку.
Народ тем временем всё прибывал, обступая закрытый гроб на катафалке.
Благодаря воспоминаниям Александры я некоторых из присутствующих узнавала. Вот плотный мужчина в потёртом пальто, с рыжей бородой и добродушным широким лицом, это Борис Елизарович Звонарёв, старый приятель отца, они какое-то время вместе работали. Рядом с ним двое других, коллеги Оболенского по ведомству, бывали у них дома на Рождество пару раз.
Эти люди горевали по-настоящему, такое не сыграешь. Они скучали по Николаю, который был их другом. И теперь не могли поверить, что и его дочери не стало.
— Где же все они были, когда твой дядя тебя в больницу упёк? — тихо спросила Степанида, и в её голосе послышалось осуждение.
— Они не знали, — ответила я, не отрываясь от наблюдения. — Дядя год держал меня в трауре, а потом убедил всех, что я больна и нуждаюсь в покое. Прийти без спроса — это как минимум неприлично. Думаю, они писали, и князь отвечал на их письма сам. Эти люди полагали, что тревожить меня лишний раз, значит, бередить рану.
Спутница помолчала.
— Вот и выходит, что приличия дороже человека.
— Иногда именно так и выходит, — согласилась я.
Священник зачитал заупокойную, ветер относил слова в сторону, долетали только обрывки. Горчаков стоял у могилы, низко опустив голову. Несколько дам вытирали глаза платочками.
Громова я высматривала всё это время, но так никого с хромотой и не приметила. Илья Петрович не пришёл.
Это тоже был своеобразный знак, только я пока не знала, как его интерпретировать.
Мы, подождав ещё минут десять, развернулись, чтобы уйти. Степанида двинулась первой, я следом.
По пустынному берегу Смоленки тянул холодный ветер. К естественному запаху речной тины и гнили примешивался тошнотворный дух нечистот и кислых промышленных стоков, беда петербургских речек, превращённых в открытые выгребные ямы. Я невольно прижала рукав к носу, Степанида, в отличие от меня, шла спокойно, заложив руки под шаль.
— Ну, — заговорила она первой, — старика твоего не было?
— Не было.
— Это хорошо или плохо?
Я помолчала, размышляя.
— Не знаю пока. Мне необходимо его найти, последить за ним на расстоянии, и только потом я решу, как быть дальше.
— Адрес нужен, стало быть.
— Да.
— Выясним как-нибудь.
— Спасибо, — ответила я.
Я шагала и думала о мальчишках, что крутятся у трактиров и постоялых дворов, они ведь знают все дворы и подворотни города, и готовы за гривенник бегать хоть до Нарвской заставы.
Смоленка осталась позади, смрад реки сменился запахом дыма и булочной на углу. Я шла чуть ссутулившись, держа руки в карманах, мысли перескочили снова на Горчакова. Дядюшка был сегодня весьма убедителен. А ещё напряжён, что-то явно не ладилось у подлого родственника.

Глава 8

Степанида вернулась с Восьмой линии около полудня, когда Мотя как раз домывала полы и гнала меня к столу, подальше от мокрых досок. Кума вошла в сени, не спеша сняла намокший платок, встряхнула его и только тогда, с видом человека, сделавшего дело без лишней суеты, вышла к нам.
— Держи, — сказала она и положила передо мной на стол небольшой прямоугольник серовато-жёлтой бумаги, сложенный вдвое.
Я развернула. Паспортная книжка была потёртой на сгибах, с поплывшим от времени штампом в левом углу. Пробежала глазами по строчкам, задержалась на имени: Лебедева Елена Никитична. Вдова. Мещанка.
Прочла ещё раз, пытаясь найти потёртости или отличия в цвете чернил, но глаз так ни за что и не зацепился. Однозначно Семён Лукич знал своё дело.
Имя «смотрело» на меня с казённого листа, и было в этом что-то до странности правильное. Это мой инструмент, который поможет воплотить задуманное, ничего более. Елена Никитична Лебедева, вдова, двадцать два года, рост два аршина четыре вершка, волосы тёмно-русые. В графе «особые приметы» значилось: «нет».
Семён Лукич указал рост чуть выше реального, и цвет волос тёмный, сейчас же они больше рыжие, нежели русые. Оба несовпадения были некритичными: паспорт проверяют в участке при регистрации да при задержании, а не у дверей булочной. Рост никто не мерит линейкой на улице, а волосы под платком вовсе не видны. К тому же я всегда могла сослаться на визит к парикмахеру и модное веяние, в конце концов, женщины во все времена любили менять облик по первому капризу, так что всё описанное вполне годится.
— Передала Семёну Лукичу, — сообщила кума, садясь на лавку и расправляя подол. — Восемнадцать рублей, как сговаривались. Доволен остался.
— Добро, — кивнула я, складывая документ и убирая его в свой мешок. — Спасибо, Степанида Кузьминична.
Она привычно отмахнулась и взяла в руку кружку с горячим бульоном, который перед ней поставила Мотя.
Я же некоторое время сидела, глядя перед собой и прикидывая: из трёх тысяч, что лежали в отцовском сейфе, восемнадцать рублей ушли Семёну, тысяча Штейну, рублей двадцать потрачено на аптеку, еду и дорогу. Остаток всё равно внушительный, и тем не менее считать каждый рубль придётся ещё долго. Надо придумать стабильный источник дохода. Хорошо оплачиваемый.
Дуняша в этот момент заглянула к нам из сеней:
— Куда вешать бельё, Матрёна Ильинична?
— На верёвку во дворе, — не оборачиваясь, бросила Мотя. — Дождя нынче нет, высохнет к вечеру. Тока оденься тепло.
Прачечного дня как такового в этом доме заведено не было, Мотя стирала малыми порциями, дня через три, чтобы не копилось. Для городского хозяйства разумно: большую стирку не затеешь, таз невелик, а бельё лучше держать чистым, не давая ему залёживаться. Дуняша быстро влилась в новый быт и, не дожидаясь просьб, спешила помочь везде, где могла.
Я смотрела, как она протискивается в дверь, придерживая локтем скользкий ком полотна, и поймала себя на мысли, что за эти несколько дней девушка заметно окрепла. Щёки порозовели, кашель отступил, в движениях появилась уверенность. Бывшая сиделка лечебницы Штейна выглядела уже не как полупрозрачная тень, что не могло не радовать.
— Мотя, — позвала я, когда Дуняша ушла во двор. — Нам нужно поговорить о жилье.
Няня тут же обернулась, бросив тряпку в ведро. Взгляд у неё сделался настороженным, она нутром почуяла, разговор будет не из простых.
— О каком ещё жилье? — буркнула она, выразительно уперев руки в бока.
— О том, что мне нужно съехать от Степаниды Кузьминичны, — ответила я спокойно. — Мы с Дуняшей и без того злоупотребили её добротой, а дальше стеснять вас всех не годится.
— Никуда ты не поедешь, — отрезала Мотя с такой интонацией, что и возражать было неловко. — Здесь тебе безопасно, никто тут тебя не найдёт, и соседи не лезут с расспросами. Кузьминична сама сказала, живи сколько надо.
— Степанида Кузьминична — добрая женщина, — согласилась я, — именно поэтому я и не намерена сидеть у неё на шее даже за деньги. К тому же одним жильём дело не ограничивается.
Мотя прищурилась.
— Это как понимать?
— Мне нужна контора. Рабочее место, куда можно принимать клиентов, вести дела и жить там же, чтобы по городу из одного места не ехать в другое.
Няня помолчала, обдумывая услышанное, потом села рядышком, взяла меня за руки и сжала в своих натруженных ладонях:
— Домик небольшой снять можно, — произнесла она наконец, уже без прежнего запала. — Два этажа, чтобы наверху жить, внизу дела вести. Тут на Васильевском есть такие, я видела намедни у хозяйки на Пятой линии. Только дорого это будет, Сашенька. Рублей пятьдесят в месяц, не меньше.
— Дорого, — согласилась я. — Но мне нужно зарабатывать на жизнь, деньги отца не бесконечны. Идти разнорабочей на завод, сама понимаешь, не для меня. Там копейки, на мои планы их не хватит.
Тут из своей комнатушки вышла Степанида, явно слышавшая весь диалог, осведомилась без лишних предисловий:
— И чем же тогда заниматься думаешь?
— Черчением. Архитектурными проектами, уверена, заказчики найдутся.
Если кума просто кивнула, то вот няня уставилась на меня с глубочайшим удивлением на округлом лице:
— Да откуда ж тебе оно известно? Ты ж Смольный кончила, потом на курсах этих сидела, всё больше книжки да стихи. Откуда чертежи-то?
— На курсах познакомилась с одной слушательницей, с математического отделения, Надеждой Павловной Крутиковой, — ответила я, чуть помедлив. — Она и втянула. Я поначалу из любопытства, а потом увлеклась всерьёз. Оказалось, не так сложно, как думала. Папа как узнал, впечатлился и не скрывал радости.
Мотя помолчала, переваривая, потом медленно кивнула — объяснение её вполне устроило.
— Помогу поискать подходящий дом, — добавила она, вставая. — Похожу, поспрашиваю. Торговаться буду не на жизнь, насмерть, — её фраза заставила меня улыбнуться.
— Ты будешь жить со мной, — сказала ей в напряжённую спину, женщина мигом обернулась, в тёмных глазах блеснули слёзы. — А ты как думала, я тебя тут оставлю? Ты нужна мне, Мотя, ты мой единственный родной человек во всём свете. Больше у меня никого нет, — на этих словах у меня что-то защипало в глазах, засвербело в носу.
Няня отвернулась, украдкой смахнула покатившиеся слёзы.
— Ты и Дуняша будете жить со мной и работать на меня. Негоже тебе тратить здоровье на бумагопрядильной мануфактуре.
* * *
Ваську Мотя привела сразу после завтрака на следующий день.
Мальчишка возник на пороге и без промедления юркнул в комнату следом за няней, осмотрелся цепким быстрым взглядом, замер по центру помещения, глубоко засунув руки в карманы штанов. Лет двенадцати, вихрастый, с манерой держаться полубоком, будто готов в любую секунду шмыгнуть обратно в подворотню. Осторожный, привыкший к неожиданностям большого города пацанёнок.
— Это Васька. Анисьин сын, знаю её с мануфактуры, баба надёжная. И парнишка весь в неё.
Васька покосился на няню и благодарно кивнул, при этом отерев нос рукавом. Забавный какой.
— Садись, — кивнула ему на лавку у стола.
Он сел, положил руки на колени. Посмотрел на меня из-под кривой чёлки внимательно, выжидающее.
— Мне нужно узнать, где живёт один человек. Адвокат, присяжный поверенный Громов Илья Петрович. Дворянин, лет шестидесяти, высокий, сутулится, прихрамывает на левую ногу. Где живёт точно неизвестно, это и надо выяснить. Поспрашивай у мальчишек в разных дворах, у торговцев на углах, у дворников. Только в глаза сильно не лезь, отмахнуться, не настаивай. А если кто спросит, зачем, отвечай «барин послал с запиской к адвокату Громову, а дом запамятовал». Как что путное выяснишь, возвращайся с вестями ко мне.
Васька выслушал, не перебивая, когда я закончила, помолчал секунду, прикидывая что-то в уме.
— Гривенник, — выдал он наконец. — Сейчас. И ещё двугривенный, как вернусь.
Мотя за моей спиной неодобрительно засопела, но я мысленно его похвалила: не ждал, пока предложат, назвал цену сам и без лишних слов. Деловой какой, и это подкупало.
— Договорились, — ответила я, отсчитала монету и положила на стол.
Васька её смахнул в карман одним привычным движением, встал и, не прощаясь, вышел за дверь. Только в сенях скрипнули половицы.
— Ух и шустрый пострелёнок, — улыбаясь, заметила Дуняша, проводив его взглядом.
— Да, молодец, — согласилась я.
— Наглец, — отозвалась Мотя, но без злости, и, деловито засучивая рукава, повернулась к Степаниде: — Кузьминична, ты завтра с утра куда?
— На мануфактуру, — ответила та, вынимая из шкафа миску.
— Значит, ежели чего, с Сашенькой пойти к Громову не сможешь?
— Не смогу. Пора уже и на фабрику выходить, столько дней прогуляла. Сегодня ночью ещё Фома Акимович принёс чужое бельё на стирку, хоть немного наверстаю. А с утра на работу, там сейчас партия срочная, не появлюсь, могут и заметить, что нет меня…
— И мне бы надо с тобой, — вздохнула Мотя, доставая с полки муку.
— Вот и пойдём вдвоём, а то женщины говорят, смотрящий уже косится. Сама знаешь, на производстве текучка большая, одну за ворота, другую сразу берут, только успевай. Долго не прогуляешь.
Я молча их слушала, думая, что и Степаниду бы забрать к себе вместе с Фомой Акимовичем. Подумаю над этим потом, когда устроюсь и получу первые заказы.
Тем временем няня грохнула на стол деревянную доску и скомандовала:
— Дуняша, неси воду. Пельмени лепить будем.
Дуняша вытаращила глаза.
— Чего лепить?
— Пельмени, — терпеливо повторила Мотя. — Не слыхала? Блюдо сибирское, я у кухарки Оболенских научилась, Прасковьи Тимофеевны. И вас сейчас научу.
Дуняша удивлённо покрутила головой и пошла за водой. Мотя взялась за муку, облачко белой пыли поднялось над доской и осело на её тёмном рукаве. Степанида молча придвинула миску с говяжьим фаршем пополам со свиным, с луком и чёрным перцем, — и тоже присела к столу.
Когда тесто было готово и раскатано тонкими кружками, принялись лепить все четверо. Мотя работала быстро, её пельмени выходили ровными, одинаковыми. Степанида лепила медленнее, но у неё тоже получалось аккуратно. Дуняша поначалу мялась, края у неё расходились, начинка норовила вылезти, она смущённо переделывала. Я же лепила не хуже няни, и когда няня это заметила, на секунду остановилась, задумчиво поглядела на меня, но промолчала. Всё же придётся с ней потом поговорить без лишних ушей, рассказать в красках, как со мной обращались в психбольнице. Как все эти изуверства отразились на её доброй, ласковой воспитаннице, отчего Сашенька столь кардинально переменилась. Признаваться, что я подселенка, человек из другого мира — не стану, боком выйти может.
За работой разговор шёл сам собой: Дуняша осмелела и принялась расспрашивать про пельмени, откуда взялись, как правильно варить, сколько времени. Мотя отвечала обстоятельно, с удовольствием, тема была ей близкая. Видно, няня сильно любила это незатейливое, но очень вкусное блюдо.
Я слушала их болтовню вполуха и думала о Громове.
* * *
Васька вернулся к вечеру, когда уже зажгли лампу и Мотя разложила пельмени по мискам, исходящие паром, с блестящими боками. Ввалился в сени без стука, протопал в комнату и остановился у стола с видом человека, который сделал всё как надо и знает об этом.
— Нашёл, — сообщил без предисловий.
Я отложила ложку.
— Садись, поешь и потом доложишь.
Васька в это время плотоядно косился на наш ужин и второго приглашения, конечно же, ждать не стал, юркнул на лавку, но получил подзатыльник от Фомы Акимыча и был отправлен мыть руки.
Мальчонка долго не возился, обернулся быстро и сразу же взялся за ложку, параллельно умудрившись ухватить ломоть хлеба.
Первый пельмень отправился в рот целиком, Васька на секунду замер, глаза у него округлились, потом он шумно выдохнул сквозь зубы — горячо, — и всё равно немедленно потянулся за вторым.
— Чегой-то это? — пробубнил он с набитым ртом.
— Пельмени, — ответила Дуняша с видом знатока, хотя сама попробовала их впервые только сегодня.
— Фкуфно! — прошамкал Вася с полным ртом и снова сосредоточился на ужине, ложка мелькала с завидной скоростью. Мотя наблюдала за ним с нескрываемым удовольствием: вкусно накормить голодного человека было для неё сродни победе.
— Пески, Болотная улица, дом Карасёва, второй этаж, — сыто отдуваясь, начал рассказ мальчик. — Пришёл по адресу, познакомился с их дворником, словоохотливый оказался, Никифором зовут, я ему про записку объяснил, он и разболтал мне всё. Говорит, барин перебрался к ним месяцев шесть назад, после пожара.
Васька сделал глоток из кружки и продолжил:
— Говорит, у барина год назад беда случилась. Дом у него сгорел, сынок младший там был, двадцати шести лет, так и не вышел. Самого барина вытащили еле живого, покалечило его при пожаре, — мальчик помолчал секунду. — С тех пор барин пьёт. Никуда не ходит, никого не принимает, прислугу распустил. Сам один сидит, как сыч.
В комнате стало тихо. Мотя у печи замерла с половником в руке, шокировано уставившись на Ваську.
— Старший сын жив? — уточнила я.
— Про старшего не сказывал, — пожал плечами Васька. — Я не спрашивал, больше слушал.
— Правильно сделал, — кивнула я. — Ещё что-нибудь?
— Соседи его стороной обходят. Говорят, страшный стал, кричит иногда по ночам. — Мальчишка помолчал, потом добавил без особого выражения: — Жалеют его, но боятся.
Я сцепила руки на столе и уставилась в огонь лампы.
Без сомнений, поджог устроил Горчаков. Его рук дело. Отец собрал доказательства, часть передал Громову, назначил встречу, чтобы обсудить детали, и погиб. Адвокат наверняка понял, что произошло, вероятно, что-то сделал против князя и его попытались запугать, или убрать, тут уж как получится. Расчётливо и подло. Вполне в духе дядюшки.
— Держи, — я положила перед Васькой двугривенный.
Он смахнул монету, вытер рот рукавом и поднялся.
— Ещё понадоблюсь, знаете, где меня найти… Вкусно было, — смущённо сказал он, уже разворачиваясь к двери.
Дверь за Васей, скрипнув, закрылась, и Мотя, помешкав мгновение, спросила:
— Пойдёшь к нему?
— Да, завтра же, — негромко отозвалась я. — Надо выяснить, что там и к чему.
— Переоденешься мужиком?
— Да, — кивнула я.
— Оно и верно, — покивала няня.
— Александра Николаевна, а ежели он и вправду такой страшный, как дворник говорит? Вдруг не захочет разговаривать? — робко вступила в разговор Дуняша.
— Не захочет, — согласилась я. — Но жажда мести… Она творит чудеса иной раз куда лучше, чем самое дорогое лекарство.
За окном зажгли уличный фонарь, мы принялись убирать со стола и готовиться ко сну.
* * *
Болотная улица встретила меня тишиной…
Пески вообще выглядели иначе, чем парадный Петербург, — деревянно-каменный, где трёхэтажные доходные дома соседствовали с покосившимися заборами, а из подворотен тянуло помоями. Булыжник здесь неожиданно переходил в разбитую грунтовую колею, и лужи после прошедшего два дня назад дождя не торопились исчезать.
Дом Карасёва нашла без труда. Кирпичное здание тёмно-жёлтого цвета в три этажа, с облупившейся лепниной над окнами второго этажа и двумя воротами: парадными и дворовыми. Парадные были заперты на засов изнутри, дворовые стояли нараспашку. Я вошла в тесный, замощённый булыжником двор-колодец, «украшенный» верёвками для белья, и огляделась.
Из сарая с метлой в руках вышел невысокий мужичок:
— Чего надобно? — окликнул он, подходя ближе, и уже потом, оглядев меня с ног до головы, добавил с запозданием: — Здравствуйте-с.
— И тебе доброго дня, — отозвалась я, намеренно понизив голос, имитируя мужскую хрипотцу. — Громов Илья Петрович тут проживает?
— Проживают, — дворник прислонил метлу к стене. — Второй этаж, третья дверь по левую руку. А вы по какому делу?
— Из Городской управы, — соврала я, не моргнув.
Дворник почесал затылок.
— Илья Петрович не велели никого пускать.
— Я понимаю, — кивнула терпеливо. — Но дело казённое, ждать не будет. Мне только бумагу подписать.
Собеседник помолчал, перебирая в уме доводы против и не находя достаточно весомых.
— Ну, пройдите. Только не обессудьте, — добавил он, уже отворачиваясь, — Илья Петрович нынче не в духе. Могут и не открыть.
— Ничего, я попытаюсь до него достучаться, — бросила я и направилась к парадной лестнице.
Внутри пахло сыростью, кошками, известью и плесенью. Лестница была деревянной и скрипучей, с шатающимися перилами. На втором этаже горела одна керосиновая лампа в железном кольце на стене, давая жёлтый тусклый свет, едва достаточный, чтобы разглядеть номера дверей. Третья по левую руку оказалась без таблички, только светлое пятно на двери там, где она когда-то висела.
Постучала. Раз, другой. Тишина.
Дёрнула ручку, и дверь неожиданно поддалась…

Глава 9

Я замерла, затаив дыхание. А если адвокат мёртв? Что тогда?
Секундное замешательство и вот я толкнула дверь… створка с тихим скрипом распахнулась.
Проскользнула внутрь, замерла, прислушиваясь.
В помещении царил полумрак. Окно было завешено дырявой рогожей, сквозь прорехи пробивался серый октябрьский свет. Невольно поморщилась, потому что в нос ударил смрадный дух перегара, смешанного с прокисшей едой. Мне нестерпимо захотелось немедленно выйти обратно, насилу удержала себя на месте.
Огляделась. Взгляд зацепился за узкую кровать у стены. Поверх скомканного одеяла лежал мужчина. Я тихо, буквально на цыпочках, подошла к нему и посмотрела в измождённое морщинистое лицо. И тут же узнала старика Громова. До этого, сколько ни силилась, вспомнить его так и не смогла, сейчас же, спрятанный глубоко в памяти образ Ильи Петровича обрёл чёткость.
Громов бывал у Оболенских по делам, приходил к отцу, засиживался иной раз до позднего вечера. Саша его побаивалась в детстве: высокий, громогласный, с густыми бровями, из-под которых смотрели чёрные пронизывающие глаза, как у ворона, он даже вроде не моргал… Но однажды, лет в двенадцать, когда приехала домой на рождественские каникулы, она застала его в гостиной у комнатного деревца в кадке. Адвокат стоял к ней спиной, ссутулившись, и прикладывался к плоской округлой фляжке, явно полагая, что его никто не видит.
Саша застыла подле, с любопытством рассматривая друга отца. Илья Петрович почуял её взгляд, обернулся, и секунду они смотрели друг на друга. Потом он неторопливо спрятал фляжку во внутренний карман канареечного цвета пиджака и подмигнул ей с видом заговорщика.
— Только батюшке не говори, Александра Николаевна. Нехорошо, когда старики пьют при детях.
Александра тогда фыркнула и убежала. Но отцу ничего не сказала.
Тогда в его волосах было куда меньше седины, и скорбная складка в уголках губ и между бровей отсутствовала. Человек, лежащий передо мной, вовсе не походил на преуспевающего адвоката. Больше на бомжа с седой неопрятной бородой, длинными сальными волосами…
Но, слава богу, Громов был жив. Дышал ровно, тихо похрапывая. На полу у лежанки выстроились три пустые бутылки, четвёртая валялась на боку. Рядом стояла широкая табуретка с лежащими на ней смятой газетой, остатками сушёной рыбы и огрызком хлеба.
Облегчённо выдохнув, ещё раз осмотрелась: полка с книгами в хороших переплётах на стене, тяжёлый письменный стол у окна, кресло, обитое дорогой тканью с высокой спинкой. Но всё это тонуло в беспорядке: на столе громоздилась немытая посуда, тут и там валялись скомканные листы бумаги. В углу шкаф с косой приоткрытой дверцей, я подошла ближе и увидела висящий на крючке пиджак ярко-жёлтого цвета в мелкую клетку.
Хм-м… Если любимая вещь не валяется где-то в углу, а аккуратно убрана, значит, не всё так плохо. Человек, который так поступил, ещё держится за что-то, и, следовательно, у меня есть шанс достучаться до него.
Что ж приступим! Я засучила рукава и начала работать.
Первым делом нашла ведро, стоявшее перевёрнутым в общем ватерклозете у чёрной лестницы, набрала воды из бочонка, помыла в нём посуду, затем, вылив воду, подняла бутылки, сложила объедки в газету, скрутила и, закинув всё в ведро, выставила за дверь в коридор.
Минут через двадцать в помещении стало более-менее чисто.
Решительно сдёрнув вонючую и пыльную тряпку, дала дневному свету ворваться в комнату. Громов поморщился, что-то невнятно пробормотал, но не проснулся.
Окно в комнате Громова было двойным, некогда крашенным краской, но облупившимся до серого дерева на углах. Внутренняя рама перекосилась так, что закрывалась неплотно, в щель между створками была натолкана пожелтевшая вата, местами выбившаяся наружу. Стекло с внутренней стороны покрывали разводы от давней немытости, снаружи же к нему прилипла листва и тянулись потёки от дождя. Форточка в верхней части внутренней рамы держалась на погнутом крючке. С трудом, но я её открыла, пустив осенний воздух внутрь.
С кружкой в руке подошла к лежанке, и, помешкав мгновение, решительно выплеснула воду в лицо Илье Петровичу.
Реакция последовала незамедлительно.
— Что за⁈. — мужчина рванулся сесть, промахнулся локтём мимо края лежанки, едва не свалился, выровнялся и уставился на меня мутными чёрными глазами. Несколько секунд смотрел, явно не понимая, кто перед ним и откуда вообще этот кто-то здесь взялся.
— Доброе утро, Илья Петрович, — сказала я, не меняя голоса.
— Кто ты такой? — просипел он, тяжело моргая. — Я никого не звал.
— Не звали, я сама пришла. Дверь была не заперта, уж простите, зашла без спроса.
Он обвёл взглядом комнату, от увиденного шире распахнул глаза, кустистые седые брови медленно поползли вверх.
— Зачем убрался?
— Жить как свинья не по-христиански.
Громов тут же насупился, чёрные глаза сверкнули злобой и яростью. Сев, привалился спиной к стене, провёл ладонью по мокрому лицу, потом поднял на меня взгляд и тихо прорычал:
— Пшёл вон.
Илья Петрович пока не заметил, что я говорила о себе в женском роде.
— Непременно, — спокойно согласилась я. — Но сначала вы посмотрите на одну вещь.
Достала клеёнчатую тетрадь и положила рядом с ним на кровать. Илья Петрович глядел на неё сначала безразлично, потом нахмурился, рука будто сама потянулась к дневнику… И выражение его лица сменилось с хмурого на растерянное.
— Откуда это у вас? — выговорил он негромко, перейдя на «вы».
— Из сейфа Николая Александровича Оболенского, — ответила я, засунув руки в карманы брюк. — До своей гибели папа велел мне запомнить код…
* * *
Долгую минуту он смотрел на меня, не мигая. Я молча ждала.
— Господи милостивый, — выдохнул Громов, и голос его переломился на последнем слове. — Сашенька⁈
— Я, Илья Петрович.
Он поднялся с лежанки так порывисто, что едва не упал, но равновесие удержал, выровнялся. В чёрных глазах было такое потрясение, что я невольно сделала шаг назад.
— Но ты… сгорела, — проговорил хрипло. — В газетах писали… Третьего октября случился пожар в лечебнице Штейна на Выборгской, и среди погибших наследница Оболенских, — и ткнул пальцем на табуретку, где не так давно лежала газета, которой сейчас там не было.
— Я договорилась со Штейном, он всё обставил как несчастный случай. Вместо меня сгорело тело умершего нищего.
Илья Петрович, сильно хромая на левую ногу, дошёл до кресла и тяжело в него опустился. Потёр переносицу, затем с силой зачем-то несколько раз сжал виски указательными пальцами.
— Значит, сбежала, — пробормотал вслух. — Договорилась с доктором. Подкупила? — и проницательно на меня посмотрел.
— Да, — кивнула я, сев на табуретку.
— Молодец, — он одобрительно качнул головой. — Но Штейн сдаст тебя рано или поздно. Жаден больно и коварен.
— Сдаст, — не стала спорить я, вынула из-за пазухи конверт и протянула Громову, — но не сразу, месяц, а может, два, у меня всё же есть.
— Ну-ка, ну-ка, полюбопытствуем, — хмыкнул собеседник, взял протянутый конверт, вынул письмо и вчитался в текст. С каждой строчкой уголки губ Громова поднимались всё выше, и в итоге он, хлопнув себя по колену с зажатым листком в руке, тихо рассмеялся, но веселье оборвалось так же внезапно, как началось — Илья Петрович застонал от боли, поморщился и хрипло попросил:
— Дай воды, Сашенька, а лучше бы что-то, чтобы опохмелиться…
— Рассольчику бы вам, Илья Петрович.
— Да где ж его взять, Саша?
— Давайте я схожу, раздобуду… Приду и поговорим о том, что меня беспокоит. Мне помощь ваша нужна, жизненно необходима.
Громов, опираясь на подлокотники, поднялся с кресла, медленно прошёл к окну и встал, глядя на улицу. Спина у него была сутулая, плечи опущены, и весь он был похож на человека, которого долго и методично гнули к земле, пока не согнули.
— Ты пришла невовремя, — наконец глухо произнёс он, не оборачиваясь. — И не к тому человеку. Я стар, сломлен, и люблю выпить, давно люблю, если уж быть до конца честным, только сейчас хуже обычного всё, — выговорил он без тени стыда, просто констатируя. — Что я могу сделать против Горчакова? У него связи, деньги. У него люди в присутственных местах. А у меня нет ничего, ни репутации, ни сил. Как и желания.
— У вас есть знания, — возразила я.
— Знания, — эхом горько повторил он. — Знания без инструментов бесполезны.
— Инструменты есть у меня. То, что оставил батюшка, должно хватить в качестве доказательств злых намерений князя. Отец выстроил всё в чёткую систему, с расписками управляющего, письмами старосты, он свёл цифры по всем статьям за полтора года.
Громов медленно обернулся. Смотрел на меня долго, изучающее.
— Зачем мне это, — в голосе его было столько тёмного отчаяния, что у меня невольно сжалось сердце. — Алёши нет, потому что я взялся снова отстаивать правое дело. Сидел бы тихо, не лез никуда, и сын был бы жив. Что мне с того, что Горчаков окажется за решёткой? Сына это не вернёт.
— Нет, — согласилась я. — Не вернёт.
— Кабы не страх Божьего суда, — продолжил говорить Громов, глядя куда-то поверх моего плеча, — я бы давно ушёл за ним…
В комнате стало тихо, даже уличный шум за окном будто отдалился. Я смотрела на его сутулую фигуру и думала о том, что этот человек действительно стоит на самом краю не потому, что слаб духом, а потому что у него не осталось никого, ради кого стоит держаться. И что если мой следующий шаг окажется неверным, то эта беседа будет первой и последней.
— Илья Петрович, — начала я тихо, но твёрдо, — у вас есть ещё один сын. И он жив.
— Я не нужен ему. Пётр отвернулся от меня, потому что я предал его мать, когда мне принесли моего внебрачного сына, и вручили его моей жене. Надя позора не снесла и оставила меня, забрав Петю с собой. Старший сын не желает меня видеть, — прошептал Громов. — Я был плохим отцом. Много работал, мало бывал дома. Пил и гулял… Думал, что деньги и имя решают всё. Когда случился пожар и погиб Лёшка… Его кровь на моих руках… — крупная слеза скатилась по морщинистой щеке и затерялась в седой бороде.
— Вы правы, — жёстко сказала я.
Громов резко вскинулся, в глазах вспыхнул гнев.
— Если вы не отомстите за сына, то не получите успокоения. Алексей любил вас. Сейчас, я уверена в этом, он, глядя на вас с небес и видя то, что с вами происходит, сильно опечален, — продолжила с нажимом, не дав ему вставить и слова. — Вы должны были ещё год назад, когда Горчаков сжёг ваш дом, взять себя в руки и сделать дело, чтобы виновные понесли заслуженное наказание, по закону. Вы адвокат, Илья Петрович. Присяжный поверенный с двадцатилетним опытом. Вы знаете, как работает закон, знаете, где у этой схемы слабые места, к кому идти и что говорить. И вы не воспользовались этой силой, решив спрятаться от всего мира, чтобы пожалеть себя…
Громов, широко распахнув глаза, молчал. Смотрел на меня с выражением человека, которому только что дали хлёсткую пощёчину.
— Вам должно быть стыдно, — эти слова дались мне нелегко. — Стыдно за то, что вы сидите здесь и ждёте смерти.
Я встала, подошла к столу и хлопнула по нему ладонью:
— Пойдёмте отсюда, Илья Петрович. Здесь нечем дышать и думать здесь невозможно. Поедим где-нибудь по-человечески.
Чёрные глаза адвоката изучали меня долго, внимательно, остановились на моих усах.
— Не отстанешь ведь…
— Нет.
— Саша, а тебе точно двадцать лет?
— Да.
— Николай воспитал необычную дочь.
— Николай воспитал дочь, которая намерена вернуть своё, — отрезала я. — Я сделаю всё, чтобы Горчаков заплатил за свои преступления по полной. Он убил моих родителей, погубил вашего сына, отнял у нас дома. И я, и вы, Илья Петрович, нищие, живущие в комнатках и влачащие жалкое существование. Вероятно, вас подобное положение вещей устраивает, но претит мне. Но! — я сделала паузу, чтобы последующие мои слова до него точно дошли, — в память о своём сыне и своём друге, моём отце, помогите мне. А дальше живите так, как сочтёте нужным.
Громов пожевал губами, зачем-то подёргал себя за бороду и, отлепившись от стола, тяжело зашагал к шкафу, распахнул дверцу, снял с крючка свой канареечный пиджак.
— Я знал, кто это сделал, — глухо заговорил адвокат, стоя ко мне спиной. — С первого же дня знал, кто подстроил несчастный случай твоим родителям. Я собирался сразу после похорон пойти с теми бумагами, что у меня были на руках к прокурору окружного суда, но случился пожар, а дальше ты знаешь… Всё потеряло смысл.
— Четыре месяца я провела в лечебнице Штейна, — тихо отозвалась я, чувствуя, как что-то во мне сжалось на этих словах от испытанных когда-то Сашей ужасов. — Через день ледяная ванна, покуда губы не посинеют. Верёвки на запястьях по ночам. Микстуры, от которых мутнеет голова и плывут мысли. Четыре месяца, Илья Петрович, меня истязали, стремясь сломить, превратить в ничего не соображающий овощ. И они почти добились намеченной цели. Моё сердце остановилось.
Громов шокировано вскинул голову.
— Но, видно, кто-то сверху решил дать мне второй шанс, и оно забилось вновь. Я, побывав секунду где-то там, между небом и землёй, вернулась совсем другим человеком. С ясным умом и чётким планом.
Добавила тише:
— И никто, ни один из друзей папы не пришёл мне на помощь. Я вытащила себя сама.
— Прости, Сашенька, — мужчина подошёл ко мне, неуклюже положил широкую ладонь мне на плечо, осторожно сжал. — Пойдём. Я посижу у дома на лавочке, проветрю мозги, а ты сбегай в трактир, возьми поесть. Я сам туда не доковыляю, уж точно не в таком состоянии…
* * *
Громов вышел на улицу первым, опираясь на косяк двери. Я придержала его за локоть на лестнице — ступени были крутые, перила шатались. Во дворе он остановился, поднял лицо к небу и закрыл глаза. Сырой и холодный октябрьский воздух пах палой листвой и дымом из труб, адвокат несколько раз глубоко вдохнул, после чего прошёл вперёд и сел на грубосколоченную лавку, стоявшую слева от крыльца.
— Я скоро, — сказала ему.
— Трактир в конце улицы, — буркнул он, садясь. Снова закрыл глаз и прижался спиной к шершавой стене.
Дворник Никифор, выглянувший из-за угла с метлой в руках, покосился на него с сочувствием и тут же исчез из поля зрения.
Я надвинула картуз пониже и покинула двор.
Трактир нашёлся быстро: двухэтажный деревянный дом с засаленной вывеской «Трактиръ Фомина», из распахнутой двери тянуло щами, жареным луком, мясом и табачным дымом. В зале было шумно, свободных мест почти не было, все столики занимали мастеровые; в дальнем углу дремал мужик в тулупе, уронив голову на руки.
Половой, юркий парень с полотенцем через плечо, подскочил ко мне с улыбкой на губах:
— Чего изволите?
— На вынос, — просипела я, стараясь держать голос пониже. — Щей горшок, пирог с мясом и второй с капустой. И рассолу кувшин, огуречного, если есть.
— Есть, как не быть, — кивнул он и умчался на кухню.
Я встала у стойки в ожидании. Некоторые мужики с любопытством покосились на меня, но вскоре вернулись к своим тарелкам и разговорам. За окном по улице прогромыхала телега. Из кухни донёсся звон посуды и чей-то сиплый смех.
Минут через десять половой вернулся с корзиной, в которой лежал мой заказ: горшок, два пирога, завёрнутые в бумагу, глиняный кувшинчик, закрытый деревянной пробкой.
— За корзину и посуду залог пятнадцать копеек, если вернёте, отдам вам эти деньги.
— Верну.
— Тогда с вас тридцать копеек.
Я отсчитала монеты, подхватила увесистую корзину и вышла на улицу. От пирогов пахло так, что желудок немедленно отозвался недовольным урчанием — с утра во рту не было ни крошки.
Громов сидел там же, где я его оставила.
— Вставайте, Илья Петрович, — окликнула я его. — Пойдёмте пообедаем.
Он поднялся без возражений, и мы снова шагнули на скрипучую лестницу. В комнате я расставила всё принесённое, нарезала пироги на порции, налила рассол в кружку и водрузила перед Громовым.
Он взял кружку обеими руками, сделал несколько больших глотков.
— Хор-рошо, — выдохнул с нескрываемым облегчением.
— А теперь ешьте, — пододвинула к нему миску с уже налитыми щами.
Илья Петрович взял пирог, откусил, тщательно прожевал, принялся за щи.
Форточка пропускала холодный осенний воздух, который смешивался с ароматами щей и пирогов, и это было несравнимо лучше того, чем пахло здесь всего каких-то пару часов назад.
Когда Громов, сыто отдуваясь, отодвинул от себя пустую тарелку, настало время большого разговора:
— Илья Петрович, будьте добры, просветите меня по следующим вопросам: какого авторитетного психиатра вы посоветуете, чтобы снять с меня диагноз, поставленный Штейном? Как быстро Горчаков может захватить моё наследство, если есть дядя Михаил? Так же у меня в планах открыть чертёжную контору, чтобы принимать заказы. Что мне для этого нужно, и кто имеет право подписывать готовые чертежи?
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Громов, допив рассол, ещё немного помолчал, глядя куда-то поверх моей головы, туда, где облупившаяся краска на стене образовывала неровный узор, напоминавший карту неведомой страны. Потом перевёл свои чёрные глаза на меня.
— Хорошие вопросы, отвечу по порядку.
Он встал, прошёлся, прихрамывая, по комнате туда-сюда, закинув руки за спину, остановился напротив меня.
— Итак, диагноз, — начал Илья Петрович.
— Нервическая горячка, поставленная Штейном и подтверждённая Фрезе, — быстро вставила я.
— Ага, значит так… Нам нужно независимое освидетельствование от человека, чьё имя закроет любой рот.
Оговорка «нам» мне очень понравилась, но я удержала довольную улыбку и спросила:
— И такой человек существует?
— Существует.
Он снова подошёл к окну, повернулся ко мне спиной и несколько секунд смотрел на улицу, где Никифор шумно подметал двор.
— В сентябре этого года кафедру душевных и нервных болезней Военно-медицинской академии возглавил Владимир Михайлович Бехтерев. Тридцать шесть лет, ученик Шарко и Вестфаля, провёл полтора года в европейских клиниках. Репутация незапятнанная, связей с частными лечебницами никаких. Горчакову его не купить. Если Бехтерев выдаст заключение о твоём здравомыслии, Штейн со своей бумажкой будет выглядеть в суде как студент первого курса.
Я слушала с интересом. Громов описывал молодого Бехтерева, учёного, которого я, Елена Соболева, знала лишь по учебникам.
— Как к нему попасть?
— Через меня, — Громов произнёс это просто, без бахвальства. — Мы знакомы. Года три назад я вёл дело об убийстве, где вопрос о вменяемости подсудимого был ключевым. Бехтерев выступал экспертом, он как раз только вернулся из Европы, но держался крепко, под перекрёстным допросом не сломался. Мы тогда выиграли. После заседания разговорились, Владимир Михайлович — человек не светский, но несмотря на всю учёность, приятный в общении. С тех пор раскланиваемся, — собеседник помолчал. — Напишу ему записку, договорюсь о встрече. Только сначала надо объяснить ему суть дела хотя бы в общих чертах. Бехтерев дюже осторожный, за просто так не подпишется.
Я понимающе кивнула.
Бехтерев — сильный выбор по всем формальным признакам. Новая должность в Военно-медицинской академии, европейская выучка, неангажированность. Но он петербургский. В академии однозначно есть соглядатаи Штейна.
— Илья Петрович, — окликнула я замолчавшего адвоката, — Бехтерев хорош. Но он петербургский.
Громов обернулся ко мне и посмотрел на меня с нескрываемым уважением.
— Продолжай.
— У Горчакова здесь множество связей, выстроенных им за всю жизнь. Я не знаю, докуда могут дотянуться его руки в Санкт-Петербурге, и посему разумнее держать ключевые фигуры вне его досягаемости как можно дольше. Бехтерев — человек новый в Академии, можно сказать, только начинает обживаться. Стоит ли рисковать его именем и его удобством ради дела, которое может оказаться для него неприятным в первые же месяцы службы?
— Ты рассуждаешь об этом с точки зрения его интересов, — заметил Громов с лёгким удивлением.
— С точки зрения наших общих. Если его попытаются продавить до суда или во время, есть все шансы, что мы потеряем заключение.
— Тогда Корсаков, — без паузы заявил Громов. — Московский профессор, основал клинику, написал учебник. Он независим от петербургских связей Горчакова и Штейна. Это наш шанс.
— Сергей Сергеевич Корсаков, — тихо пробормотала я, чувствуя, что вот он, тот, кто вытащит меня. — Вы его знаете?
— Знаком заочно, читал некоторые его работы, — Илья Петрович опёрся о стол раскрытыми ладонями. — В позапрошлом году Сергей Сергеевич стал профессором кафедры психиатрии и директором университетской клиники в Москве. Нынче вышел его «Курс психиатрии», должен заметить, — серьёзная вещь. Репутация у него безупречная, связи исключительно московские. И ещё одно, важное для нас: Корсаков ввёл в своей клинике режим нестеснения: никаких верёвок, никаких ледяных ванн, смирительных рубашек и изоляторов. Он это делает принципиально, из убеждений.
Я почувствовала, как что-то болезненно сжалось в груди, следы от верёвок на запястьях и саднящую боль я помнила ещё очень отчётливо.
— Это значит, — продолжал Громов, — что описание методов Штейна произведёт на него совершенно определённое впечатление. Профессиональное негодование — это тоже аргумент. Такой человек с большей охотой встретится с тобой не просто из вежливости, а из принципа.
— Звучит обнадёживающее, — вздохнула я.
— И как ты уже сама поняла, тебе придётся отправиться в Москву. Сам сюда Корсаков не приедет, он не оставит клинику ради частного дела в чужом городе.
— Значит, поеду в Москву, — легко пожала плечами я.
Илья Петрович пожевал губами.
— Документы есть?
— Да, нашлись люди, подсобили. Теперь я Елена Никитична Лебедева, вдова.
— Лебедева? Вдова? Однако… — мужчина, обескураженно качая головой, огладил свою бороду. — Но с поддельным паспортом к Корсакову нельзя, он должен говорить с Оболенской и никак иначе.
— Настоящих документов, увы, у меня нет, — развела руками я.
— Не катастрофа. Копию паспортной записи я запрошу через участок — это подлинная бумага, которую никто не оспорит.
— Ну и родинка никуда не делась, — кивнула я, невольно прижав пальцы к затылку, где, невидимая под волосами, скрывалась родинка, похожая на вытянутую звезду.
— Хорошо. Дальше… С Корсаковым нужно правильно начать разговор. Не прийти как пациентка, а как частное лицо, желающее получить независимое мнение о ранее поставленном диагнозе, с полным набором документов, в сопровождении адвоката.
— Документы? — пробормотала я, нахмурившись. — С этим сложнее… Есть вариант попробовать добыть их с помощью Дуняши… А если всё же не получится с заключением? Тогда, может, я ему всё расскажу устно?
— Хм-м, хм… — Илья Петрович прошёл в своему креслу и тяжело в него опустился. — Я могу сделать официальный запрос, но надо думать, по какой причине твой скорбный лист мог вдруг мне потребоваться.
— Пока не спешите с этим. Кое-какие мысли, как добыть свою историю болезни у меня есть, — я взяла в руки картуз, повертела его, рассматривая потёртости, — надеюсь, выгорит и всё получится…
— Зазря не рискуй.
— Конечно.
— Хорошо, — кивнул адвокат. — Далее… прежде, чем ты отправишься в Москву, я напишу письмо. Без предуведомления к Сергей Сергеевичу лучше не соваться. Изложу суть, попрошу об аудиенции. Если он ответит согласием… Я поеду с тобой, — помолчал, потом добавил, и в голосе его промелькнуло что-то похожее на тихую надежду: — Тем более что я давно должен передать кое-какие бумаги одному человеку.
Помолчали, каждый думая о своём.
— Наследство, — первым нарушил тишину Илья Петрович. — Ты умерла по документам. Значит, наследство открылось в день, когда в газетах объявили о твоей гибели. Завещания нет, прямых преемников нет. По Своду законов, при отсутствии нисходящих к наследству призываются боковые родственники, и ближайшая степень исключает дальнейшую.
Он наклонился вперёд, посмотрел на меня пристально.
— Теперь смотри. Имущество делится на два разных куска, и по каждому своя история. Первый кусок отцовский: доходный дом на Литейном, московский дом, государственные бумаги, акции. Всё это идёт в род отца. Там есть Михаил Оболенский, кузен Николая, кровный родственник по отцовской линии. Пока он жив и не отказался от наследства официально — Горчаков к этому имуществу не подступится. Горчаков из материнского рода, к отцовскому он никакого отношения не имеет.
— Значит, с отцовским имуществом Горчаков ничего не может сделать?
— Пока жив Михаил — ничего, — подтвердил Громов. — Но вот второй кусок — это Покровское, и здесь всё иначе. Имение материнское, учреждено дедом по матери, графом Апраксиным. По условиям учреждения, при пресечении прямой линии оно переходит к ближайшему родственнику из рода Апраксиных. Твоя мать и Горчаков — двоюродные брат и сестра. Оба — внуки старого Апраксина. Вот откуда у него притязания на Покровское, он из того же рода, из которого пришло имение.
Я молчала, укладывая в голове услышанное.
— Выходит, Горчаков рассчитывал именно на Покровское.
— Три тысячи двести десятин орловского чернозёма, конный завод, две деревни, пф-ф! Безусловно, он хочет его заполучить! — фыркнул Громов. — Это главный приз. Но вот что важно, пока ты жива, любые его действия с твоим имуществом — это уже не наследственный вопрос, а уголовный. Что с залогом Покровского, что с растратой отцовских доходов.
Мужчина устало прикрыл веки, но продолжил:
— Третий вопрос. Чертёжная контора. Открыть её ты можешь. Вдова по документам — это наилучшее положение с точки зрения закона. Вдова дееспособна, вправе вести дела, заключать договоры, нанимать работников. Никакого мужского согласия не требуется. Но… подписать готовую работу ты не сможешь.
— Понятно.
— Право подписи есть лишь у человека с дипломом технического заведения. А ты, если меня память не подводит, закончила Смольный, потом слушала историко-филологические лекции на Бестужевских курсах. Это всё никак не связано с архитектурой. Как же ты будешь делать проекты, не имея образования?
— Я выросла среди чертежей батюшки. Потом познакомилась на курсах с одной слушательницей с математического отделения, Надеждой Крутиковой, благодаря ей я втянулась всерьёз. Отец, когда узнал, не скрывал радости и занимался со мной сам.
Мужчина, прищурившись, задумчиво смотрел мне в глаза. Я не дрогнула, даже не моргнула ни разу.
— Ладно, положим, так оно и есть, — в итоге выдал он, откидываясь на спинку кресла. — Тогда знай, подписант не несёт ответственности за качество работы перед заказчиком, только перед городским присутствием за соответствие нормам. Если чертежи будут сделаны правильно, ни у кого не возникнет ни вопросов, ни неприятностей.
— Я сделаю всё правильно.
— Уж будь добра, не оплошать, — Громов потёр висок. — Ты выполняешь работу, подписывает её кто-то с нужным свидетельством. Номинальный технический подписант.
— Есть у вас кто на примете? Кого бы вы могли посоветовать? — спросила прямо.
— Звонарёв Борис Елизарович. Правда, он в возрасте, но в ясном уме. Было время, он работал с твоим отцом. Боря не должен отказать, деньги никогда лишними не бывают.
— Значит, и ему отпишете?
— Сегодня и завтра, кажись, я только и буду, что строчить письма и рассылать их адресатам, — глухо рассмеялся Илья Петрович.
Я не стала говорить, что любое занятие будет всяко лучше выпивки, но старый адвокат всё понял по выражению моего лица и горько усмехнулся.
За окном по Болотной прогромыхала телега, фыркнула лошадь, Никифор что-то крикнул вознице, на что тот невнятно огрызнулся.
— Илья Петрович, — нарушила я воцарившуюся тишину, — думаю, вам ненадолго придётся сменить ваш знаменитый пиджак на что-то иное, менее заметное.
— Тоже подумал об этом, Сашенька, — согласился собеседник, — так и поступлю. Пока ты не выйдешь из тени на свет…
* * *
Оставив Громова сидеть и строчить письма, я отправилась домой. Было срочное дело к Дуняше. Она уже обмолвилась, что ей не выдали расчёт. А это прекрасный повод посетить лечебницу.
Занеся корзину с пустыми кувшинами в трактир, отправилась на остановку, села в конку и, уставившись в окно, продолжила обдумывать грядущую операцию по изъятию моей истории болезни у Штейна.
* * *
Интерлюдия
Утро выдалось промозглым, низкое серое небо давило на и без того натянутые нервы, а сырость лезла под платок и за воротник, сколько ни кутайся.
Густой туман укутывал дома мягким сизым одеялом. И Дуняша посчитала это хорошим знаком, будто сама природа решила подсобить графине Оболенской в её планах. Евдокия шла по Выборгской стороне, крепко прижимая к боку старенькую холщовую сумку, и старательно не думала о том, что будет, если всё пойдёт не так.
Александра Николаевна объяснила чётко: войди, получи расчёт, жди шума со двора, поищи в кабинете бумаги, если найдёшь, забери и быстро уходи. Звучало просто. Но на деле всё могло обернуться совсем иначе… В чём Дуняша была совершенно точно уверена, в том, что графиня в своём уме. Иногда Александра Николаевна произносила странные слова, смысл которых был неясен, но при этом Дуняша списывала своё непонимание на свою же малообразованность, а не на проявление слабоумия Оболенской.
Вскоре показалось здание лечебницы, Евдокия, стараясь унять дрожь страха, подошла к привратнику у ворот, он её узнал и легко пропустил.
В коридоре пахло карболкой и плесневелой сыростью, а ещё тут было пусто. Откуда-то с верхнего этажа доносился монотонный стук и скрип, кто-то мерно бился о стену, одновременно качаясь на стуле.
Дойдя до кабинета Штейна, постучала.
— Войдите, — послышалось изнутри почти сразу же.
Карл Иванович сидел за столом, перебирая какие-то бумаги. При виде Дуняши он удивлённо приподнял брови, взгляд его из рассеянного сделался острым, изучающим, словно она была не бывшей сиделкой, а пациенткой, которую следовало немедленно освидетельствовать.
— Фролова, — произнёс он наконец, — зачем явилась?
— Доброе утро, Карл Иванович, — ответила Дуняша, опустив глаза. — За расчётом. Вы забыли заплатить мне за последний месяц работы.
— А чего раньше не пришла?
— Так лечилась, Карл Иванович, как на ноги встала, так сразу к вам и пришла, — ещё тише буквально выдохнула девушка.
Штейн, побарабанив пальцами по столешнице, осведомился небрежно:
— А где… Александра Николаевна?
— То мне неведомо, она оставила меня в Обуховской больнице и скрылась.
— Вот значит как, — Штейн смотрел на неё долго, не мигая, и Дуняша чувствовала, как этот взгляд ощупывает её лицо в поисках лжи. Но она не дрогнула, хотя очень хотелось отвести глаза. Потом доктор всё же медленно кивнул и полез в ящик стола. Отсчитал деньги и положил перед ней:
— Бери, только… — начал он, но договорить не успел, со двора что-то грохнуло. Штейн резво подскочил, уставился в окно, Дуняша тоже туда посмотрела и увидела, как из-за угла здания повалил густой дым. Агафья заголосила в коридоре что-то про поленницу, чей-то бас заревел «горим!», забухали торопливые шаги.
Штейн метнулся к двери и выбежал наружу, вовсе позабыв о Дуняше.
Девушка заторможенно замерла, сердце колотилось где-то в горле, но слова Александры Николаевны, что это важно для неё, что помощь Дуняши поможет ей победить врагов, заставили действовать. Она прерывисто выдохнула, убрала деньги в карман плаща, после чего быстро подошла к шкафу, где доктор хранил дела пациентов.
Шкаф был высокий, тёмного дерева, с латунными накладками на дверцах. Заперт. Дуняша обвела глазами кабинет: стол, кресло, полка с книгами, подоконник с пресс-папье и чернильным прибором. Подбежала к столу, отодвинула верхний ящик, где и нашлись ключи.
Руки у неё дрожали, колени подгибались, она не слышала ничего, лишь заполошный стук своего сердца. Взяла ключ, вернулась к шкафу и лишь с третьей попытки смогла попасть в замочную скважину.
Внутри на полках стояли картонные, подписанные аккуратным убористым почерком, папки. Дуняша пробежала взглядом по корешкам: фамилии… фамилии… Оболенская. Третья полка, с краю.
Папка была тонкой, всего листов десять, не больше. Дуняша выдернула её из ряда, сунула в сумку, закрыла шкаф, вернула ключ на место и вышла в коридор.
Во дворе ещё кричали. Из открытой двери несло дымом, но уже не так сильно, поленница горела недолго, потушили быстро. Дуняша прошла коридором до чёрного хода, толкнула дверь и вышла на задний двор, где никого не было, только облезлый кот шарахнулся от неё в подворотню.
Очутившись на улице, прибавила шагу, не побежала, упаси боже, — просто шла быстро, как ходят люди, которым некогда, их ждут чрезвычайно важные дела. Платок надвинула пониже, двигалась, не поднимая головы и крепко прижимая сумку к себе. За углом свернула на Нижегородскую, потом вышла к Неве и зашагала вдоль набережной к Литейному мосту. Ветер с реки бил в лицо, трепал юбку, завихрял туман у ног.
У моста, привалившись плечом к чугунному столбу фонаря и надвинув картуз на самые брови, стоял неприметный молодой человек с усами и поднятым воротником.
Поравнявшись с ним, она чуть замедлила шаг.
— Иди, не останавливайся, — шепнул «паренёк», отлепившись от столба и двинувшись следом, при этом держась на пару шагов позади. — Получилось?
— Да.
— Молодец.
Больше они не разговаривали до самой конки.
Руки перестали дрожать только в вагоне, когда за мутным стеклом поплыли окутанные туманом дворы, и стало ясно, что Выборгская сторона осталась далеко позади. Дуняша разжала пальцы, которыми всю дорогу сжимала ремень сумки, и только тогда позволила себе с облегчением закрыть глаза на несколько секунд.

Глава 11

Верёвки во дворе были низко натянуты между забором и крюками в стене дома, и я то и дело задевала их лбом. День клонился к вечеру, небо висело серым войлоком, от земли тянуло сыростью, и пальцы задеревенели уже после третьей снятой вещи. Но правило есть правило, и Мотя не собиралась его нарушать. Она с утра пораньше замочила разом всю грязную одежду, и теперь я методично снимала с верёвок то, что успело подсохнуть: две рубашки, чулки, две одинаковых серых юбки, платье.
Я смотрела на эту скромную одежду и думала, что мне в ближайшее время просто необходимо сходить на рынок и пополнить свой скудный гардероб, состоящий всего из двух нарядов, если не считать мужских штанов и рубахи Тихона. Платья от Штейна и сменного от Моти явно недостаточно для работы в будущем бюро и поездки в Москву. В оборванном наряде и разваливающейся обуви сложно выглядеть убедительной. И, кстати, Дуняшу тоже следует приодеть, её одежда смотрелась не лучше моей.
Я как раз прикидывала, куда разумнее отправиться за обновками, когда скрипнула калитка. Фома Акимович вошёл во двор с коромыслом на плечах, вёдра качались в такт его шагам. Водоразборная будка стояла на Седьмой линии, он ходил туда дважды в день, утром и ближе к вечеру.
— Скоро Кузьминична придёт, — бросил он, проходя мимо. — Пойду, огонь в печи поправлю.
Калитка за ним осталась приоткрытой. Я подошла, чтобы закрыть её полностью, но зачем-то выглянула наружу и увидела человека, шедшего по правой стороне, опираясь на трость. На нём было неприметное тёмное пальто и низко надвинутая шляпа.
Ко мне явился сам Громов.
— Фома Акимыч, — окликнула я старика, который уже ставил вёдра у крыльца. — Скажите Матрёне Ильиничне, что к нам гость, пусть подготовится.
Я встретила адвоката и провела его в дом. Он вошёл в комнату и задумчиво огляделся, прислонил трость к стене у входной двери, Дуняша забрала у него пальто, после чего он прошёл вперёд.
Следом, почти сразу, на пороге показалась Степанида, вернувшаяся с мануфактуры. Женщина сняла платок, повесила на крюк и удивлённо поприветствовала нежданного гостя.
Я представила Громова домочадцам и вежливо пригласила его за стол. Старый адвокат осторожно опустился на лавку.
Мотя уже гремела самоваром. Дуняша выскользнула в сени. Фома Акимович тихо ушёл в другую комнату. Я же устроилась напротив Ильи Петровича, Степанида с краю лавки у печи, сложила руки на переднике и приготовилась слушать адвоката.
Пока Мотя разливала чай, Громов снял шляпу, положил её на колени и провёл ладонью по седым волосам. Выглядел он лучше, чем вчера, — умытый, борода подстрижена.
— Был на почте, — начал он без предисловий, принимая кружку от Моти. — Письмо Пашкову в Иркутск отправлено. Изложил суть, попросил найти Михаила Оболенского и передать записку лично в руки с распиской. Пашков — человек обстоятельный, всё чётко сделает. Письмо Корсакову тоже ушло, — сделал глоток, — теперь о конторе… Я думал об этом весь вчерашний вечер. Кое-что я всё же не учёл, а именно: ты ведь не навсегда будешь Лебедевой. Открыть чертёжную контору на липовое имя нельзя. Если бы дело свелось только к отсутствию надлежащего торгового свидетельства, это ещё разбирал бы мировой судья: штраф, арест — неприятно, но пережить можно.
Тут он выстрелил пальцем в потолок.
— Если твои враги выяснят, что свидетельство получено по подложному документу, то они непременно этим воспользуются. И тогда это уже будет дело не мирового судьи. Это будет подлог. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, издание восемьдесят пятого года. Четвёртый раздел, преступления против порядка управления. Там другие санкции и другой суд, — помолчал. — Ты умная женщина, объяснять подробнее незачем.
Объяснять действительно было ни к чему.
— Значит, нужно найти доверенного человека и открыть контору на его имя, — кивнула я.
— Верно. Я же говорил о Звонарёве? Он инженер, у него есть техническое свидетельство. Открой контору на него, будешь работать как его наёмный чертёжник — это законно, никаких ограничений нет. Да и тянуть с бюро незачем. Ответа от Корсакова ждать сколько — неведомо, от Пашкова точно месяц. Время дорого.
Я молчала, обдумывая.
Громов смотрел на меня с лёгким нетерпением человека, который предложил отличное решение и ждёт согласия. Мотя за его спиной тихонько вытирала полотенцем посуду. За окном прошёл мужик с тачкой, колесо скрипнуло о брусчатку и затихло.
Звонарёв — хороший вариант. Но я его не знаю. Конечно, можно довериться характеристике Громова, но мне, если честно, этого мало… Слишком мало, чтобы я вложила деньги в незнакомца.
Снова посмотрела на няню. Можно было бы на неё, вот только Горчаков знал Мотю, и, если услышит её имя… Нет, не вариант.
Глаза мои сами собой остановились на хозяйке дома.
Степанида сидела у печи и по обыкновению молчала. Чистый старенький передник, спокойное лицо. Мещанка с Васильевского острова, вдова, работница бумагопрядильной мануфактуры. Она никто.
И почему бы не сделать так, чтобы кума Моти шагнула с этой ступеньки на другую, куда выше… В благодарность за широту души, за то, что приютила меня и Дуняшу, впрочем, она приютила и няню, ни разу не попросив ничего взамен.
— Илья Петрович, — всё для себя решив, начала я, — а что если открыть не на Звонарёва?
Громов вопросительно вскинул кустистые брови:
— На кого же?
— На Степаниду Кузьминичну.
В комнате стало тихо. Мотя застыла с тарелкой в руках. Степанида растерянно моргнула:
— На меня? — в её голосе было такое неподдельное изумление, что Громов и я невольно улыбнулись. — Да я ж ничего в этом не смыслю. Я на заводе работаю, бельё стираю. Какая из меня…
— Самая подходящая, — перебила я спокойно. — Ты мещанка, вдова, дееспособна, никаких судимостей. Торговое свидетельство получить можешь на законных основаниях. Ни Горчаков, ни кто другой не станет искать мои следы в чертёжном бюро, которое открыла вдова Воронова с Васильевского острова.
— Да что ты говоришь, — отмахнулась Степанида, но не очень уверено. — Это ж ответственность какая…
— Моя ответственность. Я буду делать всю работу, Звонарёв подписывать. Ты станешь владелицей конторы на бумаге. Всё законно.
— Сашенька права, — подала голос Мотя. — Послушай, Степанидушка. — Она подошла к ней, положила тарелку и полотенце на стол, взяла подругу за руку. — Это дело верное. И Сашеньке помощь, и тебе уйти с того завода…
— Мне с завода негоже увольняться, — вздохнула Степанида. — Время непростое…
— Именно такое, — твёрдо возразила я. — Перестанешь губить здоровье, стирать чужое бельё по ночам. Для тебя, Фомы Акимыча, Моти и Дуняши другая жизнь откроется.
Кузьминична посмотрела на меня, после на Мотю, затем, почему-то на Фому Акимовича, который бесшумно появился из комнатушки и стоял, опираясь о косяк. Старик кивнул, намекая, чтобы соглашалась.
Степанида помолчала ещё немного. Потом расправила передник на коленях и выдохнула, голос её едва заметно дрогнул:
— Ладно, подсоблю тебе, Сашенька. Пусть вражины твои получат, что причитается.
Мотя радостно выдохнула и крепко сжала ей плечо.
Громов потёр бороду и негромко произнёс:
— Хорошо, пусть будет так, Александра Николаевна… Ох и не завидую я твоим врагам, — усмехнулся в бороду старый адвокат.
— И правильно делаете, я сделаю всё, чтобы они заплатили по всем счетам, — кивнула я.
Громов ушёл через час, когда был сыто накормлен и напоен. Попрощался коротко, поблагодарил хозяйку за еду, надел шляпу, забрал трость и скрылся за калиткой, унося с собой запах табака.
* * *
Мотя проводила его взглядом из окна и только потом обернулась ко мне с видом человека, у которого накопилось много вопросов, но он не уверен, с какого начать.
— Сашенька… — начала она осторожно.
— Потом, Мотя, — мягко перебила я и обернулась к Кузьминичне. Та сидела у стола и смотрела перед собой с таким выражением, будто её только что записали в полковники, хотя она всю жизнь была рядовой. Огрубевшие пальцы судорожно сжимали ручку глиняной кружки, и я невольно обратила внимание на её правый указательный, на котором виднелась глубокая старая трещина — такие не заживают у тех, кто годами работает с мокрой тканью и едкими щёлоками; кожа трескается от постоянной сырости и грубеет с годами так, что после не смягчить вообще ничем.
— Степанида Кузьминична, — окликнула я её, — не выходи завтра на работу, и дело с концом.
— А? Прям завтра? — вздрогнула она, вскинув на меня свои глаза. — Да как же… Я же… — и растерянно сжала правой рукой своё левое запястье.
— Да. Завтра у тебя будет куча иных дел. Для начала посетим рынок, мне в люди выходить не в чем, пора озаботиться этим вопросом. Затем поищем подходящее для конторы здание. Согласна?
Степанида Кузьминична пожевала губами, обдумывая, после чего медленно кивнула:
— Быть по сему.
* * *
На следующий день, плотно позавтракав, засобирались.
Дуняше велела остаться дома, носа не казать наружу.
— Лучше поспи, твоя бледность всё ещё меня тревожит. На рынке посмотрю малиновые и смородиновые листья, варенье, тебе нужны укрепляющие тело отвары.
Та было заупрямилась, но Мотя посмотрела на неё таким взглядом, что Евдокия немедленно прикусила язык и пообещала прилечь и ничего не делать. Фома Акимович в свою очередь пообещал присмотреть за ней и не позволять работать.
Вышли втроём: я, Мотя и Степанида.
Снова шёл противный мелкий дождь, который будто повис в воздухе, пропитывая всё, наполняя грудную клетку. Булыжник блестел, как надраенная палуба, тянуло помоями и прелыми листьями. Дворник с метлой, угрюмо посмотрев на нас, с грохотом выволок из подворотни мусорный бак. Мотя, раскрыв зонт, шла впереди, Степанида держалась рядом с ней, засунув руки в карманы жакета.
Ново-Александровский стоял на Садовой, за Николаевским мостом, — одна из самых известных городских толкучек, куда стекалось всё, что не шло в приличные лавки. Там можно было купить что угодно: и ношеное платье за пятак, и сапоги, пережившие не одного хозяина. На конку мы сели у Андреевского рынка. Пока ждали, я успела разглядеть его как следует: старый двухэтажный каменный гостиный двор с галереями по периметру, лавками вокруг внутреннего двора и новым остеклённым корпусом, пристроенным недавно. Из съестных лавок тянуло рыбой и рассолом так густо, что засвербело в носу. Мужик в обтрёпанном картузе катил тачку, на которой горбился небольшой осмолённый бочонок, тётка в тулупе громко бранилась из-за цены на огурцы.
Конка подошла с лязгом и скрипом, лошади фыркали паром. Кондуктор, краснорожий и сонный, принял монеты, не глядя. Мы с Мотей сели вместе, Степанида напротив нас.
Мост тонул в дымке. Нева внизу была свинцово-серая, в мелкой ряби от ветра. На том берегу начинался уже парадный Петербург: сперва выплыл Исаакий, а там, ближе к Благовещенской площади, вставала строгая шеренга тяжёлых фасадов конногвардейских казарм.
— Подскажите, долго ехать? — спросила сидящая чуть поодаль от нас женщина.
— Минут двадцать, — отозвалась Мотя, и незнакомка благодарно ей улыбнулась.
Ново-Александровский рынок обрушился на нас шумом и толчеей. Четырёхугольник между Садовой, Вознесенским, Фонтанкой и Малковым переулком гудел, как растревоженный улей. Вдоль аркады плечом к плечу стояли торговцы, перед ними на прилавках, ящиках, просто на земле громоздился товар: ношеная одежда, обувь, старая посуда, какие-то инструменты, связки тряпья, шляпы, зонты, меха сомнительного качества.
— Держитесь за мной, — бросила Мотя и нырнула в толпу с решимостью человека, идущего в атаку.
Я последовала за ней, Степанида шаг в шаг за мной.
Толкучка жила по собственным законам. Орали торговцы, перекрикивая друг друга. Покупатели торговались с невиданной страстью, чтобы не уступить ни копейки, и это, судя по их разгорячённым лицам, было делом чести. Мимо нас с пирожками на лотке протиснулся юркий мальчишка-разносчик, при этом он умудрился ни в кого не врезаться да ещё оповестить нас, что пирожки у него с самой разной начинкой: с капустой, с мясом, с яйцом, с морковью. При этом голосил так самозабвенно, что прохожие заинтересованно останавливались. Баба в цветастом платке продавала варежки, нанизанные на верёвку между двумя столбами и болтавшиеся на ветру, как гирлянда. Откуда-то доносился запах сбитня…
Мотя остановилась у прилавка, где навалом лежали женские платья. Все поношенные, но крепкие.
— Почём вот это? — она зацепила пальцами край платья из плотного коричневого кашемира с высокой стойкой-воротником.
Продавец, бородатый мужик в засаленном фартуке, оживился, почуяв крупную рыбу. Он вытянул наряд из кучи, встряхнул его, и с наигранным восторгом пробасил:
— Рубль сорок, барыня! Истинный кашемир, подкладка шёлковая, из дома генеральского привезли. Такое в пассаже на Невском меньше десятки не спросят!
— Рубль сорок? — переспросила Мотя таким тоном, будто торговец предложил ей купить дохлую кошку по цене коровы. — За это? Посмотри сюда, милый: на подоле пятно, а кружево на манжетах пожелтело так, что только на тряпки пустить. И пуговицы… Гляди, одной не хватает, где я такую костяную искать буду? Сорок копеек в базарный день, и то из жалости к твоему семейству.
— Сорок⁈ Обижаете, барыня! Пять копеек только за пуговицы отдать не жалко! Рубль десять, и то себе в убыток, чисто за почин, — торговец прижал руку к сердцу, изображая крайнюю степень разорения.
Торговались они минут пять. Мотя трижды разворачивалась, чтобы уйти, и трижды мужик хватал её за рукав, снижая цену на пять копеек. В итоге сошлись на сорока восьми копейках.
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Я стояла рядом и наблюдала с искренним восхищением. Это было искусство, настоящее, отточенное годами, умение держать паузу, делать вид, что уходишь, говорить «нет» именно тогда, когда продавец думает, что уже договорились. Я мотала на ус, наверняка ведь пригодится. Степанида тоже наблюдала и едва заметно одобрительно кивала.
Когда тяжелый сверток наконец перекочевал в нашу сумку, няня победно хмыкнула:
— Вот так-то, Сашенька! Пятно мы солью с нашатырем выведем, манжеты перешьем из того батиста, что у Степаниды в сундуке лежит, и будет как новое. Зато этому сукну сносу нет, в таком и к губернатору не стыдно, если голову высоко держать.
В итоге я купила два платья, и столько же для Дуняши, нижние юбки и четыре пары чёрных чулок, две пары ботинок с толстой подошвой. Ещё взяла себе шерстяную шаль и зонт.
Пока Мотя торговалась за последнее, я сунула Степаниде монеты:
— Себе тоже возьми что-нибудь.
— Не надо, — отрезала та.
— Ты вскоре станешь владелицей чертёжного бюро, — покачала головой я, глядя ей прямо в глаза. — Нельзя ходить вот так, — и выразительно посмотрела на её простенькое застиранное платье, видневшееся из-под не менее поношенного салопа.
Кузьминична глянула на монеты, потом на меня, опять на монеты. Взяла. Ушла в сторону, вернулась минут через десять и показала мне тёмно-зелёный суконный жакет с приличными пуговицами и целыми локтями.
— Двенадцать копеек, — сообщила она с видом человека, сделавшего что-то неловкое и ждущего соответствующей реакции.
— Отличный выбор, — одобрила я, улыбнувшись.
Степанида чуть порозовела и убрала жакет в сумку.
— И платье себе присмотри, и сапожки.
Она тяжко вздохнула, но спорить не решилась.
Мотя к тому моменту уже приценивалась к тёплым вязаным носкам, и я не стала её торопить, — пусть развлекается. Прошлась вдоль ряда, где продавали посуду и всякую мелочь. Остановилась у прилавка с инструментами: среди ключей и ножей лежала деревянная, с металлической полоской по краю линейка. Взяла в руки, проверила прямизну. — Годится, — пробормотала под нос, там же нашлись карандаши и я, не удержавшись, купила сразу несколько штук.
Обратно на Васильевский добирались той же конкой, только теперь сумки были тяжелее и настроение совсем другим. Степанида и няня задремали, привалившись друг к другу. Я же смотрела на проплывающий за окном город и думала о помещении.
Нам нужен был дом в два этажа. Внизу бюро с приёмной и чертёжной, наверху жилые комнаты.
Фома Акимович, когда мы вернулись, встретил нас у ворот с таким видом, будто имел, что сообщить. Я успела испугаться, не случилось ли чего с Дуняшей, но нет. Старик прокашлялся и сказал:
— На Тринадцатой линии, у Среднего, угловой дом сдаётся. Я за водой, когда ходил, разговорился с соседом, он и сказал. Хозяин Карасёв Евдоким Фёдорович.
На ловца и зверь бежит.
— Вот это называется вовремя, — обрадовалась Мотя.
* * *
Тринадцатая линия встретила нас тишиной. Угловой дом обнаружился сразу. Двухэтажный, кирпичный, с деревянной пристройкой сбоку, с облупившейся охровой краской на фасаде и кривой водосточной трубой, прибитой к стене без отвеса. Окна первого этажа были мутные, второго немного почище. На двери висело объявление, написанное округлым почерком: «Сдаётся».
Прежде чем войти, обошла дом снаружи. Фасад на Тринадцатую, торец на Средний — это хорошо, два выхода. Фундамент, насколько можно было судить по цоколю, без трещин. Карниз немного просел над левым окном, надо бы осмотреть потолок изнутри. Удовлетворив первое любопытство, подошла к двери и постучала.
Долго не открывали, потом послышалось кряхтение и тяжёлые шаги.
Скрипнула створка, и вот на нас взирает круглый старичок в домашней куртке и тапочках на шерстяных носках. Редкая бородка, хитрые глазки, в правой руке кружка с чаем.
— Осматривать пришли? — прищурился он, оглядев нас без особого восторга.
— Доброго дня. Пришли, — подтвердила я.
— Доброго, ага. Ну, заходите, — буркнул хозяин и посторонился, пропуская нас.
Внутри пахло сыростью. Первый этаж состоял из трёх комнат: две проходные и одна угловая, с тремя окнами. Потолки высотой почти четыре аршина. Полы деревянные, крашеные в коричневый, местами вытертые до белёсости. Печь угловая, изразцовая, с трещиной в одном изразце, что, впрочем, было некритично, можно легко затереть глиной. Я прошла вперёд и начала простукивать стены, — Карасёв смотрел на меня со всё возрастающим удивлением.
— Барыня по-строительному понимает? — осведомился он у Моти вполголоса, будто меня в комнате не было.
— Понимает, — невозмутимо подтвердила та, гордо округлив грудь.
Потолок над левым окном темнел давно высохшим пятном. По штукатурке тянулся грубый шов. Кто-то не очень умело замазал след, но, увы, не причину. Я посмотрела на откос: раствор по периметру рамы крошился, местами отошёл от кладки. Вот откуда текло — вода шла по откосу под подоконник. Решить проблему легко, нужно всего лишь переложить раствор вокруг рамы.
В дальней комнате нашлась кухня с плитой на кирпичном основании и чугунными конфорками, рядом с ней судница с полками, врезанная в стену, вытяжная труба уходила в дымоход. Плита старая, но крепкая. Я открыла дверцу топки, заглянула внутрь, сажи немного, значит, недавно чистили…
Один за другим поднялись по узкой скрипучей лестнице на второй этаж. Здесь было три комнаты и небольшая подсобка.
Я прошла в первую, прислушиваясь. Пол под ногами не играл, доски лежали плотно, не пружинили, значит, лаги под ними целые. Простукала стену у окна, звук вышел глухим, сырости в кладке нет. Оконная рама была перекошена, в правом углу треснутое стекло небрежно заклеили бумагой.
Во второй комнате стояла ещё одна изразцовая печь, меньше той, что располагалась на первом этаже, но тоже вполне исправная на вид — изразцы целые, дверца топки затворялась плотно. Я открыла вьюшку, заглянула в дымоход — тяга есть. Потолок здесь был чище, почти без пятен. Пол у северной стены немного просел, одну лагу, скорее всего, придётся менять.
Третье помещение было меньше первых двух, с окном во двор. Зато со встроенным шкафом в стене, что являлось редкостью. В подсобке в нос ударил неприятный мышиный запах.
— Сколько просите? — спросила у Карасёва, который топал за мной от комнаты к комнате, шумно прихлёбывая свой, кажется, нескончаемый чай.
— Пятьдесят рублей в месяц, — объявил он. — С дровами на зиму.
Няня шумно ахнула.
— Тридцать восемь, — ответила я. Евдоким Фёдорович хитро прищурился и вступил в игру.
— Сорок восемь, — выдвинул он. — Меньше нельзя, сама видишь, целых два этажа, печи исправные, крыша не течёт.
Насчёт крыши я промолчала, это надо ещё посмотреть, не течёт ли…
— Сорок два. И первые две недели бесплатно на ремонт.
Карасёв завис. Прихлебнул чай, поморщился, остыл, наверное.
— Что за ремонт?
— Побелка, полы заново прокрасить, — начала загибать пальцы я, — у левого окна сбить дурную штукатурку и переложить раствор по откосу, чтобы больше не тянуло сыростью. Потолок там потом вытянуть начисто. Водосточную трубу выправить и перевесить как следует. Рамы подмазать, где отошло, подлатать местами фасад. Печи я тоже велю осмотреть, хотя на первый взгляд они ещё крепкие. Всё за мой счёт и своими силами. Ваш дом после этого только в цене выиграет.
В глазах старичка затеплилось искреннее уважение, он задумчиво пожевал губами и в итоге выдохнул:
— Сорок пять. Две первые недели на ремонт, так уж и быть. Больше не уступлю. И кабы не торопился к сыну в другой город, вообще не стал бы торговаться.
— По рукам, — кивнула я, внутренне ликуя. Дом хорош, и комнат достаточно для всех, кого я намерена сюда привести.
Договорились, что въезжаем через три дня, за это время Карасёв вывезет оставшуюся мебель.
На улице Мотя выждала, пока мы отойдём от дома на несколько метров, и только тогда подала голос:
— Сорок пять рублей в месяц — это много, Сашенька. Может, ещё поищем варианты?
— Цена вполне разумная, няня, — возразила я. — Прежде всего меня интересует расположение. Тринадцатая линия, угол Среднего… Место для конторы удобное, проходное, заметное и добираться сюда просто.
Женщина недовольно запыхтела, переваривая. Степанида, шедшая сзади, вдруг хмыкнула, я обернулась к ней, вопросительно приподняв брови:
— Что?
— Ничего, — ответила она. — Просто думаю, как оно будет хозяйкой конторы называться.
— Прекрасно будет, — пообещала я. — Быстро привыкнешь.
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Глава 12

До Дегтярной улицы добирались конкой через Литейный, потом пешком мимо серых доходных домов с практически одинаковыми воротами. Пески встретили нас смесью самых разнообразных запахов и далёким звоном молота.
Громов шёл, пусть и прихрамывая, но уверенно и не оглядываясь. Я держалась на шаг позади, в рубахе и штанах Тихона, с картузом Фомы Акимыча, надвинутым до бровей. Прохожие скользили по мне взглядом и быстро теряли интерес к субтильному пареньку, семенящему за господином.
— Борис Елизарович — человек прямой, — обронил Громов, не замедляя шага. — Говорит, что думает, не всегда, кстати, к месту. Надёжен.
— Как много лет он знал моего отца?
— Лет десять. По железнодорожным делам сошлись. Николай тогда проектировал мост через Волхов, Звонарёв работал по Николаевской дороге. Потом пути разошлись, но не разорвались, — Илья Петрович помолчал, обошёл лужу. — Борис Елизарович — один из немногих, кто знал твоего отца по работе, а не по гостиным.
Не по гостиным, значит, знал настоящего, а не парадного.
Нужный дом в три этажа нашёлся в середине улицы. Кирпичный, с облупленной лепниной над окнами и воротами с коваными петухами, один из них был без хвоста, другой погнулся и глядел вниз с видом глубокого уныния. Дворник посмотрел на нас без интереса и вернулся к ленивому подметанию в целом чистого тротуара.
Внутри здания пахло кошками и жареной рыбой. На первом этаже за какой-то дверью надрывно плакал ребёнок, на втором старательно играли гаммы, раз за разом одно и то же место. На третьем было тихо. На второй двери слева висела медная табличка, потемневшая от времени: «Б. Е. Звонарёвъ».
Громов постучал.
Через минуту послышались неторопливые шаги, — и дверь отворилась.
Борис Елизарович оказался высоким стариком, одетым в домашнюю тёмно-синюю, с обтёртыми локтями, куртку. Седина у него была клочками, как будто жизнь выбелила его там, где задевала сильнее. Через очки в стальной оправе на нас смотрели острые голубые глаза.
— Борис Елизарович, — Громов протянул руку.
Звонарёв крепко её пожал.
— Не ждал, Илья Петрович.
— Не предупреждал, — согласился Громов, — можно?
Хозяин дома посторонился, пропуская нас в прихожую. Взгляд его скользнул по мне, задержался на лице, между серебристых бровей вдруг пролегла задумчивая морщинка. Он смотрел секунду, другую, и брови его медленно поползли вверх.
— Кто это с тобой?
— Ну, Саша, — кивнул мне адвокат, — расскажи Борису Елизаровичу, кто ты.
Я сняла картуз, под которым прятала собранные волосы, отклеила усы.
— Господи, — произнёс Звонарёв вполголоса, — неужто Александра… Быть того не может…
В прихожей стояли высокие напольные часы с маятником. Пока Звонарёв переваривал невероятную весть, часы начали отбивать полдень. Один удар, второй, третий…
— Да, я Александра Оболенская, — тихо сказала я, стоило часам смолкнуть. — Дочь Николая.
Звонарёв закрыл глаза на секунду, открыл и вымолвил сипло:
— Рад, что ты жива, девочка. Ох, как же я рад…
* * *
Хозяин дома проводил нас в свой кабинет. На столе лежали чертежи, придавленные деревянным угольником, чернильницей без крышки, и стаканом с карандашами разной степени сточенности. Вдоль стены тянулся стеллаж с папками, на каждой карандашом обозначен год: 1861, 1862, 1863 и дальше по порядку, до самого 1893-го. Над стеллажом, на отдельном гвозде висела фотография: группа людей у недостроенного моста, внизу подпись: «Волховъ, 1874».
— Садитесь, — пригласил Звонарёв, опускаясь в кресло. Видно было, что он собирается с мыслями: сцепил пальцы, расцепил, посмотрел в пол, потом в окно, затем снова на меня.
Тяжело выдохнув, спросил Громова:
— Илья Петрович, ты что привёз мне на голову?
— Дело, — невозмутимо ответил тот, устраиваясь на стуле у окна. — Слушай внимательно.
Адвокат рассказал основное, не вдаваясь в подробности. Звонарёв внимал, не перебивая. Пальцы его лежали на подлокотниках неподвижно, только один раз, когда Громов упомянул Горчакова, они слегка сжались.
— Горчаков всегда был гнилой человек, — заметил Борис Елизарович, когда Громов замолчал. — Николай в нём крепко ошибся. Я говорил ему, чтобы не доверял, что Алексей не тот человек… Александра Николаевна, твой отец не послушал, был чересчур добр, считал, что люди его окружающие, такие же честные, как он сам…
Помолчали.
— Итак, вам нужен, если я всё верно понял, номинальный подписант? — мужчина снял очки, протёр стёкла полой куртки, водрузил обратно на переносицу. — Прежде чем отвечать, скажу вам кое-что. То, что вы должны знать, — и, встав, подошёл к стеллажу, вытащил папку с пометкой «1892», раскрыл её на столе. Внутри лежали какие-то чертежи и расчёты на листах в клетку.
— Твой отец выиграл казённый заказ в начале девяносто второго. Не готовый подряд на уже утверждённый мост, а дело по проекту переправы через Неву, у Смольного. Серьёзный объект, через Министерство путей сообщения, со сметами и чертежами. Переписка была долгой, — Звонарёв положил ладонь на листы. — Николай успел подготовить бумаги и начать переговоры с подрядчиками, но погиб.
— И что же дальше?
— Горчаков был попечителем. После смерти Николая у него на руках оказались все бумаги: чертежи, сметы, переписка, имена подрядчиков, условия, на которых можно было вести дело дальше. Сам казённый заказ по наследству к нему, разумеется, не переходил, но он сумел подать всё так, будто только он один и может довести дело до конца.
Я почувствовала, как пальцы сами собой сжались в кулак.
— И министерство это пропустило?
— А отчего бы ему не пропустить? — невесело усмехнулся Звонарёв. — Работы задерживать не хотели, бумаги у него были в полном порядке, возражать за Оболенского было некому. Формально всё чисто: прежний распорядитель умер, новый берёт дело на себя, проект не останавливается. На бумаге он принял дело к исполнению и провёл утверждение через ведомство. Но если говорить по совести — украл. Теперь объект уже ведут его люди. У левого берега начали подготовительные работы, сваи подвозят, площадку расчищают.
— И доказать ничего нельзя?
Звонарёв отвёл взгляд.
— Спустя столько времени… почти ничего. Разве что поднять старую переписку, сверить даты, посмотреть, чьей рукой сделаны первые сметы, и когда именно Горчаков вошёл в дело. Но для этого нужны не слухи, а бумаги.
— Строят по отцовскому проекту, — я не спрашивала, я утверждала.
— Уверен, что именно так. Мой тебе совет, съезди да посмотри, что там да как, пока строительство не ушло далеко. Вдруг есть ошибки. Николай сделал хорошую работу, не хочу, чтобы с его именем связали что-нибудь дурное.
Я задумчиво кивнула, съезжу непременно.
— Борис Елизарович, — подал голос Громов, — так ты согласен подсобить Сашеньке?
Звонарёв не ответил сразу. Подошёл к окну, посмотрел на улицу.
— Я уже немолод, подслеповат, — с лёгкой грустью произнёс он, не оборачиваясь. — Заказов почти не беру, устал уже. И подписывать чужие чертежи за скромное вознаграждение — это совсем не то, чем я собирался заниматься на старости лет.
— Понимаю, — кивнула я.
— Но… помочь дочери Николая Оболенского… Я соглашусь, Александра Николаевна, лишь при одном условии. Хочу увидеть, что ты умеешь. Не по словам Ильи Петровича, при всём моём к нему уважении, а на деле убедиться в твоём мастерстве. Принеси мне что-нибудь своё. Тогда дам окончательный ответ: да или нет.
— В какие сроки? — деловито уточнила я.
— Через три дня… Удиви меня, Сашенька, — мягко улыбнулся он.
— Постараюсь, Борис Елизарович.
Звонарёв протянул ладонь, и я пожала её крепко, как пожимают коллеге.
— Точно глаза Николая, такие же стальные, — заметил он, возвращаясь к своему столу, — и манера говорить очень похожа.
Побеседовав со старым инженером ещё немного, вежливо откланялись.
* * *
Я вернулась в дом Степаниды после двух пополудни. Мотя встретила меня у ворот, было видно, что она вся на нервах, — то подол одёрнет, то платок поправит.
— Ну, как всё прошло? — спросила она, тревожно заглядывая мне в глаза.
— Пока не дал согласия, — ответила я, мы вошли во двор, закрыли калитку. — Попросил показать ему какой-нибудь чертёж в моём исполнении, — пояснила я на её вопросительно приподнятые брови.
— Ты справишься. Талантлива, как отец, — убеждённо закивала няня, хотя ещё ни разу не видела моих работ.
— Вечером поработаю над чертежом, сейчас же надо посидеть над сметой, — улыбнулась ей, входя в сени. Сняв ботинки и зипун, прошла в дом.
Положив перед собой лист бумаги, взяла в руки карандаш и быстро записала в столбик: известь, олифа, краска половая, гвозди, доска для замены лаги, стекло, замазка оконная. Тут в комнату вошёл Фома Акимыч, прошёл было мимо, но я задала ему вопрос, и он замер, обдумывая ответ.
— Краска? Хм-м… Смотря какая. Половая масляная — рублей пять за пуд, а путёвая и подороже выйдет. Дешёвую возьмёте — через год облезет.
Я записала.
— Олифа?
Старичок почесал затылок, опустился на лавку.
— Два с полтиной, помнится, была. Нынче, может, и три попросят. У торговца каждый раз на всё новая цена, не угадаешь.
Я тихо хмыкнула, не отрываясь от бумаги.
— Гвозди?
— Средний гвоздь рублей пять за пуд. Крупный шесть, а то и больше, смотря у кого брать. Мелочь подешевле.
— Для лаги мне крупный нужен, по три гвоздя на доску, не меньше.
— Ну, крупный тогда считай по шести.
— Стекло на раму?
— Смотря рама какая. На одну створку простое стекло три рубля — не бог весть разорение, а вот если со вставкой да замазкой, столяр ещё своё возьмёт.
Я прикинула в уме. Извести на побелку, пожалуй, девять пудов нужно, не меньше — это три рубля с небольшим. Полтора-два пуда олифы, доска на лагу, гвозди крупные и мелкие, замазку, стекло на треснувшую створку… Если с умом и без лишнего, рублей в двадцать пять — тридцать на одни материалы уложиться можно. А вот с работой выйдет дороже.
Отложив карандаш, посмотрела на собеседника:
— Фома Акимыч, вы как? Руки ещё слушаются?
Старик глянул на свои широкие, с набухшими суставами пальцы, потом на меня.
— Гнутся.
— Тогда поможете нам с ремонтом?
Он даже выпрямился.
— Отчего ж не помочь? Доску прибить смогу, штукатурку размешать тоже. Побелить — пожалуйте, это вообще не дело, любой справится. Всё веселей, чем на печь таращиться.
— Тогда завтра с утра пойдёте со мной и Мотей за материалами. На месте всё ещё раз посмотрите, скажете, что брать в первую очередь.
— Это можно, — закивал Фома Акимыч. — Тогда уж и верёвку взять, и отвес, — деловито добавил он.
— Значит, возьмём верёвку и отвес, — согласилась я.
— И известь не первую попавшуюся. Иная такая дрянь, что белит серо.
— Хорошо.
— Ладно, барышня. Стало быть, с утра и пойдём.
— Вот и славно, — улыбнулась я.
— Сашенька, тебе поесть надо. Давай, убирай свои бумаги, — вклинилась в беседу няня.
— Да, не помешало бы перекусить, — согласилась я, и желудок недвусмысленно сжался, прося пищи.
* * *
— Степанида Кузьминична, завтра рано утром вместе с Громовым пойдёте оформлять бумаги на промысел. Сперва подадите прошение, а потом в казённой палате оплатите сбор и получите свидетельство.
Женщина кивала, но было видно, что она нервничает и ей действительно боязно всё это делать.
— Дуняша, — повернулась к девушке, штопавшей нашу одежду, — ты запишешься на курсы сестёр милосердия при Крестовоздвиженской общине.
В комнате стало тихо-тихо: Мотя, убиравшая со стола, замерла с тряпкой в руке, чуть приоткрыв рот, Степанида, только что переживавшая предстоящий поход в казённую палату, вопреки своей природной уравновешенности, выронила иголку из рук. Фома Акимыч, шуршавший у печки, изумлённо крякнул. Дуняша же, похлопав ресницами, ахнула:
— А что я там буду делать?
— Учиться, — просто ответила я. — Узнаешь основы анатомии, как лечить людей и чем. Такие руки без дела не останутся. Это не мой каприз, это ремесло, которое нужно при любой власти и в любые времена. Голодать с такими знаниями ты не будешь никогда.
Я знала, что грядут сложные времена, и хотела как можно основательнее подготовиться к ним, и подтянуть за собой всех своих людей.
— Ты не одна пойдёшь учиться, — я обернулась к двум подругам, замершим, как кролики перед удавом, — Степанида Кузьминична и Матрёна Ильинична тоже запишутся на курсы.
Пауза.
— На курсы счетоводства, или хотя бы к частному преподавателю. Правда, не завтра, — на этих словах обе женщины шумно облегчённо выдохнули, — а когда дела в бюро наладятся. Обучение платное, но вам всем за то переживать не стоит, то моя забота.
— Это зачем же мне, — пробормотала Кузьминична, — счетоводство это…
— Затем, что владелица чертёжного бюро должна понимать, что происходит с деньгами бюро. Тебя научат двойной бухгалтерии, то есть ты сможешь записывать приход и расход так, чтобы ни одна копейка не спряталась, и коммерческой переписке. И тебя, Мотя, тоже. Будешь помогать Степаниде Кузьминичне, где она успевать не сможет.
Степанида пожевала губами, я видела, что она ничего этого не хочет, что всё внутри неё сопротивляется — так не хочется слушать девчонку, годящуюся ей в дочки. Но возразить, пусть и молодой, но дворянке всё же не осмелилась. Они дети своего времени сословные границы тут соблюдались строго.
Я же не могла сказать им, что в 1894 году Александр III умрёт и на трон взойдёт Николай II. Затем денежная реформа Витте, введение золотого стандарта рубля. Напряжение будет нарастать. А потом грянет Русско-японская война, где Российская империя потерпит поражение, революция 1905 года. Кровавое воскресенье, забастовки, погромы… Первая мировая война… И всё это нам всем предстояло пережить, и лучше быть моим друзьям хоть с каким-то образованием, чем без оного.
Фома Акимыч, пока я говорила, выпрямился и вдруг поддержал меня:
— Александра Николаевна дело говорит. Учитесь, покуда силы есть, сколько живу, кажный раз убеждаюсь, знания никто отобрать не сможет. Коли голова на плечах, да со знанием, так куда проще со дна подняться, ежели вдруг туда угодил.
* * *
Утром вышли втроём: я, Фома Акимыч и Мотя. Фома Акимыч толкал перед собой тачку с деревянными колёсами, которая скрипела на каждой выбоине и привлекала взгляды прохожих с завидным постоянством.
— Сначала в москательную, — решил старик, — потом на Обводный. Мешки с известью на тачке не увезём, там надо ломовика нанимать.
— Как скажете, — кивнула я. — Попрошу на складе доставить прямо на Тринадцатую. И малую часть к Степаниде.
— Зачем ей?
— Степанида Кузьминична дом свой сдавать думает, комнаты надо подбелить.
Фома Акимыч кивнул, и больше вопросов задавать не стал.
Москательная лавка располагалась в двух кварталах от дома кумы, на углу Восьмой линии, на первом этаже доходного дома. Дверь открылась с мелодичным звоном колокольчика, и-и… Мы будто попали в другой мир. Нас накрыло многослойными запахами: скипидар сверху, олифа снизу, между ними дух керосина. Мотя сморщилась, как урюк, и полезла в сумку за платком.
Помещение было не очень большим. Прилавок вдоль одной стены, полки вдоль другой — от пола до потолка, плотно заставленные сосудами разных размеров, свёртками бумаги с кривыми надписями, сделанными от руки.
Краски в жестяных банках были выставлены в ряд: белила, охра, сурик, умбра. Рядом с ними связки кистей, мотки верёвки, гвозди в деревянных ящичках с прорезями. На нижней полке примостились бочонки с олифой и мешки с гипсом и замазкой. Всё это хранило тот въедливый, намертво прибитый к стенам запах, который не выветрится уже никогда.
За прилавком замер невысокий мужик лет пятидесяти в кожаном фартуке, с руками в пятнах от въевшейся в них краски. Он поприветствовал нас и вопросительно вскинул чёрные брови. Я положила перед ним список.
— Два пуда олифы, пуд половой тёмно-коричневой краски. Фунтов пять оконной замазки и гвозди крупные с полпуда. Всё это у вас найдётся?
Хозяин пожевал губами и кивнул:
— Найдётся. Олифа по три с полтиной пуд.
— Два восемьдесят.
— Три.
— Два восемьдесят, — повторила я с нажимом. — Берём всё сразу за один раз. Стоит того.
Он прикинул в уме, пожевал щёку.
— Ладно. Забирай, — буркнул и полез за мерником.
Пока хозяин отмерял олифу в принесённую нами жестяную канистру, я прошлась вдоль полок. Нашла печную глину в бумажном свёртке, передала Моте, также взяла баночку с суриком, может пригодиться для водосточной трубы. Добавила пемзу, чтобы полировать раствор после схватывания.
Всё купленное уложили в тачку, прикрыли мешковиной. Тачка от веса стала скрипеть ещё громче.
— Отвезу домой, обождите меня, мигом вернусь и на Обводный, — попросил Фома Акимыч и взялся за ручки.
До склада на Обводном добирались конкой через Николаевский мост, потом на юг по Вознесенскому, затем пешком по набережной канала. Канал был тёмный, маслянистый, с мелкой рябью от ветра, вдоль берега один за другим тянулись склады и сараи, с воротами прямо на набережную. Над воротами кое-где висели таблички: лесной двор, дровяной двор, строительные материалы и так далее.
Длинный кирпичный сарай с навесом, под которым лежали мешки и вязанки досок, нашёлся в середине ряда. Пахло деревом и известью, от которой у меня засвербело в носу.
Во дворе возились двое рабочих, перекладывая доски с места на место без видимой цели. За прилавком у входа стоял краснолицый торговец и что-то записывал в книгу. При нашем появлении он поднял голову и глянул на нас исподлобья с явным неудовольствием.
— Утречка. Известковая мука, сколько пуд?- спросил Фома Акимыч, сразу переходя к делу.
— Восемнадцать копеек, — отозвался мужчина, снова возвращаясь к своей книге.
— Дороговато.
— Нынче всё дороговато.
Они поторговались минуты три и сошлись на шестнадцати. Я наблюдала за Фомой Акимычем, торговавшимся с достоинством сведущего человека, который времени не теряет, но и суетиться не будет.
Пока они договаривались о количестве, я прошлась вдоль вязанок досок под навесом. Нужна была одна доска длиной около трёх с половиной саженей под лагу на втором этаже. Я выбрала подходящую и осмотрела торец на волокна, они должны идти ровно, без свили, иначе под нагрузкой треснет. Как смогла проверила на вес, но, увы, доска оказалась слишком лёгкой. В третьей вязанке отыскалось то, что нужно, и я, довольная находкой, попросила работника, проходившего мимо, отнести её к прилавку.
— И это берёте?
— Беру. Доставка до дома у вас имеется? — деловито спросила я.
— Ломовик за воротами стоит, можете с ним договориться.
Ломовик оказался пожилым мужиком в зипуне, с битюгом, которому хозяин нацепил на морду торбу с овсом. Конь был под стать хозяину: невозмутимый, основательный, явно повидавший на своём веку достаточно, чтобы ничему не удивляться.
Договорились за двугривенный с рейса. Обозначила два адреса, добавив, чтобы на Тринадцатую линию привезли завтра к восьми утра.
Пока грузили, Мотя подошла ко мне и посмотрела на канал. Ветер с воды игриво трепал её платок.
— Сашенька, — позвала она вполголоса.
— Да, Мотя?
— Хотела спросить, откуда ты всё это знаешь? Про доски, растворы всякие?
Я помолчала мгновение и ответила:
— Читала много и смотрела внимательно.
Няня покосилась на меня, явно не поверив, но допытываться снова не стала.

Глава 13

Звонарёв отдал мне кое-какие чертежи, которые у него хранились и были сделаны Николаем. Я развернула первый лист с общим планом какого-то жилого здания, дальше шли листы с фасадом и разрезами. Всё подписано ровным красивым почерком. Линии были проведены тушью так ровно, что я восхищённо покачала головой. В некоторых местах виднелись лёгкие следы карандашной разметки, не до конца стёртой ластиком. Штриховка камня, дерева, земли — всё сделано с тем основательным тщанием, какое сейчас сочли бы излишним.
В моём времени чертёж стал частью потока: файл, слой, модель, привязка, спецификация, ведомость, ссылка. Открыл, поправил, сохранил, отправил. Здесь же каждый лист являлся отдельным документом. Ошибку не сотрёшь нажатием клавиши. Передумал, значит, придётся чертить заново. Черчение тут было не просто ремеслом, а дисциплиной, в которой цена одного промаха выливалась в часы, а порой и дни исправления неточности.
Я провела пальцем по линии несущей стены. Николай Оболенский работал иначе, чем я, но кое-что всё же было схоже — логика пространства. Та же необходимость держать в голове весь объём, видеть не только фасад, но и то, как пойдёт нагрузка, где сядет балка, куда уйдёт вода, как поведёт себя кирпич в мороз и сырость. Только он всё это удерживал в своей голове без всякой чертёжной программы, без цифровых костылей.
Перевернула ещё несколько листов. Мостовой проект. Здесь графика стала строже. Меньше красивостей, больше ясности. Опоры, пролёты, отметки, привязки. Я всматривалась в потускневшие линии и всё острее ощущала разницу между его временем и своим.
В двадцать первом веке мы привыкли, что чертёж — это почти всегда только видимая часть айсберга. Под ним расчёты, модели, узлы, коллизии, инженерные сети, сметы, варианты, правки заказчика, замечания, экспертизы. У нас проект существует сразу в десятке состояний, и каждое можно развернуть, проверить, пересобрать. Здесь же всё было иначе: лист должен был вмещать в себя максимум смысла, но не мог позволить себе многословия. В нём было больше ответственности. Он не подсказывал и не страховал, если ошибся, то виноват только ты.
— Хорошо, — пробормотала себе под нос, села удобнее, подтянула к себе лампу. Свет лёг на бумагу тёплым золотистым кругом. Всё остальное: стены, полка, угол с умывальником, — ушло в полумрак.
Мне нужен не просто красивый эскиз, не безделица, а вещь, после которой Звонарёв перестанет смотреть на меня как на странную, даже самоуверенную молодую особу. Нужно было что-то, что зацепит его как профессионала.
Я потянулась к чистой бумаге, но замерла, не коснувшись её.
Что же именно начертить? Нечто футуристичное точно не подойдёт: никаких стеклянных коробок, стальных каркасов в полнеба, никаких гладких бетонных чудес… Старый инженер не восхитится, он лишь убедится, что Саша Оболенская — фантазёрка, неспособная продолжить дело отца.
Мне нужно что-то, что возможно построить руками здешних мастеров. Прикрыв веки, сосредоточилась.
В памяти всплыло имя Монье. Он сделал своё открытие в шестьдесят седьмом году. Французский садовник, страстно желавший, чтобы его цветочные кадки не трескались. Он вставил в бетон металлическую сетку и получил материал, которого прежде не было. Бетон прекрасно работает на сжатие, металл на растяжение. Вместе они закрывают слабость друг друга. Жозеф Монье это понял на каком-то интуитивном уровне и стал применять на практике, правда, по-садовнически: кадки, трубы, мосты через небольшие канавы.
За Монье всплыл образ Франсуа Геннебика.
Франсуа был уже не просто человеком с удачной инженерной догадкой. Он сделал следующий шаг, а именно превратил счастливую случайность в систему. Колонна, балка, плита перекрытия — всё из армированного бетона, связанное в единый каркас. И главное: он понял, куда именно класть металл — в нижнюю часть балки, в растянутую зону, туда, где бетон без помощи трескается первым.
Я не хотела стать воровкой. Нет. Если и брать у Геннебика что-то, то не готовое решение, а ход его мысли.
Сжав карандаш в руке и подтянув к себе лист бумаги, принялась выводить на черновике короткие слова, чтобы не потерять нить.
Перемычка, балка, плита перекрытия. Павильон. Вентиляция, изоляция и свет.
Вернулась к слову «павильон». Будущий объект должен быть социально значим, полезен…
Больница?.. Почему бы и… да?
Задумчиво постучала карандашом по краю стола. Если делать больницу, то какую?
Огромная городская клиника мне сейчас не по зубам даже на бумаге. Да и не поверит никто, что девчонка способна осмыслить такой объём. Нет, нужно учреждение меньше, но спроектированное по уму. Государственная лечебница для женщин и детей. Или приёмный покой с несколькими палатами. Что-то такое, что можно представить в действительности: на окраине, при общине, при фабрике или благотворительном обществе.
Я быстро накидала прямоугольник участка. Стёрла. Снова набросала, уже иначе: главный корпус — приёмный покой, перевязочная, комната врача, аптечная, две палаты. Нет, палаты нельзя держать так близко к входу. Хм-м… Отдельный хозяйственный ход со двора? Чтобы дрова, бельё, помои, телеги и прислуга не шли тем же путём, что и больные.
Карандаш снова запорхал в моей руке, я чертила пока ещё только для себя. В голове разворачивался план: женское и детское порознь друг от друга, комната сестёр, кладовая чистого белья и отдельно грязного; прачечная в стороне. Кухня так, чтобы пища шла коротким путём, но не через общий грязный двор.
Отхожие места не под окнами палат. Широкие двери, чтобы легко проходили носилки. Окна с фрамугами, чтобы воздух менялся, но не гулял по палате сквозняком.
Дорисовав, перевела дух и потёрла занывший правый висок. Этого всё равно мало, чтобы удивить Звонарёва, нужен узел, такой, чтобы он понял: я вижу не только комнаты. Железобетон? Не весь корпус, разумеется. А что, если перекрытие над перевязочной, где часто работают с открытым огнём для стерилизации инструментов, держат спирт и эфир, сделать несгораемым? Или кухню? Место, где дерево особенно опасно… Карандаш снова зашуршал по бумаге.
Вынесла отдельным блоком перевязочную и над ней машинально отметила перекрытие, и конечно же иначе, чем сделала бы здешняя рука. На полях вывела короткую пометку: несгораемое перекрытие. Сразу за этим меня потянуло ещё дальше — к связке балки и опоры, к непрерывности работы конструкции: плита перекрытия, перемычки. Один усиленный участок. Этого достаточно, чтобы умный человек понял всё остальное сам.
Я чертила, отмечала, стирала, в уме считала шаги и намечала пролёты. Когда рука устала, отложила карандаш и только тогда заметила, что в комнате совсем стемнело. За окном дрожал жёлтый огонь фонаря, отражаясь на мокром стекле. Лампа коптила, пламя стало ниже.
А на столе передо мной лежал пока ещё черновой, но вполне понятный план.
* * *
Мотя спала на спине, руки поверх одеяла. Дышала ровно, чуть приоткрыв рот.
Я присела на край лежанки и тронула её за плечо.
— Няня.
Она проснулась сразу, без раскачки, так просыпаются люди, привыкшие вставать по ночам к больному ребёнку.
— Сашенька? — голос хриплый, но глаза уже смотрели осмысленно. — Что случилось?
— Ничего не случилось. Я хочу тебе кое-что рассказать.
Она приподнялась на локте, оглядела комнату. Дуняша спала, накрывшись с головой одеялом. Мотя потянулась к свече на тумбочке.
— Не надо, — остановила я её. — Пусть темно.
За окном горел фонарь, полоса света лежала на полу наискосок, не доставая до нас.
— В лечебнице Штейна я едва не умерла, — тихо начала я, взяв её за руку. Пальцы у неё были тёплые и шершавые. — После ледяной ванны потеряла сознание, и привиделась мне полянка в лесу… — я сделала паузу, судорожно вдохнула, но, стараясь не переиграть, плакать не стала, решив, что сейчас это будет лишним. — Меня что-то толкало пересечь её… И когда я почти дошла до другого её края, дорогу мне преградил папа. Он стоял напротив меня и ласково улыбался, затем говорил со мной долго. Про работу, про то, как думать над проблемой, видеть ложь, учил всем премудростям своего ремесла… Я слушала и запоминала. А после отец попросил меня выжить и стать сильнее, чтобы Горчаков ответил за все свои злодеяния.
Я замолчала, и няня, тихо плача, сперва перекрестилась сама, а потом перекрестила меня.
— Господь тебя сберёг, — выдохнула она. — Сберёг, Сашенька. Потому что нельзя было иначе. Теперь понятно мне, откуда взялись твои знания, и поведение иное… Я вот думаю, как Господь всё устраивает, мог ведь явиться в образе ангела, но послал тебе отца, чтоб тот передал своё ремесло и ты устроилась в этом мире, чтоб легше было.
Мотя вынула из-под подушки платок, вытерла слёзы со своих щёк и несмело улыбнулась:
— Я мешать не стану, Сашенька, и спрашивать лишнего тоже. Во всём тебе подсоблю, всё, что скажешь, сделаю.
Я мягко обняла женщину, она погладила меня по голове, что-то неразборчиво нашёптывая.
— Иди спать, Сашенька. Завтра день непростой, в новый дом съезжаем. Ремонт нас ждёт.
— Да, пойду. Засиделась над чертежами для Звонарёва, — поцеловав няню в мокрую щёку, пошла к своему сундуку.
* * *
Переезжали на следующий день, встали затемно. Степанида уехала с Громовым по делам, мы, пожелав ей удачи, погрузили скарб в позаимствованную у соседа тележку и пошли к новому дому.
Вещей было немного: Мотины сундучки с постельным и посудой, Дуняшин узел, Фомы Акимыча инструменты, моя сумка с купленной одеждой и тем немногим, что скопилось за недели у Степаниды. Няня несла сама то, что считала ценным: образа в полотне, шкатулку с нитками.
Перетащили всё в несколько ходок.
А к восьми утра к дому на Тринадцатой линии прибыл ломовик со всем, что мы вчера купили на складе. Следом пришли двое мужиков, нанятых мной через Фому Акимыча: Прокопий и его племянник Ефим, — они будут помогать нам с ремонтом.
Работники тут же принялись сгружать материалы, занесли всё в дом, затем вместе с Фомой Акимычем оценили фронт работ. Прокопий со знанием дела щупал стены, стучал костяшками, прислушивался.
— Здесь перетянуть надо, — заметил Прокопий, указав на угол. — Не просто замазать, а снять до кирпича и заново. Иначе через год опять пойдёт.
— Снимайте, если надо, — кивнула я.
— Дороже выйдет.
— Сделай хорошо, рассчитаюсь.
Он посмотрел на меня чуть более уважительно и больше ничего не спросил и не сказал.
К девяти первый этаж разобрали по фронтам. Прокопий с Ефимом взялись за штукатурку, Фома Акимыч забрал себе водосточную систему со двора и второй этаж: там нужно было перестелить доску на лестнице, которая ходила под ногой, и заменить наличник у одного из окон. Мотя взялась за мытьё окон, тёрла стёкла старой газетой, смоченной в уксусе, и чихала через каждые две минуты.
— Ну как, хоть видно что-нибудь в окошко стало? — спросил Ефим, проходя мимо.
— Теперь видно, что рамы надо красить, — сердито ответила няня.
Дуняша была отправлена на базар за продуктами, чтобы потом приготовить завтрак и обед.
Я же, ещё раз проверив список грядущих покупок, тоже засобиралась на рынок, но совсем в другой стороне.
Конка шла медленно. Я стояла на задней площадке и смотрела, как мимо тянется Средний проспект с его доходными домами, вывесками лавок, аптекой с тёмными штофами в витрине и белой вывеской, трактир, из которого тянуло кислыми щами и махорочным дымом.
Итак, мне нужны: большой обеденный стол, стулья к нему штук шесть, кровати, матрасы, посуда под первый обиход. И ещё, для меня самое главное, — чертёжный стол под наклонную доску с ходячей рейкой. Увы, его ещё не придумали, а значит, придётся украсть идею у Франца Кульмана…
И буду называть такой стол бегунком, потому что главное в этой конструкции — это рейсшина, которая бегает по направляющим сверху вниз и держит горизонт.
Ново-Александровский работал на несколько кварталов: новый товар шёл по Садовой и Вознесенскому, всё остальное отправлялось внутрь, в лавки, пассажи, прямо на мостовую. В проезде ближе к Садовой продавалась устаревшая и модная мебель, знатоки приходили сюда подбирать стильные вещи из красного дерева. Мне экзотика была не нужна, достаточно, чтобы дерево было крепким и недорогим.
В первом ряду, в проходе между пассажами, прямо на булыжнике у стен лавок стояли кровати с деревянными рамами, некоторые со спинками. Я внимательно осмотрела ближайшую:
— Не берите эту, — сказал голос сбоку. — Она рассохшаяся, один угол держится на честном слове.
Я обернулась к говорившему. Неподалёку от меня на табуретке сидел мужик в тёмном армяке, лет пятидесяти, с добродушным лицом.
— Спасибо, заметила.
— Это хорошо, что заметили. Гляньте вон ту, что правее. Целая и крепкая, ещё долго прослужит.
Я последовала его совету, и действительно на этой кровати не было ни трещин, ни гнили.
Торговаться пришлось минут десять. Мужчина оказался отличным переговорщиком, уступал по копейке, потом отыгрывал назад, затем снова уступал. Я взяла четыре кроватных остова по рублю двадцать, договорилась о доставке на Тринадцатую линию за двугривенный.
— Матрасы, где можно посмотреть?
— Там, — он махнул в глубину рынка. — Ватные или пружинные?
— Ватные.
— Мягкие или жёсткие?
— Средние.
— Тогда к Силантьеву, третий проход, скажите, что я прислал.
— А вы кто?
— Дятлов.
— Поняла, спасибо.
Матрасы у Силантьева были завёрнуты в холстину и пахли немного затхло, но вата оказалась набита туго и ровно без комков и проплешин. Четыре матраса взяла в комплект к кроватям, ещё один на кухонную лежанку и один запасной.
Стол обеденный нашёлся в следующем проходе. Дубовый и тяжёлый, сделанный без затей, со следами чьей-то долгой жизни на столешнице: кружки от горячего, царапины, в одном углу пятно от чернил, похожее на Апеннинский полуостров. Но ножки стола стояли ровно, не шатались, столешница не люфтила. Купила к нему стулья, пусть и отличных по дизайну, но все одной высоты. И ещё четыре уже одинаковых для бюро.
Посуду собирала по частям в трёх разных лавках. Эмалированные кружки, глубокие тарелки, плоские, несколько мисок, чайник для плиты. Сковорода чугунная, кастрюля литров на шесть, половник.
К двенадцати с покупками было покончено. Умеющего читать ломовика пришлось поискать, и он таки нашёлся. Сказала ему адрес своего дома, отдала список торговцев, у которых нужно забрать купленное и, договорившись с ним о цене, добавила:
— Будем вас ждать.
— Доставим, не сомневайтесь, — кивнул он, пряча бумажку за пазуху…
На Садовой нашла нужный двор к половине первого.
Столярная мастерская занимала часть первого этажа и подвал доходного дома. На вывеске значилось: «Мастерская Герасимова. Мебель на заказ. Ремонт». Внутри пахло стружкой и столярным клеем, который грелся на маленькой железной печке в углу.
Ко мне подошёл высокий мужчина, представился Иваном Герасимовым. Я назвала своё новое имя и разложила на верстаке чертёж, сделанный ещё вчера, как закончила с планом больницы: вид сбоку и сверху, узел крепления рейки к направляющим.
Герасимов рассматривал чертёж долго.
— Это вы сами нарисовали?
— Сама.
— Где учились?
— У отца.
— Паз для рейки, — кивнув, ткнул в нижний узел, — узковат. Дерево поведёт через год, рейка заклинит. Надо шире на четыре линии, и металлические вкладыши по сторонам.
Я проследила за его пальцем и, согласившись, сразу же внесла правки.
— И наклон доски как фиксируете?
— Откидная опора сзади. Несколько отверстий под разный угол.
— Тогда опора, как и паз, тоже должна быть из металла, иначе сломается под нагрузкой.
— Согласна.
— Это к слесарю. Есть у меня один, толковый, не сомневайтесь, с ним поговорю.
Помолчал, пожевал губами, и после, не скрывая уважения, добавил:
— Хитрая штука… Отличная придумка, я такого нигде не встречал.
— Да, думаю подать прошение о привилегии на «бегунок», — обозначила я свои планы. — Мне нужен готовый стол через неделю.
— За неделю не выйдет, — покачал головой мастер. — Дней десять надо, а то и больше. За срочность доплатить придётся.
— Договорились.
Затем поторговались по цене, остановившись на приемлемых для меня девяти рублях.
— Половину сейчас?
— Треть сейчас, треть, когда Карпов металл сделает, и остаток при получении.
— Хорошо.
Я отсчитала деньги и вручила Ивану.
— Как вас найти, если понадобитесь? — спросил он.
— Тринадцатая линия Васильевского острова, угол Среднего. Бюро Вороновой.
— Чертёжное?
— Чертёжное.
Он задумчиво на меня посмотрел и медленно кивнул:
— Запомнил.
Обратно конка шла быстрее, или мне так казалось? Не успела я войти в дом, как с улицы послышался скрип колёс, то прибыл ломовик с первой частью купленной мебели. Вторым рейсом доставили стол и стулья. Всё было занесено в дом и распределено по комнатам, чтобы не громоздилось на первом этаже.
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Глава 14

Первую ночь на Тринадцатой линии я спала дурно.
За окном шумел ветер, где-то с крыши сорвалась жестянка и гремела внизу до самого рассвета. В три часа ночи окончательно сбросила с себя сонную хмарь, встала, чтобы выпить стакан воды, затем снова легла и, глядя в тёмный потолок, слушала, как незнакомыми голосами скрипит наш новый дом.
Мысли крутились вокруг поездки в Москву. Вокруг Корсакова. Поверит ли он мне? Не заметит ли каких-нибудь несоответствий, видных лишь человеку его знания и опыта? Страшно, ох и страшно. Но без этого шага диагноз не снять, а без снятого диагноза всё, что я делаю сейчас, может оказаться напрасным. И хуже всего то, что тогда я подведу доверившихся мне людей.
За стеной, в комнате Моти и Дуняши, стояла тишина. На чердаке кто-то настойчиво шуршал по балке. Мышь, надо полагать. Завтра попрошу Фому Акимыча поставить ловушки.
К пяти лежать стало совсем невмоготу, поэтому встала, оделась, завернулась в шаль, вышла в коридор и оттуда на лестницу. Ступени скрипели, но в определённых местах: вторая, пятая и последняя. Будущая приёмная встретила промозглым полумраком: из сеней тянуло холодом с Тринадцатой, войлочный уплотнитель под дверью лежал криво, надо будет переложить. Прокопий с Ефимом побелили потолок ровно, без проплешин. Стол и четыре стула стояли у стены, дожидаясь первого посетителя. Комната была пустоватой, надо бы купить шкаф и цветы в горшках, сделать живой уголок, а то голые стены напоминали канцелярию.
Из приёмной прошла через вторую дверь на кухню.
Здесь было теплее. Фома Акимыч спал на своей лежанке, носом в стену, укрытый зипуном и сладко посапывал. Плита ещё хранила слабое тепло, я положила ладонь на чугунную конфорку и подержала мгновение, затем пошла дальше.
В угловой комнате царил запах свежей краски. В двух окнах, выходивших во двор, серело предрассветное небо, третье смотрело на Средний проспект, там под фонарём уже мёл метлой дворник, неспешно, будто в полусне.
На моём столе лежала бумага, карандаши, ластик и линейка с металлической полоской. Я села на стул, взяла карандаш, задумчиво повертела в пальцах, и, подтянув изрисованный лист, продолжила работу…
За завтраком Мотя разлила всем чай и, не садясь, спросила у Степаниды:
— Ну, как там дом-то твой на Шестой? Есть желающие?
Кузьминична обхватила кружку обеими руками.
— Пустует, — буркнула та. — Кому я его сдам, сидючи здесь?
— Объявление дай, — сказала я, на секунду оторвавшись от вкусной каши. — В «Петербургский листок», там раздел с квартирами бойкий.
— Я и написать-то толком не сумею. Хоть грамоту разумею, вот только сложить всё в одно, да красиво… — развела руками она.
— Адрес, число комнат, цену, а больше ничего и не нужно.
— Правильно Сашенька советует, — закивала Мотя.
Степанида помолчала, двигая кружку по столу.
— Цену какую просить?
— А ты поспрашивай у соседей своих, — откликнулась няня. — И сама там поживи, покуда не найдёшь надёжных людей.
Фома Акимыч, сидевший с краю лавки, одобрительно хмыкнул.
* * *
На третий день после переезда чертёж был готов. На финальном листе красовался план лечебницы: главный корпус с приёмным покоем и перевязочной, отдельный хозяйственный ход со двора; женское отделение отделено от детского глухой стеной. Кладовая чистого белья напротив кладовой грязного. Прачечная вынесена в сторону, подальше от палат. Отхожие места с торца здания. Двери широкие и окна с фрамугами.
Над перевязочной обозначила несгораемое перекрытие, узел вынесла на поля отдельным чертежом. Сделала подробную пояснительную записку, в том числе указала состав цементного раствора, диаметр и шаг железных прутьев, толщину бетонного слоя над прутьями, пролёт и примерную нагрузку, конечно же, без формул, чтобы не пугать Звонарёва раньше времени.
За дверью послышались шаги, затем лёгкий стук и в помещение вошла Мотя с кружкой чая в руках.
— Вот, попей чаёк с мёдом и малиновым вареньем, — сказала она, поставив кружку на край стола. — Готово? — уточнила, взглянув на мои чертежи.
— Готово.
— Я мало, что смыслю, но выглядит как сурьёзная работа.
Я мягко улыбнулась и качнула головой:
— Увидим, что скажет Борис Елизарович.
Няня кивнула, подобрала с пола упавший карандаш, положила его на стол и тихо вышла.
Я взяла кружку и сделала глоток. Чай был вкусный и терпкий, с непередаваемым малиновым ароматом. И вот тут, когда я уже почти допила напиток, на самом донышке этого вкусового наслаждения, вдруг засвербело что-то, что никак не давалось в руки.
Опустив кружку на стол, нахмурилась и тут перед глазами возник образ старого адвоката. С того дня, как Илья Петрович ходил со Степанидой справлять мещанское промысловое свидетельство, от него не было никаких вестей.
— Запил… — выдохнула я и, со стуком опустив кружку на стол, встала. — Мотя, — окликнула я её, выйдя из кабинета.
Няня тут же вышла ко мне, вопросительно вскинув брови.
— Схожу к Громову, проведаю. А то пропал куда-то.
— Одна не ходи, — покачала она головой.
— Мне всё равно нужно к Звонарёву, отнести чертежи, по пути загляну к Илье Петровичу. Не волнуйся, я в мужском пойду.
Тихонов пиджак, картуз Акимыча, накладные усы, грубые ботинки, — и вот я снова превратилась в неприметного молодого человека. Сложив свои чертежи в заплечный мешок, отправилась по делам.
Мотя перекрестила мне спину, пожелав доброго пути.
* * *
Болотная встретила мёрзлой колеёй и сырым ветром, задувавшим прямо в лицо, сколько ни натягивай картуз. Дворник Никифор маячил у будки, зевал в кулак, не скрываясь. Я кивнула ему и прошла мимо.
На втором этаже горела всё та же лампа. Постучала в нужную дверь, в ответ тишина. Стукнула сильнее и прислушалась: за дверью послышалось глухое бормотание, потом что-то опрокинулось, затем до меня донеслись неровные шаги.
Дверь с тихим скрипом распахнулась. Громов смотрел на меня мутными глазами. Узнавание в них проступало медленно и явно с трудом. Борода снова всклокочена, мятая рубаха застёгнута криво и не заправлена в штаны, левая нога без домашнего тапочка.
— Илья Петрович, — обратилась я негромко.
Он сглотнул. Взгляд сделался немного осмысленнее.
— А-а, — только и просипел он.- С-са-ашенька…
— Вижу, из вас сейчас ещё тот собеседник. Илья Петрович, подите, проспитесь. Завтра с утра я снова к вам загляну. Поговорим.
Он не возразил и двинулся обратно к кровати, шатаясь и делая паузы. Я плотно закрыла за ним дверь. Снова сходила в трактир, взяла мясной пирог и кувшинчик с рассолом. Расставив покупки на столе адвоката, бросила ещё один взгляд на храпящего старика и, осуждающе покачав головой, отправилась дальше по своим делам.
Никифор у будки задремал, уронив голову на грудь. Болотная улица в обеденный час была почти пуста, среди немногочисленных прохожих ветер играл в футбол со скомканным газетным листом.
* * *
— Добрый день, Борис Елизарович, — поприветствовала я, входя в прихожую.
— А, Сашенька, — произнёс он, отступая, чтобы пропустить меня. — Заходи.
Мы прошли в кабинет. На этот раз стол был почти пуст, только чернильница да стопка чистой бумаги у края. Я вынула из сумки свои листы и аккуратно разложила их перед ним.
Звонарёв наклонился вперёд, привычным движением поправил очки на переносице. Сначала взгляд его скользил профессионально быстро: общий план, разрез, подписи, привязки. Лицо оставалось почти неподвижным, лишь у левого уголка рта обозначилась складка сосредоточения.
Потом он дошёл до узла перекрытия над перевязочной.
Замер. Насупился, пошевелил беззвучно губами. Брови сдвинулись, и между ними проступили две неглубокие продольные морщины. Старый инженер, закинув очки на лоб, подался ближе к листу, настолько, что седая прядь коснулась бумаги, и медленно, едва не касаясь кончиком носа листа, провёл пальцем по линиям, проверяя, не померещилось ли ему.
Нижняя губа мужчины едва заметно оттопырилась. Он не спеша перечитал пояснение на полях, потом вернулся к самому узлу, снова к записке, снова к узлу.
— Это что? — пробормотал наконец, ткнув пальцем в пояснительную запись.
— Армированный кхм, то есть железоцемент, — быстро поправилась я. — Металл в нижней зоне балки, бетон поверху. Над перевязочной кровля должна быть несгораемой.
Старый инженер медленно выпрямился, сорвал очки, небрежно бросил на стол, потёр переносицу, после чего поднял глаза и несколько секунд смотрел на меня прищурившись, разглядывая уже не чертёж, а меня саму, и явно пытаясь понять, откуда у молодой девицы взялась такая, черт побери, мысль⁈
В его глазах читалась смесь эмоций — недоверия и досады. Первое понятно отчего, а второе, скорее всего потому, что он почуял нечто сенсационное и теперь не мог так просто от этой идеи отмахнуться.
— Где ты это взяла? — спросил тише.
— Бетон работает на сжатие, металл на растяжение. Слабость одного закрывает слабость другого.
— Это идея Монье, но она выглядит иначе… — снова нацепив очки, Борис Елизарович опять взял в руки мой чертёж, поводил пальцем по линиям, что-то беззвучно считая. На этот раз уголки губ едва дрогнули — не в улыбке, нет, а в невольном признании, что решение совсем не глупое.
— Хозяйственный ход со двора, — глухо пробубнил он. — Это правильно. Прачечная на отшибе… Хм-м. Хм-м…
Перевёл взгляд на план, задержался на внутренних переходах, кивнул самому себе, потом покосился на меня, будто прикидывая: сама ли додумалась, или подсказал кто?
— Про отхожие места тоже сама?
— Сама.
Хмыкнул, и на этот раз в лице его проступило уже не сомнение, а сдержанное уважение.
— Мне нужно время, — произнёс он после очередной паузы. — Хочу изучить твою задумку как следует. Жди меня завтра у себя. К обеду буду.
— Хорошо, — легко согласилась я, назвала адрес.
Он проводил меня до прихожей, придержал дверь. Я уже шагнула на лестницу, когда за спиной послышалось:
— Саша…
Обернулась. Звонарёв стоял на пороге, держа руку на дверной ручке. Лицо у него было странное, полное непонятной надежды, даже просветлевшее, морщины будто разгладились, будто он вдруг увидел край чего-то нового.
— Этот твой узел с железными прутьями… Ты понимаешь, что твоя придумка не просто фантазия?.. Если такое удастся воплотить, там ведь целая дорога открывается…
— Понимаю, — мягко улыбнулась я.
Он ещё мгновение смотрел на меня, потом покачал головой и тихо пожелал:
— Хорошего дня, Сашенька. Береги себя.
Дверь за ним закрылась.
* * *
Интерлюдия
Вечером того же дня Борис Елизарович Звонарёв не поужинал, напрочь позабыв о борще на плите.
Лампа на столе горела неровно, чадила самую малость, и в жёлтом её свете лежали разложенные листы Александры. Старый инженер то садился, то вновь вставал, отходил к окну, возвращался, снова надевал очки.
Чертёж раздражал его. Раздражал тем, что был не глуп. Являлся вовсе не девичьей выдумкой. В плане лечебницы всё было продумано крепко, по делу: хозяйственный ход со двора, прачечная вынесена в сторону, палаты разведены, отхожие места не под окнами, двери широкие. Не так, как сделал бы человек, нахватавшийся красивых слов, а так, как сделал бы тот, кто понимает, что в здании будут жить, болеть, мыть, проветривать, выносить помои и покойников.
Но не только это не давало ему покоя.
Звонарёв наклонился над листом и уставился на вынесенный на поля узел перекрытия над перевязочной. Поводил пальцем по подписи, по линиям, по пояснению. Потом выпрямился, прищурился и тихо выругался себе под нос.
Бетон на сжатие. Металл на растяжение.
Слова были… оскорбительно просты. Так просты, что от этого становилось не по себе.
Он взял карандаш, быстро накидал на обрывке бумаги несколько цифр, прикинул нагрузку, толщину, пролёт. Нахмурился. Пересчитал. Получалось. Не в совершенстве, с допущениями, с десятком проклятых «если», но получалось. И именно это злило сильнее всего.
— Чёрт знает что, — пробормотал под нос в который раз.
Посидел ещё с минуту, глядя на чертежи так, словно они могли за это время перемениться и стать тем, чем ему хотелось бы их считать: забавной ошибкой, нелепицей. Но линии оставались на месте. Точные, сделанные умелой рукой.
К восьми часам Борис Елизарович не выдержал. Собрав всё в папку, надел пальто, обмотал шею шарфом и вышел из дома. Дегтярная уже темнела. Ветер тянул вдоль улицы сырым холодом, в подворотнях копилась мгла, фонари горели мутно, как сквозь копоть. Звонарёв шагал быстро, и всё крепче прижимал папку под мышкой, будто боялся, что её вырвет порывом.
Дом, куда он пришёл, стоял в глубине двора на Сергиевской. Третий этаж, тёмная лестница, на площадке запах сургуча, книг и въевшегося в сами стены табака. Дверь ему открыл Андрей Львович Ратманов в домашнем сюртуке, с тяжёлыми надбровными дугами и сердитым, как будто всегда заранее недовольным лицом.
— А… это ты, — буркнул он вместо приветствия. — Если опять спорить про мост у Смольного, ступай назад. Я сегодня не в том расположении духа.
— Не про мост, — в тон отозвался Звонарёв. — Пусти, дело важное.
Хозяин посторонился, недовольно дёрнув плечом.
Кабинет был завален книгами. На диване валялся раскрытый атлас, у окна стоял стол с развёрнутыми листами, и везде — на стульях, подоконнике, даже на полу, — лежали какие-то бумаги. Человек, к которому пришёл Звонарёв, служил в Институте гражданских инженеров, читал курс строительных конструкций и последние двадцать лет имел скверную привычку не соглашаться ни с кем, пока не проверит всё сам.
— Ну? — спросил хозяин дома, садясь за свой стол. — Чего принёс?
— Взгляни-ка.
Борис вынул листы из папки и молча разложил их под лампой. Коллега лениво скользнул по ним взглядом. Хмыкнул пренебрежительно, подвинул к себе первый лист.
— Лечебница? Это ты, что ли, за благотворительность взялся на старости лет?
— Смотри дальше.
Тот пожал плечами и стал смотреть. Сначала без интереса, но мало-помалу лицо его менялось. Исчезла скука из глаз. Рот сжался плотнее, сел ровнее. Дошёл до разреза, остановился, вернулся к плану, потом перевёл взгляд на пояснительную записку на полях.
— Хм. О как, — крякнул Андрей Львович.
Борис Елизарович стоял у стола, так и не скинув пальто, и молча ждал. Хозяин кабинета подвинул лампу ближе, щёлкнул ногтем по бумаге. Потом взял карандаш и стал быстро что-то считать на полях старой газеты.
Звонарёв не мешал.
Слышно было только, как за окном посвистывает ветер в неплотной раме да как царапает грифель по бумаге.
— Ну? — не выдержал наконец Борис Елизарович.
Коллега не ответил. Стер расчёт, начал заново. Втянул щёки, что бывало у него только в минуты крайнего сосредоточения. Отложил карандаш.
— Ну и? — повторил посетитель тише.
Андрей Львович поднял на него взгляд и в его глазах не было ни привычной насмешки, ни раздражения. Только настороженность и… профессиональный голод.
— Кто это начертил?
— Девочка одна.
Ратманов приподнял в неверии брови:
— Не лги.
— Я и сам был бы рад, — криво усмехнулся Звонарёв.
Андрей Львович снова перевёл взгляд на чертёж:
— Это не готовое решение, — проговорил он медленно. — Тут ещё считать и считать. Проверять, как поведёт себя балка, как ляжет металл, как сцепится с массой. Но мысль… — он осёкся и, прищурившись, закончил уже совсем другим тоном: — Мысль верная.
— Вот и я о том же.
— Откуда у неё это?
— Если б я знал.
Хозяин кабинета откинулся на спинку стула. Лицо его оставалось суровым, но кончики пальцев левой руки, лежавших на подлокотнике, выстукивали едва заметный ритм — признак сильного внутреннего возбуждения, который Борис Елизарович знал за ним много лет.
— Приведи её ко мне, — вдруг попросил Ратманов.
— Сюда?
— Сюда. Нет… погоди. Сначала ещё раз с ней поговори. Без нажима. Я хочу понять, это чужая подсказка, случайная догадка или у девицы действительно светлая голова.
Звонарёв усмехнулся краем рта.
— Голова у неё соображает, в этом я уже убедился.
— Тогда хуже, — вздохнул собеседник.
— Почему хуже?
— Потому что если это её мысль, а не краденая, значит, перед тобой не просто способная барышня. Значит, у нас под носом появилось нечто, чему мы не знаем меры.
Он снова взял в руки лист, и на этот раз весьма бережно.
— Оставишь мне?
— Нет.
— Жадничаешь?
— Осторожничаю.
Коллега хмыкнул, признавая его правоту.
Звонарёв молча собрал бумаги обратно в папку. На пороге хозяин кабинета окликнул его:
— Борис.
— Ну?
— Если девочка и вправду понимает, что чертит, не вздумай подпускать к ней болтунов, подрядчиков и чиновных дураков раньше времени.
Звонарёв помедлил и кивнул:
— Сам знаю.
— Нет, — сухо возразил Андрей Львович, — до конца не понимаешь. Иначе не стоял бы сейчас с таким лицом, будто тебе в руки сунули зажжённую свечу на пороховом складе.
Борис Елизарович ничего не ответил, молча покинул дом. Оказавшись на улице, замер на пару секунд, медленно выдохнул и размеренно зашагал прочь.
Ветер бил в лицо, пламя в фонарях судорожно дрожало, и сырой петербургский мрак казался гуще обычного.

Глава 15

Утром следующего дня я снова явилась на Болотную. Никифор мёл двор с видом человека, примирившегося с несправедливостью мироустройства. На мой кивок ответил своим и проводил меня взглядом до парадного.
На первый мой стук Громов хрипло крикнул, чтобы проваливали, на второй и третий, разразившись отборной бранью, таки пошаркал к двери. Вскоре створка приотворилась ровно настолько, чтобы в щели показался один мутный чёрный глаз.
— Кто там? — сипло спросил Громов.
— Я.
Он моргнул, всмотрелся, узнал, конечно, пусть и не мгновенно. Взгляд скользнул по картузу и усам. Задержался на пиджаке. Потом адвокат распахнул дверь шире и отступил, придерживаясь рукой за косяк.
В комнате стоял дух перегара и табака. На столе, кроме кружки, кувшина и ножа, лежала селёдочная кожа. Пирога уже не было. У кровати валялся скомканный чулок.
Я закрыла за собой дверь и сняла картуз.
— Александра Николаевна, — пробормотал Громов и криво усмехнулся. — С утра пораньше, и снова на маскараде… Стало быть, опять за делом.
— За делом.
Он пошаркал к столу, сел, тяжело опёрся локтями о столешницу и потёр лицо обеими ладонями. Сегодня выглядел чуть лучше, чем вчера: рубаха хоть и мятая, но застёгнута правильно, борода прочёсана, на обеих ногах тапки.
— Ну? — спросил он, не поднимая головы. — Что стряслось?
Я не стала ходить вокруг.
— Вы переезжаете.
Руки его замерли на лице. Медленно «съехали» вниз, легли на столешницу.
— Не понял… Куда это я переезжаю?
— Ко мне.
Громов моргнул. Потом выпрямился так резко, что стул под ним скрипнул.
— Куда⁈
— На Тринадцатую линию. Я подготовила вам комнату.
— Что-о? — протянул он с таким выражением, будто я объявила, что купила ему особняк на Английской набережной. — Кто из нас сейчас пьян? Похоже, не я, Александра Николаевна. Какую ещё комнату?
— Маленькую, бывшая подсобка, но лежанка вполне поместилась, и сундук тоже влезет. Окна, увы, нет, зато сухо и тепло…
— И под присмотром, — закончил за меня, уставившись так, будто надеялся, что я сейчас не выдержу и рассмеюсь. Не дождался. — Ты это всерьёз, — проговорил наконец.
— Вполне.
Илья Петрович откинулся на спинку стула и несколько секунд молчал. Потом хмыкнул, отрицательно качнув головой:
— Нет. Я никуда отсюда не поеду. Тем более в подсобку.
— Поедете.
— Александра Николаевна, — собеседник сложил руки перед грудью, отгораживаясь от меня, — я, конечно, понимаю, что вы девушка решительная, но это уже лишнее. У вас и без меня полный дом народа. Няня, та девочка, как её?
— Евдокия.
— Да-да, Евдокия… Фома Акимыч, Степанида Кузьминична… Я вам на кой стался? Старый адвокат в чулане. Нет уж, увольте. Я, может, и спился, но не до такого.
— До какого такого? — прищурилась я, отзеркалив его позу, скрестила руки на груди.
— Э-эм… До того, чтобы жить у двадцатилетней барышни на иждивении.
— На иждивении вы и сейчас живёте. У трактирщика обедаете в долг, за комнату, поди, тоже не платите вовремя.
Он дёрнул щекой:
— Бьёшь без промаха.
— Иначе вы не слышите.
Громов отвёл взгляд. Пальцы его, лежавшие на столешнице, сплелись в замок. Я видела, что попала в больное место, но жалеть его сейчас значило оставить всё как есть. А я не собиралась.
Подошла к окну, отодвинула край тряпки, впуская в комнату серый свет.
— Илья Петрович, — начала, не оборачиваясь, — впереди НАС ждёт Москва. Затем борьба с Горчаковым. Мне больше некому довериться. Я одна это не вытяну…
— Вытянешь, — буркнул он. — У тебя вона, какая хватка железная.
— Хватка? Да, возможно. Но я не юрист ни разу. Связей тоже нет. Один в поле не воин, вы это знаете ничуть не хуже меня.
Он молчал, я же повернулась к нему и тихо добавила, глядя в его чёрные глаза:
— Мы нужны друг другу, Илья Петрович.
— Ой ли? — спросил тихо. — Ты можешь нанять другого адвоката.
— А я не хочу. Доверие есть только лишь к вам.
Он потянулся было к кружке, замер, затем медленно отвёл ладонь.
— Эх, Сашенька… — выговорил с какой-то вселенской усталостью.
— Я вам не враг.
Громов не ответил, встал и, прихрамывая, прошёлся по комнате до шкафа и обратно.
— А если я запью у вас? — хрипло спросил, глядя в стену. — Что тогда? Нянька ваша мне по рукам бить будет? Или Фома Акимыч за шиворот выставит?
— Никто из них ничего из этого делать не станет. Все мы взрослые люди. Но в очередной запой вам уйти я не позволю.
Он усмехнулся, но веселья в этой усмешке не было.
— Вы уже сами видите, Илья Петрович, вам без присмотра никак нельзя.
Громов тяжело опустился на край кровати. Сел, упёрся ладонями в матрас, и некоторое время смотрел в пол.
— Лежанка настоящая или скамья?
— Настоящая. С ватным матрасом.
Я подошла ближе.
— Жду вас с вещами сегодня к ужину.
Старый адвокат вскинул голову. Несколько секунд смотрел на меня, потом тихо фыркнул, и впервые за весь разговор лицо его смягчилось по-настоящему:
— Упёртая… Вся в отца. Николай, когда решал что-то за других, сперва объявлял в лоб, а потом уже выслушивал возражения, которые за редким исключением учитывал. Отвратительная черта.
— Видимо, наследственная, — в тон ответила я.
— Да уж.
Собеседник с усилием снова поднялся.
— Вещей у меня немного, — произнёс он уже деловито. — Книг часть оставлю Игнатию с первого этажа, он давно на них поглядывает.
— Вам виднее, — уже не скрывая улыбки, кивнула я.
— И… — помедлил. — Александра Николаевна, я не оскорблён.
Я вопросительно приподняла брови.
— Хоть раз в жизни пожить в чулане должен каждый, — добавил он.
У меня от этих слов неприятно кольнуло под рёбрами. Стыдно мне всё же было. Не за саму подсобку, а за её тесноту, за отсутствие окна, за то, что человеку, который будет защищать меня в суде, я могла предложить пока только это.
— А мне очень жаль, что не могу устроить вас получше, — честно призналась я.
— Не сожалей… Я болен, Саша. И больной человек должен жить там, где ему не дадут тихо сдохнуть в грязи. Как ни крути, ты во многом права.
Я промолчала, надела картуз, привычным жестом поправила усы и взялась за дверную ручку.
— Тогда до вечера, Илья Петрович.
— До вечера, Александра Николаевна.
Уже на пороге он окликнул меня:
— Сашенька…
Я обернулась. Громов стоял посреди комнаты, сутулый, в мятой рубахе, и вдруг показался мне страшно одиноким.
— Спасибо, — тихо произнёс он.
Я кивнула и вышла, стараясь удержать слёзы, подступившие к глазам. Я прошла по грани, нельзя было показать жалости, Громов гордый, мигом бы это распознал. И вроде у меня получилось его не обидеть.
Выдохнув, принялась спускаться по лестнице.
Одного человека я сегодня вытащила из норы. Оставалось удержать его на свету.
* * *
Звонарёв явился после обеда. Я была у себя в кабинете и корпела над текстами объявлений. Фома Акимыч провёл его ко мне. Борис Елизарович вошёл, огляделся с профессиональным интересом, постучал костяшками по оштукатуренной стене, одобрительно кивнул, затем устроился на стуле для посетителей.
— Люблю, как пахнут свежепобелённые стены, — признался он после приветствия.
— И я тоже, — кивнула я. — Чаю?
— Не откажусь.
Пока Дуняша гремела самоваром за стеной, Звонарёв, сцепив пальцы на колене, посмотрел на меня поверх очков.
— Я показал твои листы Ратманову.
Я вопросительно вскинула брови, эта фамилия мне ни о чём не говорила.
— Андрей Львович Ратманов, мы знакомы лет двадцать, спорим примерно столько же. Хороший и надёжный человек, — пояснил Звонарёв. — Служит в Институте гражданских инженеров, читает там лекции.
— И?
— Его впечатлила твоя работа, а его, поверь, мало что может ввести в такое воодушевление. В общем, он хочет тебя видеть.
— Пока нет, — быстро ответила я.
Посетитель удивлённо вскинулся.
— Почему?
— Вы ведь помните, что я душевнобольная по версии Штейна и Горчакова. Встречаться с кем-то для меня опасно. Прошу вас, Борис Елизарович, придержите мою работу, пока я не вернусь из Москвы.
Звонарёв помолчал. Дуняша принесла чай, поставила кружки и тихо вышла.
— Ратманов умеет держать язык за зубами, — произнёс старый инженер чуть обиженно.
— Не сомневаюсь, но чем меньше людей знает, тем мне спокойнее.
— Хорошо… Дело хоть и срочное, но точно не горит. Придумаю, что сказать Ратманову, не переживай, — и добавил уже другим тоном: — Насчёт моей подписи на твоих чертежах… Да. Безусловно, да. Ты прошла проверку с запасом, Сашенька, — и впервые за весь разговор его губы дрогнули в улыбке. — Ты получила дар отца смотреть на вещи иначе, видеть мир под другим углом. Я вижу, тебя ждёт большое будущее.
— Борис Елизарович, не перехвалите, — рассмеялась я.
— Что ты, Сашенька, что ты… — хитро прищурился собеседник.
Мы отпили по глотку ароматного чая с мёдом, и я задала волнующий меня вопрос:
— Борис Елизарович, немного отклонимся от темы, вы не против?
— Слушаю, — тут же подобрался мужчина.
— Насколько хорошо вы знаете Илью Петровича?
— Громова? Хорошо знаю, — удивившись, ответил он.
— А старшего сына его, Петра, знаете?
Этот вопрос изумил его ещё сильнее.
— Немного. Слышал, что адвокат, как и отец. Молодой ещё, лет тридцати пяти. Живёт вроде как в Москве. А зачем тебе?
— Дело у меня к нему есть, — туманно отозвалась я. — Сможете достать его адрес?
— Думаю, смогу, дай мне дня три-четыре.
— Буду весьма признательна, Борис Елизарович.
Дальше я спросила у него, в какие газеты можно подать объявление об услугах нашего бюро.
— В «Петербургский листок» надо, это раз. «Новое время» тоже можно: его читают люди состоятельные. А ещё дай объявление в «Неделю строителя», приложение к «Зодчему». Там архитекторы, подрядчики. Частный заказчик оттуда может и не прийти, зато о бюро узнают те, кто сам чертежей не делает, а работу отдаёт на сторону.
— А что написать?
— Желательно покороче, например: «Чертёжное бюро Вороновой. Архитектурные проекты, строительные сметы, технические чертежи, планы и фасады, варианты переделки существующих строений. Тринадцатая линия Васильевского острова, угол Среднего. Принимаем заказы». Всё.
— Цену указать разве не нужно?
— Нет. Пусть придут и спросят. Интересующийся, считай, уже наполовину заказчик.
Я сделала пометку в своей тетради. Звонарёв смотрел, как я пишу, и думал о чём-то своём.
— Я ещё сам отпишу двум-трём своим знакомым, пусть подтянут в ваше бюро заказчиков, — добавил он.
— Спасибо, — поблагодарила я. — Я вот ещё о чём подумала… Когда моя контора начнёт работать, мне нужно будет показать заказчикам какие-то свои работы. Поэтому я намерена сделать несколько чертежей с доходным домом на узком участке, вариант перестройки мансарды под жильё. Ничего фантастического, а то, что можно построить здесь и сейчас.
— Это разумно, — одобрил старый инженер. — Я так не делал никогда. Но твоя идея звучит здраво.
— И ещё одно, — продолжила я, — кроме объявления в газетах, хочу написать напрямую купцам и домовладельцам. Составить короткое письмо: кто мы, что делаем, и почему выгодно стать нашими первыми клиентами, — и разослать по адресам.
— Откуда возьмёшь адреса?
— Из адресной книги Петербурга. Дома, фамилии домовладельцев — всё там есть. А купцов можно добрать по справочникам. Это открытые сведения.
Борис Елизарович смотрел на меня с выражением человека, которого только что научили завязывать шнурки иначе, чем он делал всю жизнь.
— Никто так не делает, — заметил он.
— Знаю, — согласилась я. — Буду первой.
* * *
Громов явился к ужину с двумя чемоданами и стопкой книг, перевязанной бечёвкой. Фома Акимыч встретил его у калитки, взял чемоданы без лишних слов и понёс в дом.
Я провела Илью Петровича в подсобку.
Комната и вправду была невелика: три метра в длину, два с половиной в ширину, и, увы, без единого окна. Зато тепло. Лежанку Фома Акимыч сложил ещё утром, поверх нового матраса Дуняша застелила чистое постельное. Вбили в стену несколько крючков для одежды и две полки для книг.
— Прошу прощения за тесноту, — сказала я, пропуская мужчину вперёд.
Громов остановился на пороге и молча оглядел своё новое жильё, нет, не так, — спальное место. Шагнул внутрь, сел на лежанку, провёл ладонью по одеялу.
— Были времена, когда я жил в куда худших условиях, — произнёс, наконец. — На выездных сессиях, в уездных городах, где постоялый двор — это сарай с соломой и клопами. — Помолчал. — Зато сейчас вокруг меня неравнодушные люди.
— Именно, — тихо отозвалась я. — Илья Петрович, повторюсь, и вы должны крепко запомнить эту истину, вы мне нужны не только как юрист. Вы последний человек, связывающий меня с родителями. Вы часть семьи Оболенских.
Громов смотрел на меня долго.
— Пить мне нельзя, я это понимаю, но… Буду ли держаться здесь? Постараюсь, но обещать не стану.
— Держаться вам будем помогать все вместе, — ответила я просто.
* * *
За ужином собрались почти все, кроме Степаниды, которая в ожидании надёжного арендатора пока жила у себя.
Мотя поставила на стол кастрюлю с густыми щами на мозговой косточке, исходившими ароматным паром. Рядом легли два каравая ржаного хлеба и глубокая миска с варёной картошкой, политой конопляным маслом и посыпанной рубленым луком. В центре стола появился холодец из свиных ножек с хреном в отдельном блюдечке.
Громов ел молча и сосредоточенно. После первой тарелки щей чуть разогнул спину, после второй и вовсе посветлел лицом.
— Хороши щи! — довольно крякнул он, обращаясь к Моте.
— Капустку по своему рецепту квасила, — слегка заалев щеками, откликнулась та. — Ешьте, Илья Петрович, не стесняйтесь, и на добавку хватит всем.
Дуняша поставила перед ним блюдце с холодцом, Фома Акимыч подвинул хрен поближе. Громов вскинул на них глаза и коротко благодарно кивнул.
После ужина Мотя разлила чай и выставила на стол вазочку с брусничным вареньем. Громов взял кружку обеими руками и долго смотрел на огонь в приоткрытой топке. Лицо у него стало спокойнее, скорбные складки в уголках рта разгладились. На Болотной я его таким расслабленным ни разу не видела.
* * *
Ремонт мы закончили тютелька в тютельку, уложившись в две недели. Степанида сдала свой домик и вернулась к нам. А на двенадцатый день нашей жизни в новом доме привезли мой бегунок.
Герасимов явился сам, с подмастерьем. Они внесли стол через сени, боком протиснулись в угловую и осторожно поставили его у окна, выходившего на Средний. Сняли холстину, и я подошла ближе, чтобы рассмотреть все детали.
Вышло и вправду хорошо. Доска лежала под верным наклоном, без перекоса. Откидная опора держалась крепко, металлическая планка с отверстиями позволяла без лишней возни менять угол. По краям шли дубовые направляющие с гладкими металлическими вкладками, а по ним ровно, без рывка и заеданий ходила рейсшина. Я взялась за неё, провела вверх, потом вниз. Горизонт держала твёрдо.
Отлично! Я довольно улыбнулась, положила ладонь на доску, погладила дерево. Никакой шероховатости под пальцами. Карпов не схалтурил с железом, а Герасимов не пожалел времени на подгонку. На таком можно было работать всерьёз, а не мучиться за кухонным столом.
— Спасибо. Добрый бегунок справили, — похвалила я мастера, тот горделиво округлил грудь, огладил небольшую бородку.
— Старались, Елена Никитична. Вещь небывалая, спору нет, а всё ж не такая, чтоб русскому мастеру не сладить.
Я вручила Герасимову остаток, и мы расстались довольные друг другом…
За дни ремонта на Тринадцатой линии многое успело сложиться.
Объявления во все три издания уже были поданы: в «Петербургский листок», в «Новое время» и в «Неделю строителя». Пока оттуда, разумеется, стояла тишина. Звонарёв сразу предупредил, что ждать скорого наплыва заказчиков могут только дураки. Сначала люди должны увидеть объявление не один раз, запомнить название конторы, потом ещё подумать, готовы ли они доверить работу новичкам…
С три десятка писем уже лежали готовыми, но рассылать их я пока не спешила. Решила сперва подготовить образцы своих чертежей.
Дуняша посетила первые лекции на курсах сестёр милосердия при Крестовоздвиженской общине и с тех пор ходила сама не своя: испуганная, счастливая, до краёв полная умными словами, которые боялась забыть, потому бормотала их под нос как мантру.
Звонарёв обещание своё сдержал и адрес Петра Громова в Москве добыл. Я написала сыну старого адвоката короткое письмо, тщательно подобрав каждое слово. Мне было важно достучаться до Петра, чтобы он проникся, чтобы его сердце дрогнуло, и последняя строчка звучала так: «Я не знаю, в чём вина Ильи Петровича пред Вами, ведаю лишь, что все мы не без греха. И времени на примирение Господь отпускает порой меньше, чем человеку мнится».
Я не знала, подействуют ли мои слова на Громова-младшего. Может, он скомкает письмо, не дочитав до конца. Может, отложит. А возможно, явится в тот самый день, когда будет поздно.
Но это всё уже не зависело от меня. Поэтому, отправив Дуняшу на почту, вернулась к своим делам.
На следующий день после обеда я, устроившись у себя в кабинете, хотела было завершить чертёж мансарды, когда в коридоре послышались тяжёлые шаги. Дверь распахнулась без стука.
Илья Петрович замер на пороге в застёгнутом пальто, с растрёпанными от спешки волосами и конвертом в руке.
— От Корсакова, — выдохнул хрипло.
У меня мгновенно пересохло во рту. Я встала так резко, что стул качнулся.
Громов прошёл в комнату, протянул мне письмо и добавил:
— Он готов нас принять. Собираться надо без промедления, Саша. Москва ждёт.

Глава 16

Вечером, когда Мотя с Дуняшей убирали со стола, мы с Громовым заперлись у меня в кабинете.
На столе под лампой лежала вся моя нынешняя жизнь в бумагах: копия паспортной записи, письмо Корсакова, скорбный лист из лечебницы Штейна, выписка о попечительстве, тетрадь отца, несколько моих собственных заметок на отдельных листах. Сбоку я положила кожаную заплечную сумку, в которую собиралась всё это убрать.
Громов сидел напротив, сосредоточенно насупившись.
— Повторим ещё раз, — заговорил он после недолгого молчания, потёр переносицу. — Начнём с главного: никаких выдумок. Ни полслова. Но и всю правду говорить ты тоже не будешь.
— Ясно, — кивнула я.
— Начнёшь со скорбного листа, не с наследства и Горчакова. И ни в коем случае, запомни накрепко, о том, что открыла бюро, и собираешься работать инженером на частных заказах, ни слова.
— Почему? — спросила я, хотя в целом догадывалась, почему мне стоит держать язык за зубами.
— Тебе двадцать лет, у тебя нет профильного образования. Твои сказки, что поднаторела благодаря подруге с курсов, будут для Корсакова как красная тряпка для быка. Если я чую, что там не всё так, как ты говоришь, то уж он однозначно уловит фальшь. Навряд ли, конечно, скажет, что ты сумасшедшая, но захочет такой феномен изучить поближе, повнимательнее. А оно тебе надо? — старый адвокат спросил, многозначительно вскинув кустистые брови.
Я ничего не сказала, лишь отрицательно покачала головой, принимая его пояснение.
— В общем, начинаешь не с того, какая ты умная и как тебя обидели. А с документов, пусть увидит, что тебя держали у Штейна вполне официально, поставили диагноз, который подтвердил другой врач. И только потом ты говоришь, почему твоё заточение было выгодно Горчакову. И выкладываешь на стол всё то, что нашла в сейфе отца.
— Хорошо. Сначала скорбный лист, потом попечительство, затем рассказываю про наследство, про возможное участие Горчакова в гибели моих родителей.
— На вопросы отвечаешь уверенно.
— Глядя Корсакову в глаза? — улыбнулась я.
— Психически больной человек вполне может смотреть в глаза: и спокойно, и пристально, и неровно, и слишком долго, — покачал головой собеседник. — Сам по себе взгляд не доказывает ни безумия, ни здравости. Но вот если ты покажешь ему, что понимаешь все вопросы, отвечаешь по существу, твои ответы не распадаются в логике, это будет куда показательнее, нежели смотрю в глаза — не смотрю… И ещё… Следи за словами, странных, которые иногда проскальзывают в твоей речи, быть не должно.
Я кивнула и глубоко вдохнула. Нельзя спалиться, ох нельзя.
За стеной на кухне звякнула крышка, кто-то приглушённо кашлянул. Потом в доме стало совсем тихо. Только керосиновая лампа едва слышно шипела на моём столе.
— Не вздумай ломать комедию и обвинять Горчакова со слезами, — снова заговорил Илья Петрович, я едва удержалась, чтобы не закатить глаза. — Никаких заявлений: «Я уверена, он мерзавец!». Только то, что можешь подтвердить документами.
— То есть мне нельзя говорить, что он мерзавец? А жаль, — стараясь не рассмеяться, притворилась, что на полном серьёзе сетую.
— Корсаков сам сделает такой вывод, если не дурак.
Я не удержалась и всё же весело фыркнула. Громов посмотрел исподлобья строго:
— Весело ей.
— Вы переживаете крепче меня, — заметила я с лёгкой ехидцей.
— От того, что он решит, Сашенька, зависит многое. И моя месть в том числе.
Я тут же посерьёзнела, да, Илья Петрович прав.
— Боишься? — вдруг спросил адвокат.
— Очень, — честно ответила я.
— Это хорошо.
— Хорошо? — удивлённо вскинула брови.
— Значит, не полезешь к Корсакову с видом победительницы. Осторожность тебе сейчас полезнее твоей обычной прыти.
— Вы всё-таки невыносимы.
— А ты как думала?
Он взял со стола письмо профессора, повертел в руках, протянул мне со словами:
— Поедешь в мужском.
— Разумеется.
— В дороге желательно молчать. Если спросят, то ты мой помощник. Деньги держи ближе к телу, под рубахой.
— Спасибо, Илья Петрович. Всё поняла.
— Пойдём на боковую, Саша. Завтра день будет долгий.
* * *
Мотя собирала меня молча и деловито: уложила в старый саквояж, одолженный у Степаниды Кузьминичны, сменное бельё, две рубашки, выходное платье, шерстяные чулки, кусок мыла в тряпице. Судя по лицу, ей хотелось запихнуть туда ещё тулуп, самовар и запас гречи на неделю.
— Мотя, — сказала я, когда она в третий раз разложила и заново сложила платье, в котором я пойду на встречу с Корсаковым, — хватит.
Она отдёрнула руки.
— Ешь там нормально, — буркнула она.
— Буду есть нормально.
— И не простудись. Москва другая, там погода хуже нашей.
— Мотя-я…
— Ладно, ладно, — она отошла от саквояжа и, не оборачиваясь, добавила негромко: — Возвращайся скорее.
Дуняша принесла мне пузырёк с нашатырём. Фома Акимыч подтащил чемодан адвоката и мой саквояж к двери. Степанида Кузьминична испекла нам в дорогу пирог с капустой, завернула в чистую холстину, и, ни слова не сказав, сунула мне в руку, а после крепко обняла. Затем скомандовала негромко:
— Присядем.
Сели все разом, помолчали. За окном Среднего прогромыхала телега.
— Ну, с Богом, — выдохнула Мотя и поднялась первой.
Громов вышел на улицу, я следом. У калитки уже ждал извозчик с закрытой коляской. Забравшись внутрь, покатили к Николаевскому вокзалу.
Добравшись до места, вышли наружу. Я, сделав несколько шагов, замерла, уставившись на охристо-жёлтый фасад с башней, на которой чернели часы. В моём времени это здание именовалось Московским вокзалом. Сейчас же оно стояло в полный свой первозданный «рост», без поздних пристроек и рекламы на стенах, и выглядело так, как его задумал Тон: строго, с ратушным силуэтом.
Но любоваться фасадом было некогда. Нас подхватил поток. Носильщики орали, перекрывая друг друга. Кто-то тащил огромный сундук на тачке, и тачка норовила откатиться назад по влажной брусчатке. Пахло угольным дымом и мокрой шерстью. Со стороны дебаркадера донёсся пронзительный свисток, потом долгий шипящий выпуск пара, и мгновенно потянулся сквозняк из-под крытого навеса. Громов взял меня за локоть, в другую руку свой чемодан, я тащила свой саквояж, и повёл к кассам. Я шла и старалась рассмотреть всё разом: торговцев с лотками на платформе, женщину, прижимавшую к груди клетку с курами, трёх военных, споривших о чём-то у колонны.
В XXI веке вокзал — это некое нейтральное пространство, да, не лишённое неповторимой атмосферы, но всё же оно было не таким живым, как то, что я видела сейчас.
Билеты взяли второго класса.
* * *
Поезд тронулся в девятом часу вечера.
В отделении нас оказалось четверо: мы с Громовым, пожилой господин с бородой лопатой, тут же уснувший, едва поезд тронулся, и молодой человек непримечательной внешности.
Диваны были мягкие, я устроилась у окна, Громов напротив меня. За стеклом потянулся Петербург. Поезд набирал ход, колёса выстукивали ровный ритм, вагон плавно покачивался на рессорах.
Из дорожных запасов достала пирог Степаниды, разломила, протянула Илье Петровичу. Тот, благодарно кивнув, взял и молча съел. Затем сел поудобнее и через пять минут задышал глубоко и ровно. Пожилой господин напротив спал так же крепко, ни разу не шелохнувшись, чуть посвистывая на выдохе. Молодой человек вынул кожаную папку и углубился в изучение каких-то бумаг.
Я посмотрела в окно на темноту. Изредка мелькал огонь какой-то будки, потом снова тьма, и только колёса считали вёрсты.
За Любанью пошёл дождь. Капли косо стелились по стеклу, за окном, расплываясь в мутное жёлтое пятно, дрожал огонёк наружного фонаря.
* * *
В Бологом поезд встал дольше обычного.
Громов проснулся, потянулся, посмотрел на перрон.
— Перекусить бы, — сообщил он коротко и взял трость.
Мы вышли на платформу. После духоты вагона воздух ударил в лицо холодом и свежестью недавно прошедшего дождя. На перроне стояли торговки с лотками: горячие пирожки, варёные яйца, мочёные яблоки в ведре, крендели, пряники и чай в жестяных чайниках.
Громов купил у ближайшей торговки несколько пирожков. Два протянул мне, остальные женщина завернула в бумагу и перевязала бечёвкой.
Мы стояли на перроне и с удовольствием ели ещё тёплые пирожки с капустой, в окружении переговаривающихся пассажиров, в потрёпанной поддёвке мимо прошёл носильщик, с туго перевязанным баулом за спиной, из паровоза через два пути пустили пар, было шумно, пронизывающе холодно, и отчего-то удивительно хорошо…
В Москву прибыли на следующий день около полудня.
Николаевский вокзал на Каланчёвской площади являлся братом-близнецом петербургского в исполнении того же Константина Тона. Вот только размеры были скромнее. Зато сама площадь казалась совсем иной: просторной, ещё не сложившейся в плотный городской узел, с лесными рядами поодаль, торговками у выхода и с таким множеством извозчиков, что они почти перекрыли выезд.
Москва ударила в лицо сразу, едва мы выбрались с Каланчёвской площади. Вокзальный угольный дым остался за спиной, а здесь воздух был другой: печной, влажный, густо замешанный на навозе и хлебном духе чужих кухонь. В Петербурге осень пахла Невой. Здесь же, если можно так сказать, конюшней и чьей-то кухней за забором. Город не вычертили под линейку и не вытянули вдоль воды. Он разросся сам, и это чувствовалось даже в ароматах, заполнивших всё пространство.
Извозчик цокнул языком, лошадь дёрнула ушами и потащила коляску вперёд. Я, прижавшись к холодной спинке сиденья, с жадным интересом глазела в окно, придерживая на коленях свою сумку с бумагами. Ремень сумки я обмотала вокруг запястья ещё на вокзале и с тех пор не выпускала.
Улицы шли не прямо. Петербург приучил меня к тому, что перспектива держится долго: линия мостовой, линия фасадов. Здесь же взгляд всё время упирался то в поворот, то в церковь, то в вывеску, то в переулок. Дома стояли плотнее. Вот один выбился вперёд, другой спрятался в глубине двора, третий лепился боком к лавке. Над головами болтались вывески, написанные крупно и без затей: «Бакалея», «Чай и сахаръ», «Сапожникъ», «Колонiальныя товары».
Колёса то и дело попадали в рытвины. Коляску встряхивало, и от этого город воспринимался не взглядом даже, а спиной и клацающими зубами. Слева мелькнул мужик с двумя вёдрами на коромысле. Подальше баба в платке торговалась у крыльца из-за пары сапог. У ворот стоял мальчишка и ел калач, не сводя хитрых глаз с проезжавших. Из раскрытой двери харчевни до нас долетел густой запах щей и чей-то хриплый смех.
Москва буквально лезла в глаза. После Петербурга она казалась мне не хуже и не лучше, а просто живее, но в каком-то ином смысле. Менее чинной и выверенной, полной частной жизни, которая не пряталась за одинаковыми фасадами.
Приемлемые меблированные комнаты нашлись и впрямь не так далеко от вокзала. Извозчик свернул на улицу потише, остановил лошадь у двухэтажного дома с выцветшей табличкой на воротах. Громов вылез первым, чтобы расплатиться. Я спрыгнула на землю, и, как и полагается помощнику, подхватила нашу поклажу, которая была совсем нетяжёлой, и пошла вперёд. Тут привычно пахло помоями, и ещё жареным мясом.
Хозяйка вышла к нам сразу. Крепкая женщина лет под пятьдесят, в тёмном платье и сером переднике, с гремящими на каждом шагу ключами на поясе. Оглядела нас цепко, задержалась на Громове, потом на наших чемоданах, и уже после этого спросила, сколько комнат надобно.
— Две, и чтобы рядышком, — ответил Илья Петрович.
Она кивнула и повела нас в дом. Лестница на второй этаж была узкой, ступени тёмными и весьма потёртыми. Хозяйка отперла сперва одну дверь, затем соседнюю.
Комнаты оказались маленькие, но чистые, похожие друг на друга почти как две капли воды. Кровать, умывальник, столик, стул и гвоздь в стене вместо вешалки. На окне кисейная занавеска, на полу коврик, у кровати на тумбе подсвечник. Не роскошь, зато, если верить Марфе Савельевне, без клопов. И ватерклозет в конце коридора.
Я поставила саквояж с немногочисленными вещами на пол, свою сумку положила на стол и только тогда позволила себе выдохнуть.
До Корсакова осталось совсем немного.
* * *
Переодевшись в глухом переулке в платье, я убрала мужскую рубашку и штаны в сумку, после чего мы наняли экипаж. До Девичьего поля ехали молча. Ещё накануне Громов отправил Сергею Сергеевичу записку, и тот ответил, что будет ждать «подопечную Ильи Петровича назавтра к двенадцати часам дня».
Извозчик вёз нас не торопясь, на узких улицах замедлялся, пропуская встречные телеги. Москва за окном жила своей жизнью, и эта суета шла вразрез с тем, что творилось у меня внутри. Я судорожно сжимала сумку, и старалась не мандражировать, но удавалось с превеликим трудом. Вот-вот решится моя судьба, от Корсакова зависит, стану ли я снова собой и свободной, и смогу прямо объявить войну Горчакову, или так и останусь Леной Лебедевой, вдовой-мещанкой, у которой нет прошлого и, увы, не будет будущего.
Илья Петрович едва слышно кашлянул.
— Не волнуйся так, Сашенька, — молвил он мягко, положил ладонь мне на плечо и слегка сжал в успокаивающем жесте. — Всё будет хорошо. Я буду рядом, за дверью, помни, ты не одна.
— Спасибо, Илья Петрович, — непослушными губами ответила я, вяло улыбнувшись.
Вскоре экипаж остановился у ворот.
Двор был тихий, со старыми деревьями вдоль дорожки, несколько пациентов в тёплых халатах гуляли под присмотром санитара. Главное здание стояло в глубине. Двухэтажное, с высокими окнами, и, как ни удивительно, оно не было угрюмым, давящим, в отличие от лечебницы Штейна.
На крыльце нас уже ждал молодой врач в белом халате.
— Добрый день. Илья Петрович Громов? — спросил он.
— Он самый.
— Профессор вас ждёт. Прошу, следуйте за мной.
Я поправила шляпку, и пристроилась за адвокатом.
Нас повели по длинному коридору, затем по лестнице на второй этаж.
Воздух в клинике пах карболкой и какими-то лекарствами. Окна выходили в сад, и за стёклами белел тусклый осенний свет. На подоконниках стояли глиняные горшки с комнатными цветами. Кстати, у Штейна окна были уже, и без растений в виде украшений.
Навстречу нам прошла женщина в платке и тёмном платье, со стопкой чистого белья в руках. Она взглянула на нас с лёгким любопытством, приветливо кивнула нашему сопровождающему и пошла дальше.
Я же думала о том, как мало иногда нужно, чтобы подобное место перестало походить на тюрьму.
У предпоследней двери провожатый остановился и постучал костяшками в филёнку.
— Войдите, — отозвались изнутри низким голосом.
Мы вошли.
Кабинет был просторным. Вдоль одной стены от пола до потолка тянулись книжные шкафы, стекло на дверцах поблёскивало в дневном свете. На столе лежали бумаги, раскрытая папка, несколько исписанных листов, пресс-папье, чернильница и песочница.
Корсаков стоял у окна. Высокий, широкоплечий, в тёмном сюртуке, сидевшем безукоризненно. Борода подстрижена коротко и ровно; у висков седина, ранняя для его лет. На вид ему не дашь больше тридцати пяти, но держался он так, будто ему в два раза больше.
А ещё примечательными в его облике были внимательные светло-карие глаза. Цепкие, замечавшие любую мелочь. Передо мной стоял выдающийся учёный девятнадцатого века.
— Илья Петрович, — произнёс он, шагнув навстречу и протягивая руку. — Рад встрече. Давно не виделись.
— Рад не меньше вашего, Сергей Сергеевич, — ответил Громов и крепко пожал ему руку. — Позвольте представить вам Александру Николаевну Оболенскую, именно о ней я вам писал.
Психиатр повернулся ко мне, скользнул взглядом по моему платью, по шляпке, затем снова посмотрел в лицо.
— Александра Николаевна, — кивнул он, — рад знакомству.
— Сергей Сергеевич, — ответила я и чуть склонила голову, — И я рада знакомству, — собственный голос показался мне суше обыкновенного.
Корсаков ещё секунду смотрел на меня, потом повернулся к Громову:
— Илья Петрович, не откажите в любезности подождать нас в соседней комнате. Вам сейчас подадут чай, свежую газету, чтобы не скучали.
Громов коротко глянул на меня. «Не бойся и не наделай глупостей», — читалось в этом взгляде.
— Разумеется, — с улыбкой ответил он и вышел, тихо прикрыв за собой дверь.
Доктор указал на кресло для посетителей.
— Присаживайтесь, Александра Николаевна.
Я подошла и села, аккуратно положив сумку на колени. Сергей Сергеевич занял место за своим столом и, посмотрев мне в глаза, произнёс:
— Письмо Ильи Петровича — это одно. Я хочу услышать вас. Александра Николаевна, расскажите мне всё с самого начала.

Глава 17

Я положила на стол скорбный лист и пододвинула к Сергею Сергеевичу. Он не взял бумагу сразу, выждал секунду, и только потом начал читать.
Пока он читал, я говорила, как учил Громов: ровно, по порядку, без лишних отступлений. Начала с заточения, дошла до побега. Не забыла и о методах лечения: ледяные ванны, горькие микстуры, от которых мутился рассудок, ремни, которыми меня привязывали к кровати так, что потом на запястьях и щиколотках оставались кровавые полосы. Корсаков слушал, не перебивая. Смотрел в скорбный лист, изредка переводил взгляд на меня и вновь на бумаги. Только один раз, когда я впервые назвала имя Штейна, в его глазах мелькнуло раздражение.
— Случалось ли вам не принимать микстуру? — спросил он вдруг, не поднимая головы.
— Да.
— Каким образом?
— Два пальца в рот, как только сиделка выходила.
Тут он, наконец, поднял на меня глаза, несколько секунд смотрел молча, потом взял перо и сделал пометку в тетради.
— Продолжайте, Александра Николаевна.
И я продолжила, дошла до побега и подкупа Штейна, до всего, что казалось мне важным. Но чем дольше говорила, тем яснее чувствовала: Сергей Сергеевич слушает внимательно, а всё-таки ждёт не этого. Моя тщательно выстроенная речь не задевала его. Проходила мимо.
Я замолчала на полуслове. Пауза получилась долгой. Где-то в коридоре прошли торопливые шаги, за ним другие, потом всё стихло, лишь часы в углу кабинета продолжали тихо тикать.
— Это всё правда, Сергей Сергеевич. Но не с этого следовало начинать, — произнесла наконец без затей, и виновато улыбнулась. — Илья Петрович дал мне советы, я верю ему, он человек большого жизненного опыта и высокого ума. И тем не менее я поступлю по-своему.
Корсаков положил перо, чуть наклонился ко мне, и вроде даже весь подобрался. Он не торопил, давая мне время собраться с мыслями. Сидел и ждал.
— Я начну с Огонька.
— Простите? — переспросил Сергей Сергеевич.
— Мой попугай был небольшим, оранжево-зелёным, шумным и ласковым. Он любил сидеть на плече и жевать воротник… Его убил Андрей, мой кузен. Свернул одним движением шею. Я ещё не успела оправиться после потери родителей и Фёклы, моей помощницы, с которой мы вместе выросли. Гибель птицы стала последней каплей. У меня случилась истерика. И дядя, воспользовавшись этим, поместил меня к Штейну.
Говоря это, я уже не держалась за выученный порядок. Во мне заговорила не осторожная расчётливая женщина, а та девочка, у которой отняли всё сразу, — голос дрожал и срывался, я дала волю эмоциям, став Сашей Оболенской. Я позволила человеку напротив заглянуть мне в душу, увидеть в её глубине тёмный неподъёмный камень скорби и отчаяния, который есть и будет со мной всегда.
— Огонька подарил папа, — сипло прошептала я, судорожно вобрав воздух в грудь и со всхлипом его выпустив.
Я смолкла, при этом глядя на свои руки, костяшки пальцев побелели — так крепко я вцепилась в свою сумку. В кабинете было тихо. За окном качалась ветка, и, касаясь стекла, скреблась по нему.
— Александра Николаевна, — нарушил молчание Корсаков, — есть что-то ещё, что бы вы хотели мне поведать?
— Да, есть, — кивнула я и, достав из сумки тетрадь отца, положила её на стол. — Отец вёл записи полтора года. Взгляните сами.
Корсаков взял тетрадь, раскрыл и углубился в изучение. Я же решила, что сказала достаточно, если ему нужно что-то узнать обо мне ещё, пусть задаст свои вопросы. С каждой прочитанной страницей лицо психиатра едва заметно меняло выражение. Он, закрыв папины записи, встал, прошёлся к окну, остановился. Постоял, глядя в сад.
— Александра Николаевна, что вы намерены делать далее?
— Вернуть своё имя. И наказать мошенника по справедливости.
Он кивнул, помолчал немного, потом вдруг спросил:
— Александра Николаевна, какой ныне день недели?
Я опешила от неожиданности.
— Пятница.
— Число?
— Десятое ноября.
— Год?
— Тысяча восемьсот девяносто третий.
Врач вернулся за стол и сделал пометку в своей тетради.
— Где вы родились?
— В Петербурге.
— Сколько вам было лет, когда умерла мать?
— Восемнадцать.
— Хорошо ли вы спите?
— Да.
— Сны видите?
— Иногда.
— И что же вам снится?
— Я редко запоминаю конкретные образы, чаще ощущения. Иногда сны полны тревоги, иногда тоски.
— Случается ли вам слышать голоса, когда рядом никого нет?
— Нет.
— Видите то, чего не видят другие?
— Нет.
— Было ли у вас когда-нибудь ощущение, что за вами следят?
— Нет. Даже теперь, когда я скрываюсь.
Уголки его рта едва заметно дрогнули в улыбке.
— Что ныне более всего вас огорчает?
На секунду я замешкалась с ответом.
— Уходящее время.
— А что радует?
И этот, сказанный спокойным тоном вопрос, застал меня врасплох.
— Дом, где меня ждут дорогие мне люди.
Корсаков кивнул, сделал ещё одну пометку. Закрыл тетрадь, убрал перо.
— Благодарю вас, Александра Николаевна. Будьте добры, попросите Илью Петровича войти. А сами обождите немного снаружи.
* * *
Громов нашёлся в соседней комнате, он не стал у меня что-то спрашивать, молча встал и, опираясь на свою трость, прошёл в кабинет Корсакова. Дверь за ним закрылась.
Я опустилась на стул в коридоре и уставилась в пол, но сколько ни прислушивалась, так и не смогла разобрать, о чём именно беседуют старый адвокат и психиатр. Сосредоточилась на половице у противоположной стены. Она была щербатая, с трещиной вдоль волокна, и я смотрела на неё, стараясь не думать ни о чём особенном.
Мимо прошёл молодой врач с папкой в руках, скользнул по мне взглядом и пошёл дальше. Где-то в глубине здания кто-то негромко заунывно запел. Я в итоге не выдержала, встала, подошла к окну, посмотрела на улицу, на гуляющих по дорожкам пациентов. За спиной скрипнула дверная створка.
— Саша, пойдём, — позвали меня. — Простимся с профессором.
И вот я снова стою перед Корсаковым.
— Александра Николаевна, — произнёс доктор, слегка улыбнувшись, — оснований для диагноза «нервическая горячка» в вашем случае я не усматриваю. Заключение будет готово завтра. Вам доставят его после обеда.
— Благодарю вас, Сергей Сергеевич, — облегчённо выдохнула я.
Доктор кивнул и добавил:
— Штейн не первый, кто берётся лечить то, чего нет. И, боюсь, не последний… Вы человек необычный, Александра Николаевна, весьма. Я бы желал говорить с вами при иных обстоятельствах. Будете в Москве, дайте о себе знать. Если потребуется, я готов подтвердить своё заключение и в суде.
* * *
Громов молчал до самого извозчика. Только когда мы сели и экипаж тронулся с места, адвокат положил трость поперёк колен и произнёс:
— Он спросил меня, давно ли я тебя знаю.
— И что вы ответили?
— Что знал твоего отца больше двадцати лет. А тебя видел лишь от случая к случаю… — помолчал и добавил: — Несоответствие между твоими годами и складом ума он, разумеется, заметил.
— Мне многое пришлось пережить, — откликнулась я.
За окном баба с коромыслом уступила дорогу телеге. Мальчишка на углу зазевался и получил подзатыльник от старшего брата. Лошадь неторопливо цокала по булыжнику.
— Что ж, — кивнул Громов, — с этим не поспоришь.
* * *
Вечером Громов уехал по делам. Кучер остановился у ворот в половине шестого, Илья Петрович надел пальто, сунул под мышку плоскую кожаную папку, которую я прежде не замечала, и, сказав, что вернётся к ужину, отбыл.
Я не стала спрашивать, куда это он. Раз меня не касается, то и не следует совать нос не в своё дело. Хотя, если честно, любопытство снедало.
Пока его не было, я немного подремала и проснулась аккурат к ужину. Громов вернулся в начале восьмого. Мы поели внизу, в небольшой комнате с четырьмя столами.
Хозяйка принесла щи с говядиной и чугунок гречневой каши, политой конопляным маслом. На середину стола поставила тарелку с холодной нарезанной говядиной, и отдельно солёные огурцы. Ржаной плотный хлеб и два варёных яйца.
* * *
Заключение принесли на следующий день после обеда, как и обещал Корсаков.
— Теперь слушай, — сказал адвокат, как только я прочитала документ и убрала его в свою сумку. — Одного заключения для суда недостаточно, даже такого. Корсаков сам так сказал. Нужно второе независимое освидетельствование, от человека с не меньшим весом в науке. Он посоветовал Бехтерева. Как вернёмся домой, не будем медлить и отпишем ему.
Я согласно кивнула:
— Хорошо.
— Дальше, — продолжал Громов, простучав пальцами по столешнице незатейливую дробь.- Когда оба заключения будут у нас на руках, я подам в окружной суд ходатайство об отмене попечительства. Параллельно жалобу прокурору по имущественным злоупотреблениям. Тетрадь Николая плюс выписки, плюс твои показания, — всё это материалы для возбуждения дела.
— Сколько времени займёт?
— Много. Быстро такие дела не делаются…
Поезд отходил поздно вечером. На Каланчёвской площади было темно и сыро, у вокзала жались друг к другу извозчики, переговариваясь вполголоса. Мы взяли билеты, прошли под дебаркадер, нашли вагон. В отделении на этот раз нас оказалось трое: мы с Громовым и немолодая женщина в чёрном платье, с большим саквояжем, задремавшая раньше, чем поезд вышел за Рогожскую заставу.
Я устроилась у окна. За стеклом медленно плыла московская окраина: огни, старые дома, становившиеся всё реже, затем мир поглотила тьма.
— Илья Петрович, — негромко позвала я.
— М-м? — он не спал, читал купленную на вокзале газету.
— Спасибо.
— За что именно? — удивлённо покосился на меня.
— За то, что поехали со мной. И за то, что не задаёте всех тех вопросов, коих у вас, должно быть, вагон и маленькая тележка.
Мужчина тихо рассмеялся, забавно пофыркивая.
— А ведь занятная фраза, запомню… — и, вмиг посерьёзнев, добавил: — Я не брошу единственного ребёнка своего друга.
Женщина в чёрном пошевелилась во сне, открыла глаза, мазнула взором по нашим лицам и, поправив платок, снова уснула.
— Спи, Сашенька, — вздохнул Громов. — Завтра будем дома. Твои наверняка уж заждались.
Я послушно закрыла глаза, и вскоре сон сморил меня.
* * *
На Тринадцатой нас ждали.
Мотя открыла дверь, прежде чем я успела подойти к дому, видно, высматривала нас в окно. Она схватила меня за плечи, оглядела быстро с ног до головы, убеждаясь, что всё на месте, и только потом крепко обняла.
— Всё хорошо? — выговорила она наконец, не думая меня отпускать.
— Да.
— Заключение?
— Получила. Диагноз Штейна опровергли.
Няня шумно, облегчённо выдохнула. За её плечом маячила Дуняша, от услышанного она чуть ли в пляс не пустилась, радостно заохав.
Тут подошла Степанида и, мягко оттеснив Мотю, тоже меня обняла, крепко прижав к своей внушительной груди.
— Ну, слава Богу, — выдохнула она. — А я уж, грешным делом, думала, там тебя опять удержат. Часто хорошее легко из рук уходит.
Я погладила её по плечу:
— Всё хорошо.
Кузьминична кивнула, крепко сжала мои пальцы, потом вдруг отвернулась, прошла к столу и стала поправлять и без того ровно лежавшую скатерть.
— Вот и ладно, — пробормотала она, не глядя на меня. — Вот и хорошо. Дом без тебя стоял, будто неживой. Вот вроде всё привычно: Мотя ворчит, Дуняша бегает, Фома Акимыч дрова таскает, да всё одно не то.
Последние слова прозвучали совсем тихо. Я шагнула к ней, обняла со спины, уткнулась лбом ей в плечо. Степанида растроганно охнула, потом погладила меня по руке своей шершавой ладонью.
— Будет, будет, — проговорила она торопливо. — Чего сырость разводить. Живая вернулась, с нужной бумагой, и слава Богу. Теперь уж, даст Господь, вытащим тебя совсем.
— Хорошо, когда всё хорошо. Да вот только обед сам себя не съест. Айда на кухню, еда уж стынет, — засуетилась Мотя, стараясь скрыть подступившие к глазам слёзы.
Громов, уже снявший пальто, хмыкнул:
— И я рад вас всех видеть.
— И мы вам рады, Илья Петрович, — не глядя на него, отозвалась няня и упорхнула в соседнюю комнату.
Фома Акимыч вышел из своего угла, и приветливо нам кивнул.
За ужином Дуняша рассказывала про свои курсы, что шли они хорошо, только одна преподавательница строга до невозможности. Мотя, не спрашивая, подкладывала добавки.
— Вкусно, намного вкуснее, чем в той гостинице, — сыто отдуваясь, откинулся Громов на спинку стула.
Степанида же нет-нет, да и поглядывала на меня украдкой. Не отлипала взором, будто боялась: моргнёт — и снова окажется, что меня нет.
* * *
Тянуть с Бехтеревым Громов не стал. Корсаков был прав: одного его заключения мало. Нужен был второй голос, такой, чтобы в суде его услышали без скидок и оговорок. На следующий день после возвращения Илья Петрович отправил записку врачу, а ещё через два мы поехали в Медико-хирургическую академию.
Здание встретило нас не больничной мрачностью, как ожидалось, а атмосферой деловитости. Широкая лестница, коридоры с натёртым до тусклого блеска чистым полом, и витающий в воздухе ненавязчивый запах лекарств.
Бехтерев принял нас в своём кабинете.
Высокий лоб, коротко подстриженная борода, живые, очень внимательные глаза. Сидеть неподвижно он, кажется, не умел: то брал со стола карандаш, то клал на место, то поднимался, то снова садился. Он весь будто был соткан из движения, будто мысль в нём шла быстрее, чем тело поспевало за ней.
Он просмотрел бумаги, которые мы привезли, выслушал Громова, после чего попросил оставить нас наедине.
Разговор вышел короче, чем с Сергеем Сергеевичем, но легче от этого не был. Вопросы были почти те же, только задавал он их быстро, один за другим, не давая мне и мига на передышку.
С какого времени я считаю себя здоровой? Были ли у меня припадки, видения, голоса? Сплю ли я, узнаю ли людей, не путаю ли дни, не преследует ли меня мысль, что за мной наблюдают? Он спрашивал о микстурах, о ваннах, о том, что именно я запомнила из того, что происходило в лечебнице Штейна, но не общие впечатления, вовсе нет, он жаждал услышать детали: устройство комнаты, кто и когда ко мне приходил. Если честно, чётко ответить я смогла лишь на часть вопросов.
Профессор слушал, иногда прерывал, возвращал к слову, которое казалось ему подозрительным, и тут же заставлял сказать иначе. Ни сочувствия, ни недоверия во время допроса, а это был скорее допрос, чем беседа, — на его лице ни разу не мелькнуло.
Под конец Владимир Михайлович встал, прошёлся к шкафу, постоял, заложив руки за спину, и обернулся ко мне.
— Оснований считать вас душевнобольной я не нахожу, — произнёс он ровно. — Напротив, рассудок ваш ясный, память сохранная. Все ваши ответы были последовательными. А то, что с вами проделали, требует не врачебного одобрения, а иного разбора.
После этих слов он снова сел, написал несколько строк на каком-то бланке, поставил дату и подпись, присыпал лист песком и стряхнул его в сторону, после чего протянул мне со словами:
— Успехов вам, Александра Николаевна. Смысла прятать вам свою личину далее я не вижу.
Когда мы вышли от него, у меня в сумке лежало второе заключение, настал черёд следующего шага.
Добравшись до дома, Илья Петрович помог мне выйти из экипажа и, со словами:
— Дальше ты сама, — забрался обратно. — Мне нужно в суд, пока канцелярия не закрылась.
— Не подождут ли дела до завтра? — удивилась я.
— Нет, надобно поторопиться, — покачал головой Громов. — Подам ходатайство об отмене попечительства. До совершеннолетия твоего осталось недолго. Сделаю копии заключений, приложу их. Окружной суд обязан рассмотреть в кратчайшие сроки, откладывать некуда. По имущественным злоупотреблениям отдельно загляну к прокурору. Это другая инстанция. И тоже надо добраться туда сегодня же.
— Илья Петрович, — окликнула я.
Он обернулся.
— Успехов!
Старый адвокат кивнул и захлопнул дверцу. Я смотрела вслед экипажу, пока он не скрылся за поворотом на Средний, потом пошла домой.
Как оказалось, ко мне пришёл посетитель. Звонарёв ждал меня на кухне, за столом с чашкой ароматного чая в одной руке и надкушенной румяной булкой в другой. Увидев меня, положил всё на стол и поднялся.
— Александра Николаевна, доброго дня! Всё в порядке? Вы в выходном платье… Что-то стряслось?
— Всё в порядке, Борис Елизарович, — улыбнулась я и, сняв шляпку, повесила её на крючок. — Вы поешьте, не торопитесь, я буду ждать вас у себя в кабинете.
Не прошло и четверти часа, как старый инженер постучал в дверь. Войдя, он первым делом положил папку на стол, раскрыл и вынул несколько листов бумаги.
— Нашёл тебе первого заказчика, Сашенька.
Моё сердце взволнованно забилось.
— Купец Серебряков, мой старый знакомый, торгует мануфактурой. Хочет перестроить склад на Гавани под жильё для рабочих. Два этажа, тридцать восемь человек. Уверен, ты справишься.
Я взяла в руки грубый набросок, сделанный явно самим купцом, с неверными пропорциями и без единого размера.
— Сроки?
— К весне он хотел бы начать кладку.
Я мысленно прикинула объём работы и ответила:
— Через неделю план и смета будут готовы.

Глава 18

Интерлюдия
Приближающиеся к его кабинету шаги были другие.
Агафья ходила тяжело, вразвалку, под её весом неизменно скрипели половицы. Коридорный мальчишка бегал мелкой рысцой с шарканьем…
Карл Иванович знал каждый звук своей лечебницы так же хорошо, как себя самого. Но эти шаги были чужими. Отложив перо, замер в ожидании. В дверь дробно постучали.
— Войдите.
Незваный гость прошёл в кабинет и без приглашения сел на стул для посетителей. Штейн даже подняться не успел, чтобы его поприветствовать.
— Алексей Дмитриевич, не ожидал. Что-то случилось? — в груди шевельнулась тревога.
— Случилось, — коротко бросил князь.
Карл Иванович, сложив руки на столешнице, терпеливо ждал. Жизнь научила его одному простому правилу: человек, пришедший без предупреждения и с таким выражением лица, будет требовать каких-то разъяснений. Посему стоит просто дождаться вопроса, а затем ответить максимально спокойно.
— Мне стало известно, — произнёс наконец Горчаков, разглядывая пространство над плечом доктора, — что в окружной суд подано ходатайство об отмене попечительства над имуществом моей племянницы, Александры Николаевны.
Под сердцем неприятно кольнуло, вот уж сколько он себе говорил, что поступил неправильно, дав волю Оболенской и взяв у неё деньги. Жадность и любовь к деньгам однажды его погубят. Но положенную паузу Штейн выдержал.
— Простите? — он недоумевающе вскинул брови, при этом голос его остался ровным. — Алексей Дмитриевич, это невозможно. Мы оба видели её обугленное тело…
— Я знаю, что мы оба, — перебил Горчаков резко. — Именно поэтому я здесь.
Карл Иванович снял пенсне. Протёр стёкла медленно, давая себе ещё немного времени. Потом водрузил очки обратно и твёрдо сказал:
— Это самозванка. Иного объяснения нет и быть не может. Пожар был настоящим, Александра Николаевна заживо сгорела, будучи у себя в палате.
— Ой ли? — насмешливо возразил князь. — Она ли это была?
В кабинете стало очень тихо. За окном по двору прошёл кто-то из санитаров, что-то сказал негромко, ему хрипло ответил сторож у ворот.
Алексей Дмитриевич, не мигая, сверлил тяжёлым взором Штейна.
— Если это не самозванка, Карл Иванович, — заговорил он вновь, — то кто-то помог ей бежать из вашей лечебницы. Причём обставил всё по уму…
— Вы подозреваете меня, — Штейн не спросил, чётко обозначил. И позволил себе то, что в другой ситуации было бы дерзостью: откинулся на спинку кресла и посмотрел на гостя с холодным недоумением человека, которому только что высказали нечто оскорбительно нелепое. — Алексей Дмитриевич, я двадцать два года в профессии. Всё это время моя лечебница держится на репутации и на доверии людей, которые платят мне не только за решётки на окнах, но и за то, что я умею молчать. Если бы мне было выгодно вас предать, я бы нашёл способ изящнее, чем поджог собственного имущества.
Горчаков не ответил сразу. Пальцы его переменили положение на набалдашнике трости.
— Логично, — произнёс он в итоге.
— Самозванка, — повторил Штейн с нажимом. — Кто-то решил воспользоваться ситуацией. Таких дел в судах немало, да вы и сами знаете. Нищая мещанка, похожая лицом, немного удачи и хороший адвокат. А вдруг выгорит? Вы ведь можете возжелать с ними встретиться до суда, предложить сумму, чтобы исчезли и не тратили ваше драгоценное время. Уверен, на то и расчёт.
— Вполне может статься, что так оно и есть, — задумчиво протянул князь.
Помолчали. Штейн, стараясь скрыть своё нетерпение — поскорее бы посетитель убрался восвояси, — сидел неподвижно. Наконец-то Горчаков поднялся. Застегнул верхнюю пуговицу пальто, перехватил перчатки поудобнее и сказал под конец:
— Если вам что-то станет известно, я рассчитываю быть извещённым.
— Разумеется, — кивнул Штейн, вставая следом за гостем.
Горчаков уже взялся за ручку двери, как вдруг остановился и, не оборачиваясь, обронил:
— Карл Иванович, та сиделка, уволенная незадолго до пожара… Куда она делась, не знаете?
Штейн почувствовал, как страх ледяными когтями обхватил шею, заставив на мгновение сбиться дыхание, и тем не менее он смог ответить немедленно:
— Понятия не имею. Она получила расчёт и ушла. У меня нет обыкновения следить за бывшей прислугой.
— Конечно… конечно… — отозвался князь и вышел за дверь.
Карл Иванович тяжело опустился в кресло, посидел так неподвижно несколько бесконечных минут. Потом встал и кликнул санитара Ивана. Надо бы выяснить, кто донёс Горчакову о Фроловой. И примерно наказать за излишнюю болтливость.
* * *
Карета стояла у самых ворот, в тени старой облетевшей липы. Кучер кутался в шинель, пытаясь спрятаться от пронизывающего ветра. Лошадь вела себя смирно, только изредка позвякивала упряжью.
Андрей увидел отца сразу, как только тот вышел из ворот. Горчаков-старший, сев напротив сына, захлопнул дверцу и экипаж тронулся с места. Колёса загремели по булыжнику, лечебница за окном начала уплывать назад. Князь откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза и замер в неподвижности.
— Что сказал Штейн? — не выдержал Андрей.
— Что в суд подала самозванка, — коротко усмехнулся князь, открывая глаза. — Самое логичное объяснение.
— Ты ему веришь?
Горчаков не ответил сразу. За окном мелькнул фонарь, второй. Потянулся длинный глухой забор какого-то склада.
— Я верю в то, что ему невыгодно говорить иначе, — произнёс он наконец. — А это не одно и то же. Если он замешан в побеге Саши… Будет скрывать до последнего. И даже если не замешан, но что-то знает, тоже будет молчать.
Карета свернула на набережную, и стало слышно, как внизу, в темноте, плещется Нева. В полумраке лицо князя выглядело постаревшим лет на десять.
— Мне нужны люди, — добавил он негромко. — Не через канцелярию. Из тех, кто знает город и умеет быть невидимым.
— Бывшие надзиратели?
— Да. Через Рыбакова не пойдёт, он и так знает лишнее. Найди сам. Двух-трёх человек, не больше.
— Кого ищем?
— Уволившуюся сиделку и Громова.
— Старика адвоката?
— Именно его. Он оказался живучим, и решил вылезти в самый неподходящий момент, чтобы насолить мне…
— Какой гадёныш, — усмехнулся Андрей. — Что ж, найдём, — и, вынув из кармана портсигар, повертел в пальцах. — А дальше что? Повестка придёт скоро. Дней десять, может, чуть больше.
Карета въехала в тёмный переулок. Кучер придержал лошадь на повороте, экипаж качнуло.
— Дальше я уничтожу их всех. Подам заявление прокурору особо. Пускай начнут следствие о самозванстве и мошенничестве. Суд не станет спешить, покуда над личностью просительницы висит уголовное подозрение. А я тем временем потребую, чтобы ходатайство об отмене попечительства не решали до тех пор, пока не выяснится, кто скрывается под именем Александры Оболенской.
— Ещё мы выиграем время, — довольно кивнул Горчаков-младший.
— Именно. А время — это деньги, которые я успею вывести, и документы, которые успею уничтожить.
Андрей закурил, выпустил дым в сторону окна и посмотрел на отца.
— А если не самозванка?
В этот раз князь молчал долго.
— Тогда, — зло выговорил он наконец, — это очень большая проблема, Андрей. И решать её придётся иначе.
* * *
Александра Оболенская
Громов пришёл после ужина. Я работала над сметой для Серебрякова. Мотя гремела посудой на кухне, Дуняша только вернулась со своих курсов и, переодевшись, отправилась помогать Кузьминичне разгребать чердак. Степанида зачем-то собиралась устроить там ещё одно спальное место и сушильню для белья.
Старый адвокат, неровно постукивая своей тростью по полу, буквально ворвался в мой кабинет.
— Сашенька! — окликнул он меня, плотно прикрыв за собой дверь. — Я съезжаю, — едва ли не торжественно объявил он, сверкая на меня своими чёрными глазами.
Я удивлённо вскинула брови и собралась было возражать, но Илья Петрович меня опередил:
— Мне дали знать, что Горчаков был у Штейна сегодня утром. Это значит, что он уже ищет нити, ведущие к тебе. И я — самая очевидная из них. Меня найдут быстро. Мы не можем допустить твоей встречи с дядей до суда.
— И куда же вы съедете? — уточнила я.
— Сниму комнату в доходном доме неподалёку, между нами будет всего пара улиц.
Я встала, прошлась туда-сюда, закинув руки за спину. Остановилась напротив Ильи Петровича, заглянула ему в глаза.
— Но видеться нам всё равно необходимо, чтобы согласовывать наши действия.
— Раз в неделю вполне достаточно, я буду держать тебя в курсе событий, ты же продолжаешь жить под именем Елены. Нельзя допустить, чтобы князь навредил тебе или твоим друзьям.
— Хорошо, логично, — согласилась я и снова начала расхаживать по кабинету. — Шлите записку через мальцов.
— Само собой, — кивнул адвокат. — Далее… Тебе нужна охрана.
— У меня нет столько денег, а их услуги наверняка стоят недёшево.
— За деньги не волнуйся, я всё организовал через старого друга в Москве, помнишь, я отлучался по делам? Так вот, за Григорием должок, отдаст вот такой услугой: послезавтра к тебе придут двое. Представятся конструкторами, скажут, что ищут работу. Возьмёшь их, — помолчал. — Они сами знают, что делать. Твоя задача, чтобы никто из домочадцев и посетителей не удивился их присутствию. Конструкторы так конструкторы, пусть сидят над бумагами.
— Поняла, придётся купить ещё один стол и поставить в приёмной.
— Да, верно. И скажи нашим, чтобы были готовы ко всему. Не завтра, не через неделю, с сегодняшнего дня. Закрывайте двери на все засовы, проверяйте, не крутится ли кто подозрительный поблизости.
— Хорошо, — кивнула я.
— Ты умная, Сашенька, и привыкла думать наперёд. Но должен предупредить, Горчаков — это не Штейн. Его не подкупишь. Он так просто не отступится от твоего наследства. Князь вскоре почует, что его толкают в угол, а загнанный человек способен на многое. Держи это в голове.
Я понятливо кивнула. Громов же прошёл вперёд, сел и попросил:
— Саша, будь добра, позови Матрёну Ильиничну.
Я сходила за няней, Мотя вошла следом за мной, вытирая руки о передник, встревоженная уже одним нашим с адвокатом видом.
— Матрёна Ильинична, — обратился к ней Илья Петрович, — есть ли у вас фотографическая карточка Александры Николаевны?
Мотя замерла, обдумывая.
— А зачем? — с подозрением покосилась на мужчину.
— Для того чтобы доказать в суде, что Александра не мошенница и та, за кого себя выдаёт, — коротко ответил тот.
— Есть одна. Они там с маменькой вместе… Там тебе семнадцать, — обернулась она ко мне. — Обождите чуток, сейчас принесу.
Няня вернулась вскоре. Протянула Громову небольшой прямоугольник в тонкой картонной рамке. Он взял его осторожно, повернул к свету из окна. Я подошла поближе и впервые чётко увидела лицо мамы Александры. Ранее меня посещали лишь смутные образы, почему так я не знала.
С фотокарточки на меня смотрела женщина лет тридцати восьми с тёмными гладко зачёсанными назад волосами, открытый высокий лоб и правильные черты лица. Точно разобрать цвет глаз не представлялось возможным, но я уже вспомнила, какими они у неё были — голубыми, как летнее небо. Наталья Оболенская держалась прямо, руки сложены на коленях. Я сидела рядом с ней и скромно смотрела в объектив.
— Как же вы похожи с матушкой, — довольно цокнул языком Громов, убирая карточку во внутренний карман пиджака. — Спасибо, Матрёна Ильинична, выручили.
Мотя кивнула и негромко попросила:
— Только верните, Илья Петрович, то память о барыне моей, с годами многое забывается, а я хочу помнить…
— Не волнуйтесь, всё верну в целости, — кивнул старый адвокат, поднимаясь. Коротко с нами простившись, пошёл за своими вещами.
— Чтой-то будет, Сашенька? — спросила Мотя, заглядывая мне в глаза.
— Очень надеюсь, ничего страшного, — вздохнула я. — Поди, пожалуйста, проследи, чтобы Фома Акимыч запер все двери и ставни. Отныне станем осторожничать пуще прежнего.
* * *
Два дня спустя Серебряков вдруг прислал с посыльным пожелание: на нижнем этаже потолки должны быть не менее четырёх аршин, «чтоб не давило». Я, стараясь не раздражаться, снова села за складской план. Пришлось ещё раз проверить существующую высоту помещений, заново прикинуть, как увязать купеческую прихоть с уже имеющимися стенами и перекрытиями. В одном месте слегка сдвинула внутреннюю перегородку, в другом пересмотрела устройство межэтажного перекрытия, чтобы не отнять лишнего у верхнего этажа.
Работа сама по себе была не особенно трудна, но требовала осторожности: когда приспосабливаешь старый склад под жильё, достаточно одной небрежной перемены, чтобы испортить и удобство, и весь внутренний лад.
Свет из окна падал косо, золотил край линейки, остро оттачивал тушёвку на разрезе. Я как раз сводила воедино последние цифры, когда послышались приближающиеся к кабинету шаги сразу нескольких человек.
В дверь постучали.
— Да?
Евдокия, заглянув, оповестила:
— Александра Николаевна, Борис Елизарыч к вам.
— Проси.
Дуняша посторонилась, пропуская вперёд инженера. Мужчина выглядел хорошо, от мороза у него порозовели щёки, на воротнике пальто лежали мелкие капли растаявшего инея. Поздоровавшись, он тотчас перевёл взгляд на мой стол. Я невольно усмехнулась про себя: ещё не успел снять перчатки, а уже зацепился за работу.
— Позволите? — спросил он, кивая на листы.
— Да, конечно. Прошу.
Мужчина снял пальто, аккуратно повесил его на спинку стула и склонился над чертежами. Я не мешала ему. Сходила на кухню, попросила Дуняшу принести нам чаю и баранок. Вернувшись, села за стол и, сложив руки на коленях, смотрела, как инженер, щурясь, изучает всё досконально. Я с интересом наблюдала за ходом его мысли, ясно отражавшимся на его лице с крупными чертами. Видела, как он оценивает мою работу: вот автор щегольнул красивостью, а тут поленился, там схитрил, а здесь, напротив, доработал честно.
— Гм, — произнёс наконец Борис Елизарович.
Это «гм» могло значить всё что угодно, от снисходительного «пустое» до искреннего «неплохо». Он перевернул следующий лист.
— Отчего прибавила высоту нижнего этажа?
— Серебряков пожелал.
— Ясно. И не просто прибавила, а стены не перегрузила. Это хорошо. — Он постучал ногтем по плану. — Хозяйственный ход оставила там же?
— Да, там ему и место, зачем менять?
— Да, незачем, — кивнул. — А лестницу отвела к торцу. Умно. Хозяйственные ходы не перемешаются с жилыми.
Выпрямился, взял очки за дужку, снял, протёр платком.
— Работа крепкая, Александра Николаевна.
— Смета ещё не сведена, — покачала головой я.
— Смета — дело второе. Главное, что мысль верная, — собеседник снова посмотрел на листы с профессиональным удовольствием. — Да, крепкая работа.
От этой похвалы я, как ни удивительно, почувствовала детскую радость. Вероятно, потому, что такие люди не разбрасывались добрым словом.
— А ведь я не только за этим нынче пришёл.
— Догадываюсь за чем ещё, — улыбнулась я.
— Андрей Львович всё ещё желает с тобой побеседовать. Ежели уж что-нибудь его зацепит, то не отступится, покуда не доберётся до сути.
— Что же, я ведь обещала, что увижусь с ним, как вернусь из Москвы. Не будем оттягивать знакомство. Но у меня к вам просьба, Борис Елизарович… Представьте меня ему как Елену Никитичну Лебедеву.
— Будь по-твоему, — легко согласился собеседник.
После снятия диагноза я чувствовала себя увереннее, но следует прислушаться к совету Ильи Петровича и таиться как можно дольше.
— Когда за тобой заехать? — деловито уточнил Звонарёв.
— На сегодня работу я закончила, так что могу отправиться к Ратманову хоть сейчас, — пожала плечами я.
— Что ж, коли так, собирайся.
* * *
Дорога заняла не так уж много времени. Могли дойти и пешком, но уже вечерело, небо было затянуто облаками, дул холодный ветер. Лужи уже схватились тонкой коркой льда, хрустевшего под ногами. Мы сели в конку и покатили на Сергиевскую. По пути Звонарёв, будто бы между прочим, сказал:
— Предупреждаю заранее: Андрей Львович — человек необходительный.
— Это я уже поняла по вашим рассказам.
— И говорит иной раз так, будто собеседника желает нарочно задеть.
— А на самом деле задеть желает? — усмехнулась я, вскинув брови.
— Не всегда, — губы собеседника дрогнули в ответной улыбке. — Чаще просто не считает нужным смягчать мысль.
— Тем лучше, — заметила я. — С прямыми людьми всегда проще.
— До известной степени, — хмыкнул Борис Елизарович.
Дом, в котором обитал Ратманов, был непримечательным. Подъезд встретил запахами угля и кошек. На площадке второго этажа на верёвке висели детские чулки; этажом выше из приотворённой двери на нас дохнуло кислыми щами.
Андрей Львович открыл дверь сам. В домашнем тёмном пиджаке, застёгнутом на две пуговицы и простых штанах. В руках мужчина держал карандаш, и при взгляде на Звонарёва его хмурое лицо стало ещё мрачнее.
— Чего это ты взял за привычку являться ко мне незваным? — пробухтел он, но всё же посторонился, пропуская нас в квартиру.
Комната, куда он нас провёл, была устроена не по правилам уютной жизни. Тут царил хаос: на одном столике громоздились журналы с вложенными меж страниц клочками бумаги; у стены стоял широкий шкаф, дверца которого закрывалась не до конца из-за набитых папок; на широком столе у окна навалены исписанные листы, коробка с мелом, тяжёлое пресс-папье и бронзовая чернильница. На старое кресло, стоявшее у печи, был небрежно брошен клетчатый плед. И везде, куда ни кинь взор, стопками лежали книги.
Ратманов указал нам на узкий диван:
— Садитесь.
Сам остался стоять, привалившись бедром к столу. Звонарёв, видно, бывал здесь не раз и без колебаний уселся, куда было сказано, я устроилась следом за ним. Хозяин дома некоторое время молчал, разглядывая меня.
— Елена Никитична, позвольте представить вам моего старого друга, Андрея Львовича, — улыбнулся Борис Елизарович.
— Ваша работа, сударыня, — перебил его Ратманов, — мне весьма и весьма любопытна. Видя вас сейчас, я даже как-то сомневаюсь, а своим ли умом вы до такого додумались? Уж больно юны…
— Не возраст возвышает человека над землёй, — спокойно отозвалась я. — И ума мне не занимать.
— Не обижайтесь, Елена Никитична, — он зачем-то взял лист бумаги, качнул им в воздухе. — Архитектурная часть у вас хороша, спору нет. Планировка разумная, движение людей продумано, пропорции не хромают. Но меня занимает не это. Борис Елизарович, можно чертёж Елены Никитичны?
Звонарёв вынул из своей папки требуемое и протянул Ратманову.
— Здесь видна рука человека понимающего, где конструкция терпит, а где сдаётся. Где сжатие, растяжение и слабое место. А сие, позвольте заметить, уже несколько иное ремесло.
Я встретилась с его пытливым взором.
— Полагаете, инженер и конструктор — не одно?
— Не одно, — тотчас среагировал Ратманов. — Хотя один без другого иной раз и шага ступить не способен. Инженер может вести дело широко: дорога, мост, водопровод, машина, постройка. Конструктор же копается глубже: в самой природе сопротивления материала, в работе узла, в расчёте. Один скажет: «Надобно построить». Другой спросит: «На чём именно это будет держаться, чтобы не рухнуло?» Лучший случай, когда оба качества сходятся в одном человеке. Но случается это нечасто. Ох, как нечасто.
— Следовательно, — не сдержала веселья я, — вы желаете знать, откуда у меня замашки редкого зверя?
Уголок его рта дрогнул в улыбке, краем глаза я заметила, как Звонарёв, вскинув брови, изумлённо покосился на друга.
— Именно.
Я чинно сложила руки на коленях.
— Андрей Львович, от природы я человек до крайности увлекающийся. Когда какая-нибудь вещь меня занимает, я не умею довольствоваться верхушкой. Мне надобно добраться до корня. Так было и с постройками. Поначалу меня занимала форма, общий строй, удобство, красота. Потом стало мало. Захотелось понять, отчего одно стоит столетиями, а другое даёт трещину через три года. Почему арка держит, а балка сдаёт, отчего кирпич в сырости ведёт себя так, а железо эдак. Ну а дальше — одно тянет за собою другое… Всё просто.
Ратманов слушал, недоверчиво сощурясь.
— Стало быть, самоучка?
— В какой-то степени, — отзеркалила я.
— До опасной степени, — сухо бросил он. — А ещё вы, Елена Никитична, крайне дерзкая молодая особа, не боящаяся глядеть мне в глаза.
— Вы совсем не страшный, — пожала плечами я.
Ратманов, фыркнув на мою фразу, опёрся ладонью о стол:
— Хорошо. Хотите сказать, что не просто придумали железоцемент, а составили формулу?
— Составила, — кивнула я. — И поделюсь с вами ею, но при одном условии…
В комнате сделалось тихо.
Ратманов приподнял кустистые брови, глаза сверкнули любопытством:
— Вот как? И что за условие?
— Мы втроём съездим к строящемуся мосту… У Смольного…

Глава 19

Трактир на Второй линии назывался «У Карпыча». Хозяин был широкоплечий с рыжими усами, должно быть, и давшими имя вывеске. Громов снимал здесь угловую комнату на первом этаже: окно выходило не на улицу, а в узкий переулок, что, по всей видимости, его вполне устраивало.
Я пришла в половине второго, в тулупе Тихона, подпоясанном потуже, и низко надвинутом картузе. В трактирном зале ещё тянулся обед: у стойки сидели два мужика с кружками в широких ладонях, в углу тощий старик читал газету, не торопясь перелистывая страницы скрученными артритом пальцами. Пахло традиционно кислыми щами, жареным луком, мясом и свежеиспечённым хлебом. Я прошла к адвокату и постучала в дверь. Громов открыл почти сразу, видно, ждал меня. Окинул быстрым взглядом, молча посторонился:
— Заходи. Сейчас поесть принесут. Тебя дожидался.
От него тянуло перегаром, однако не так сильно, как когда-то на Болотной. Я прищурилась и посмотрела на адвоката с немым осуждением. Илья Петрович виновато развёл руками, кашлянул в кулак и, стушевавшись, пробормотал:
— Ночью не спалось. Принял двести граммов для сна, и только. Честное слово… Да и то впервые за долгое время.
— Ясно, — вздохнула я, прошла вперёд и села на стул.
Комната у него была небольшая, но опрятная. Стол у окна, два стула, широкая лежанка, умывальник в углу. На столе лежала раскрытая папка, рядом с ней чернильница и огрызок карандаша. На гвозде у двери висел канареечный пиджак.
Трактирный мальчишка явился скоро. Поставил на стол два горшочка гречневой каши с топлёным маслом, блюдце солёных рыжиков, ломтями нарезанный чёрный хлеб и чай — по стакану в подстаканнике. Получил копейку и исчез, сверкнув на меня тёмными глазами, полными любопытства.
Громов подвинул ко мне один горшочек:
— Поедим сначала.
— Илья Петрович, я не обедать пришла…
— Ешь. Десять минут ничего не решат.
В комнате было прохладно и я не стала снимать тулуп, только стянула картуз, и, вздохнув, всё же взяла ложку. Каша была вкусная и ароматная. Громов ел молча, изредка поглядывая в окно.
Когда гречка была съедена и я потянулась к чаю, он, наконец, заговорил:
— Вчера получил весточку от человека в канцелярии. У Горчакова забурлило, и крепко. Он подал прокурору Санкт-Петербургского окружного суда особое заявление о возбуждении уголовного преследования. Обвинение в самозванстве и мошенничестве.
— Ожидаемый шаг, — усмехнулась я и сделала глоток.
— Именно, — Громов, положив руки на стол, сцепил пальцы в замок, — и расчёт у него простой: покуда над личностью просительницы висит уголовное подозрение, гражданское дело можно задержать, заставить суд осторожничать.
— Когда слушание?
— Первое слушание по ходатайству об отмене попечительства назначено на четырнадцатое декабря, в десять утра. Это через пять дней. Гражданское отделение Петербургского окружного суда на Литейном.
Я задумчиво кивнула.
— Понятно.
— А теперь основная причина, по которой я тебя позвал, — собеседник посмотрел на меня в упор. — До слушания тебе нельзя оставаться на Тринадцатой. Уезжай вместе с Дуняшей за город.
— Всё настолько худо? — поморщилась я.
— Хуже, чем тебе думается, — Илья Петрович отхлебнул чаю. — Люди Горчакова уже шевелятся по городу. Мне это известно точно. Меня уже нашли. Пока наблюдают и не трогают. А вот если отыщут тебя и Дуняшу… До суда вы не доживёте.
— Куда именно нам ехать? — не стала спорить я, прекрасно понимая, что князь церемониться не станет.
— Вот этого я знать не должен. И никто в твоём доме. Скажи домочадцам, что отбываешь по делу, чтобы не тревожились. Мои ребята уже прибыли?
— Охранники? Нет ещё, что-то задерживаются, — недовольно поджала губы я.
— Значит, всё ещё на задании. Явятся. Подождёшь их ещё два дня, после чего уезжай без них.
— Хорошо… Илья Петрович, а нельзя ли мне достать револьвер?
— Револьвер тебе не помощник, Сашенька. Пока он в кармане, то лишняя беда. А как пальнёшь, будет беда вдвойне. Если его при тебе найдут, Горчаков тотчас ухватится за это обеими руками. Скажет: вот, извольте видеть, не тихая просительница, а особа тёмная, опасная, Бог знает что замышлявшая, с головой явно не дружит, точно душевнобольная, разве ж благородная девица позволит себе вести себя подобным образом? И полиция охотно ему подпоёт. Нет, Саша, оружие при тебе нынче — не защита, а лишний довод против тебя.
Я с грустью вздохнула:
— Понятно…
— Далее… Ты явишься на слушание, конечно же, как Александра Оболенская. В приличном женском платье, с волосами как должно, без этих твоих картузов, усов и прочего балагана. Переоденешься где-нибудь, а я буду ждать тебя у входа в здание суда.
— Илья Петрович, а поедемте вместе со мной, — не скрывая переживаний, предложила я.
— Нет, не могу.
— Почему? — приподняла брови я.
— Потому что моё имя уже стоит в бумагах. Я нужен в городе для суда и переписки, чтобы у противной стороны не было повода кричать, будто мы скрываемся. Если я исчезну теперь, Горчаков тотчас ухватится за это и станет просить отложения. Нанять второго поверенного, значит, ввести в дело лишнего человека. А доверять сейчас никому нельзя, — договорив, коротко усмехнулся и с нажимом потёр переносицу. — И вообще обо мне не тревожься. Я себе тоже нанял охрану.
— Вот как?
— Вот так.
Это меня не успокоило, но спорить я не стала.
— Я доведу твоё дело, Сашенька, до конца.
— Ясно… И тем не менее, будьте осторожны и не пейте, пожалуйста, — выдержала паузу, глядя в чёрные глаза адвоката. — Итак, у меня два дня, чтобы успеть завершить дела и подобрать место, где мы с Евдокией скроемся.
— Какие-такие дела? — опешил Громов. — Проект для Серебрякова ты же вроде как закончила?
— Да, закончила. Но осталось ещё кое-что важное. Нам с Ратмановым и Звонарёвым надобно наведаться к мосту у Смольного.
— Может, мост подождёт? После суда займёмся.
— Не уверена, что так будет правильно, — покачала головой я. — Высок шанс, что будет поздно. Горчаков уже нервничает, вероятно, постарается прикрыть косяки и со стороны стройки, поэтому я так спешу.
Громов провёл раскрытой ладонью по столешнице, подвигал туда-сюда пустой горшочек.
— Ладно, тока ходи в мужском, — проворчал он. — Четырнадцатого, без четверти десять, я буду ждать тебя на Литейном, четыре.
— Хорошо, — деловито кивнула я и встала. Надела картуз, застегнула тулуп. — Илья Петрович.
— Ну?
— Берегите себя.
— Я стар, а не глуп, мозги ещё не все пропил, так что не волнуйся обо мне зазря, — буркнул он. — Ступай.
Я взялась за ручку двери, когда он добавил, не оборачиваясь:
— И Дуняшу зазря не пугай. Скажи ей только то, что так необходимо.
— Скажу.
На улице ледяной ветер ударил в лицо так, что щёки будто огнём обожгло. Я надвинула картуз глубже, подняла ворот тулупа повыше и пошла на Тринадцатую.
* * *
Они явились на следующий день после встречи с Громовым.
Дуняша что-то спросила у посетителей, и ей ответили двое: один коротко, другой молвил обстоятельнее, с добродушными нотками в басовитом голосе. Я поставила кружку и вышла к ним навстречу.
Мужчины стояли в приёмной, оба ещё в верхней одежде, рядом с собой они поставили по небольшой сумке, явно с вещами. Пришедшие были до того разные, что Фома Акимыч, выглянув из кухни, так и замер с половником в руке.
Первый был невысок и жилист, будто туго скрученный из проволоки и сыромятного ремня. Лицо у него было узким, с выдающимися скулами и глазами, чуть вытянутыми к вискам; в чертах угадывалась азиатская кровь. Чёрные волосы, жёсткие на вид, гладко зачёсаны назад. Он стоял неподвижно, не сутулясь, не переступая с ноги на ногу, и, не мигая, смотрел прямо на меня. От его пристального внимания по моим рукам невольно пробежали колкие мурашки. Такой человек, подумалось мне, не станет ни грозить, ни шуметь; ежели понадобится, просто свернёт шею, и глазом не моргнёт.
Второй же был куда крупнее и занял собой чуть ли не весь дверной проём. Высокий, плечистый, светловолосый, с ясными голубыми глазами и открытым лицом, точно богатырь с лубочной картинки. Руки у него были под стать: крепкие запястья, широкие ладони. Мне бы не хотелось испытать на себе ту силу, что в них отчётливо читалась. Пока Дуняша им что-то говорила, блондин успел оглядеть стены, белёный потолок, столы, и задержался взором на не так давно поменянной половице. Цепкий взгляд, совсем не вяжущийся с добродушной физиономией.
— Пришли по слову Ильи Петровича, — ответил светловолосый Евдокие, снимая шапку. — Конструкторы мы. Сказали, нас тут ждут.
Тёмный отрывисто кивнул.
— Припозднились вы что-то, — шагнула я вперёд.
Фома Акимыч, отмерев, многозначительно кашлянул и скрылся на кухне.
— Следуйте за мной, — и повела их к себе в кабинет.
Мужчины, сев на стулья, вопросительно на меня посмотрели.
— Как вас звать? — первым делом спросила я.
— Антон Орлов, — ответил светловолосый.
— Макар, — коротко выдал второй.
— Просто Макар?
— Макар Еникеев.
— Отлично. А я Елена Никитична. Итак, вчера планы были одними, сегодня стали другими. Антон, для всех ты — конструктор, нанятый в помощь по чертёжному делу. Сидишь за столом в приёмной, перебираешь бумаги, то есть производишь впечатление человека, занятого полезной работой. Принимаешь заказы, записываешь имя и что требуется сделать.
— Это я смогу, — кивнул светловолосый с самым серьёзным видом.
Макар молчал, только взгляд его цепко пробежался по обстановке в помещении, остановился на разложенных передо мной бумагах, затем снова на моём лице.
— Но на деле, — продолжила я, — твоя забота другая. Твоя задача стать защитником Степаниды Кузьминичны, Фомы Акимыча и Матрёны Ильиничны.
— Сделаю, — кивнул он.
— А если дойдёт до худого…
— Вы имеете в виду до трупа? — буднично уточнил мужчина.
— Да… В этом случае мертвеца никто не должен связать с тобой, — говорить такое было не очень приятно, но Горчаков давно переступил черту и от него можно было ожидать всё, что угодно.
— Не волнуйтесь об этом, — лёгкая улыбка исчезла с простодушного лица, голубые глаза сверкнули сталью.
— Хорошо, что мы поняли друг друга, — кивнула я и посмотрела на чернявого: — Макар, ты будешь защищать меня и Евдокию, сопровождать нас везде.
— Как скажете, — отрывисто ответил Еникеев.
— Отлично. Дальше… Мне нужны ещё ребята, такие, как вы. Назовите только цену.
Мужчины обменялись быстрыми взглядами, после чего Антон уточнил:
— Сколько человек?
— Ещё двое, один будет приставлен к Громову, другой станет следить за князем Горчаковым и докладывать Илье Петровичу.
— По двадцать рублей в месяц на брата, — тут же назвал цену богатырь.
— Жильё и стол они обеспечивают себе сами, — быстро вставила я, — у меня тут не должно быть лишних людей.
— Добро. За особые поручения — уговор иной. Ждите людей через два дня.
— Так же, как вас? — не смогла не уколоть я.
— Дела задержали, за что просим прощения, — не отреагировав, спокойно ответил Антон. — Ребята прибудут вовремя.
Тут за дверью послышались торопливые шаги, и в кабинет осторожно вошла Дуняша.
— Елена Никитична… Я это… спросить хотела, чай вам сюда подать али в приёмную?
Сказала она это, глядя не на меня, а на богатыря, затем быстро отвела от него глаза, заалев щеками.
— Сейчас придём на кухню, — ответила я.
— Хорошо.
Антон же, обернувшись к ней, открыто улыбнулся, от чего девчонка окончательно растерялась, пробормотала что-то невнятное и бросилась на выход, едва не врезавшись в дверной косяк.
— Болезная? — спросил блондин, слегка нахмурившись.
— Нет, — сухо ответила я. — Просто молодая. А вы, Антон, слишком уж заметны.
— Это уж Господь так вылепил, — развёл он руками, широко улыбаясь.
Макар бросил на друга взгляд и тот вмиг посерьёзнел.
— Ну, — встала я, — ступайте обживаться. Потом приходите на кухню, поедим.
Парни тоже поднялись и двинулись к двери.
* * *
Утром следующего дня к нам явился Васька аккурат к завтраку. Зашёл так, будто он тут жил. Вошёл следом за Фомой Акимычем, и, буркнув что-то вроде приветствия, устроился на лавке с краю. Из-за крепкого и злого мороза снаружи у мальчишки покраснели уши и кончик носа. Из-под кривой чёлки на нас смотрели глаза человека, привыкшего ко всему и ко всем относиться с двойной настороженностью.
Мотя поставила перед ним миску пшённой каши на молоке, с жёлтым масляным глазком посередине, подле положила ломоть ржаного хлеба. Васька сперва повёл носом, затем схватил ложку и принялся за угощение, ел жадно, но при этом не как поросёнок. Я сидела напротив, пила чай и невольно за ним наблюдала. Дуняша тихонько гремела посудой, Степанида что-то выговаривала Фоме Акимычу насчёт чердака, а тот отвечал ей в своей обычной ворчливой манере. От печи тянуло теплом, дома было хорошо и спокойно.
Когда миска опустела, Васька подчистил её коркой хлеба, затем сунул её в рот, вытер губы рукавом и только тогда поднял на меня глаза.
— Ну? — спросил энергично. — Вижу ведь, что не просто так позвали.
— Верно. Дело есть, — кивнула я, стараясь не улыбаться.
Он чуть качнул головой: дескать, слушаю.
— Мне нужны смышлёные мальчишки. Не болтуны и не воришки, а такие, что умеют неприметными ходить по городу, да смотреть в оба. И чтобы ты их знал сам, а не с чьих-то слов.
Василий не торопился отвечать. Подцепил ногтем засохшую каплю каши на краю миски, растёр между пальцами.
— Сколько надобно?
— Думаю, четверых хватит. Ты пятый, будешь за главного.
— Значица, следить за кем-то будем?
— Да. И давать знать, ежели что неладно.
— За кем?
— За Громовым Ильёй Петровичем.
— С тростью и хромает? — прищурился мальчонка.
— Он самый, — хмыкнула я довольно. — Сейчас живёт в трактире через две улицы. И за нашим домом. Докладывать о подозрительных лицах дяде Антону, — кивнула на сидевшего у печи Орлова. — Всегда ходите по двое, — с нажимом добавила я.
Васька шмыгнул носом, прищурился.
— Это и без вас ясно. Ежели всё время одни и те же морды на углу торчать будут, их дворник враз заприметит. Меняться будем.
Его фраза позабавила.
— Уже знаешь, кого возьмёшь?
— Знаю. Гришку Косого… он, правда, не косой, а щурится. Петьку с Седьмой линии, глазастый, собака. Мишку-рыжего, тот языком попусту не мелет. И Федьку, сапожникова сына, с виду тихий, а шныряет ловчее крысы.
— За всех ручаешься?
— За всех, — отрезал он и тут же спросил: — А плата какая? — вот теперь напротив сидел маленький делец, знающий цену зимнему ветру и пустому брюху.
— Сорок пять копеек в неделю, — ответила я.
Он фыркнул и дёрнул плечом:
— Сорок пять — это за кошкой по двору бегать. А вы, барыня, хотите, чтоб мы по улицам мёрзли, на глаза лишний раз не лезли. Ещё и башкой за всё отвечали. Рубль.
— Рубль тебе жирно, — покачала я головой.
— А коли дворник погонит? Вдруг кто-то из господских людей приметит да по шее даст? — он смотрел уже не дерзко, а жёстко. — Это не пустяки.
С последним спорить было трудно.
— Шестьдесят, — подняла я. — И ежели весть важную принесёшь вовремя, отдельно награжу.
— А отдельно — это сколько? — вскинулся тотчас Васька.
— Поверь, не обижу.
Он поскрёб затылок, размышляя.
— Ладно-о, пускай шестьдесят.
Я достала кошелёк, отсчитала полтинник и гривенник и положила на стол.
— За первую неделю вперёд. Только не спусти всё в чайной.
— Да я ж не шальной какой, — притворно обиделся мальчишка и мигом сгреб деньги. — У меня каждая копейка знает, где ей лежать.
— Вот и славно. А теперь слушай внимательно. Сюда приходишь только сам. Никого вместо себя не шлёшь, разве уж совсем крайний случай. И не геройствовать. Мне нужны острые глаза и быстрые ноги.
Васька широко ухмыльнулся.
— А я-то думал, скажете: «дерись насмерть», коли кто к старику со спины подберётся.
— Ни в коем случае.
Мальчик поднялся, прошёл к двери, взял с лавки у стены свой коротенький тулуп, споро надел, нахлобучил шапку.
— Когда начинать?
— Сегодня же приставь глаза к Громову. А за домом начните присмотр завтра с утра.
— Добро.
— Вася, — окликнула я его.
Он обернулся, вопросительно вскинув брови.
— По двое. Всегда.
— Да понял я, — буркнул он, — не малый, — и исчез в сенях. Через мгновение хлопнула наружная дверь, следом мы услышали, как он уже во дворе что-то крикнул кому-то звонким, задорным голосом.
Мотя вернулась с охапкой дров, остановилась у стола и посмотрела на пустую плошку, где было брусничное варенье, которую Васька, оказывается, успел опростать между делом.
— Этот пострелёнок что же, всё варенье слопал?
— И что с того? — улыбнулась я.
— Гляди у меня, Сашенька, как бы твои разведчики полдома не съели, — проворчала няня, складывая дрова у печи.
Я не удержалась и рассмеялась:
— Полдома не съедят, только кашу и варенье.
— А там, смотришь, и до мясных пирогов доберутся, — поджала губы Степанида, но в голосе её не было настоящего недовольства, так, поворчала для вида.
Я же взяла со стола свою кружку с остывшим чаем, чувствуя на себе пристальные взоры охранников. И вдруг подумала, до чего странно всё обернулось: ещё недавно я с больной Дуняшей пробиралась по городу, боясь каждой тени, а теперь сама расставляю по улицам маленькую сторожевую сеть из простых мальчишек. Вот вроде бы и невеликая сила, но на один дом и одного адвоката её пока хватит.
* * *
Ратманов вышел на крыльцо в ту самую минуту, когда мы со Звонарёвым подошли к ступенькам. Посмотрел на меня и сдавленно крякнул.
— Это что же такое, Борис Елизарович? — негромко уточнил он, не сводя с меня глаз.
— Так надобно, Андрей Львович, — невозмутимо ответил Звонарёв. — Моему, к-хм, племяннику Никите лучше в таком виде быть.
Андрей Львович смерил меня ещё раз недоумевающим взором, дёрнул плечом и буркнул:
— Что ж, смотришься, как настоящий пацан. Могли бы и заранее предупредить, чтобы я вот так глаза не пучил. На усы твои особливо.
— Не пучьте, а то могут и отлететь, — не удержалась я.
Уголок его рта дрогнул в улыбке.
До набережной шли молча. Декабрьский вечер накрыл город быстро, и не так давно светло-серое небо вдруг сделалось тёмно-свинцовым. Фонари горели мутными жёлтыми кругами. Под ногами поскрипывал мелкий снег, с реки тянуло пронизывающим холодом. Ратманов шагал широко, держа руки в карманах. Звонарёв пристроился рядом со мной слева, как бы ненароком принимая на себя часть ветра.
Стройка открылась не вдруг: сперва показались тёмные сараи у берега, потом высокие штабеля досок и брёвен, затем леса, обнимавшие правый береговой устой, и лишь под конец — сам мост, недостроенный, с пролётами, уходившими в сумеречную мглу над водой. За год Горчаков успел продвинуться дальше, чем мне хотелось бы: развернул площадку, свёз материалы, поднял устой… Отцовский замысел уже читался в силуэте.
Рабочий день давно кончился. На площадке было почти пусто. У дозорной будки нас окликнули. Из-за угла шагнул пожилой караульный в овчинном тулупе. При виде Звонарёва он не удивился, видно, его предупредили. Борис Елизарович поздоровался с ним по имени, сунул в ладонь монетку, блеснувшую серебром и негромко сказал, что «господам инженерам надобно взглянуть на устой перед завтрашним днём». Сторож поворчал для порядка, ещё раз на нас покосился, и всё же посторонился.
— Только недолго, — буркнул он. — Ежели десятник нагрянет, я вас не видывал.
Мы осторожно прошли вперёд и остановились у крайнего устоя. Я шагнула ещё ближе, встала так, чтобы косой свет фонаря лёг на кладку. Присела на корточки и несколько мгновений пристально в неё всматривалась. Трещина шла не по поверхности, не мелкой сеткой усадки, какой иной раз покрывается свежая кладка, а поднималась от нижней части вверх, вдоль растворного шва, уже чуть разошедшаяся посредине.
— Борис Елизарович, — негромко позвала я.
Звонарёв подошёл, вынул перочинный нож и осторожно провёл лезвием по краю. Раствор под ножом крошился легко…
— Однако… — пробормотал он, насупившись.
— Нехорошо, да, — согласилась я. — Совсем нехорошо.
Ратманов молча опустился рядом с нами. Коснулся кладки, растёр между подушечками пальцев серую крошку и выдал без колебаний:
— Раствор дрянной.
— Да, — кивнула я. — Или цемент не тот, или извести переложили, а скорее, намешали всего разом. Посмотрите, как он ведёт себя по краю.
— Именно, — крякнул Андрей Львович, — устой ещё не принял настоящей работы, а кладка уже пошла, — и одним движением резко выпрямился.
— Будь это стенка при амбаре, можно было бы ругнуться и забыть, — покачал головой Звонарёв. — Но тут устой принимает нагрузку, держит берег и передаёт на основание всю тяжесть пролёта. Если он уже даёт такую трещину, дальше станет только хуже, — он вновь провёл ножом по кромке шва и мрачно бросил: — А мороз довершит начатое. Вода войдёт, схватится, распрёт ещё шире.
— Думаю, сверху замажут, чтобы не бросалось в глаза, — тихо выдохнула я, — затрут и побелят, а трещина останется внутри.
Мы двинулись дальше вдоль берега, погружённые в тяжёлые думы. Под ногами глухо поскрипывал временный настил. Я задержалась у штабеля металлических балок. Часть ещё лежала в заводской смазке, часть уже была очищена. На ребре ближайшей темнели пятна, и цвет металла показался мне нехорошим.
— Дайте, пожалуйста, нож, — попросила я Бориса Елизаровича. Мужчина молча вложил мне в ладонь свой нож и я с усилием соскребла небольшой заусенец с кромки. Стружка пошла не завитком, а крошевом.
— Видите?
Спутники обступили меня с двух сторон. Ратманов взял стружку с моей ладони, раздавил между пальцами.
— Хрупкая, — сделал вывод он.
— Да. Летом такой металл ещё может казаться приличным. А на морозе под ударной нагрузкой…
— Хладноломок, — закончил за меня Звонарёв.
— Таки да. Похоже на железо с лишним фосфором. Хорошая сталь так себя не ведёт.
Андрей Львович гневно раздул ноздри.
— По бумагам здесь что должно быть?
— Первый сорт железа, — ответил Звонарёв. — Для такого дела иного быть не может.
— А положили дрянь…
Некоторое время мы молчали. Внизу тихо плескалась Нева. Мимо прошёл буксир, его огонёк дрогнул и вытянулся в воде тонкой чёрно-золотой полосой.
— Имеем скверный устой и сомнительный металл, — подытожил Звонарёв.
— И то и другое на казённой стройке, — добавил Ратманов. — Будь тут одно из двух, я бы ещё сказал: недогляд, подрядчик-собака. Но когда одно к одному… Нет. Тут пахнет не просто халатностью.
— Воровством, — отозвалась я. — Горчаков не боится, он всё рассчитал. Как только мост будет завершён и деньги окончательно осядут в его кармане…
— В Европу подастся, — мрачно пробормотал Андрей Львович. — И будет жить припеваючи на украденные деньги.
Помолчали немного.
— По смете одно, в деле другое. Разницу берут деньгами. А ежели ещё и надзорщик не слеп, а в доле, всё сойдёт гладко… до первой беды.
— А первая беда, — тихо заметил Звонарёв, — случится с людьми.
Я перевела дыхание.
— Значит, нам нужны образец раствора из трещины, срезы с балки… И заключение человека, чьё имя нельзя будет отмести чиновничьим пожатием плеч… Ваше, Андрей Львович.

Глава 20

Макар выполнил мою просьбу в тот же день. Через пару часов вернулся с книгами, перевязанными бечёвкой. Молча прошёл ко мне в кабинет и водрузил стопку на стол, рядом положил сдачу, и, кивнув, вышел. Я же не поленилась, пересчитала монеты, и всё до копейки сошлось.
Пять томов в казённых зелёных переплётах: десятый том Свода законов по гражданскому праву, пятнадцатый по уголовному, две книги по судопроизводству и тонкая брошюра в серой обложке — судебные уставы шестьдесят четвёртого года. Я раскрыла её первой, пробежала глазами страницу, провела ладонью по шероховатой бумаге и задумчиво посмотрела в окно. До суда осталось всего пять дней, в течение которых я твёрдо вознамерилась изучить как можно больше законов, чтобы понимать хоть что-то во время процесса.
Письмо Громову написала той же ночью, когда все домочадцы уже спали, кроме двух охранников, конечно. Перо поскрипывало в тишине, лампа тихо успокаивающе шипела. Я думала, что выйдет коротко, по делу, но получилось, как водится, иначе.
'Илья Петрович, это очень важно, на кону ваша жизнь. Горчаков знает о вашей пагубной привычке, потому может подмешать что-нибудь вам в водку. Меня не покидает ощущение, что князь считает именно вас самой большой и опасной проблемой. Посему прошу: не берите ничего из рук, которым не доверяете всецело, включая трактирных мальчишек, соседей по лестнице и случайно разговорившихся доброхотов.
Второе. Ваш сын Пётр… Предупредите его, отпишите в Москву, пусть будет осторожен, он — ваша Ахиллесова пята.
Далее, держите своих телохранителей ближе к себе (но чую, вы покривили душой, и охрану себе не наняли), из трактира сразу в карету. На ночь запирайте дверь на засов.
Если почуете опасность, бегите. Ваша жизнь важна ничуть не менее, чем моя'.
Я перечитала написанное дважды, удовлетворённо кивнув, запечатала конверт, указала адрес трактира и положила письмо на край стола, чтобы утром отдать Акимычу. Погасила лампу и пошла к себе в комнату.
Забылась тяжёлым сном лишь под утро, и привиделся мне зал суда: вот я стою по центру и не могу выговорить собственное имя; заикаюсь и дрожу как банный лист на ветру. На глазах проступают слёзы паники. Сон неожиданно обрывается, и я уже в другом месте: размеренно шагаю по недостроенному пролёту над чёрной водой, доски под ногами крошатся, обламываются и падают в ледяную бездну… Ещё чуть-чуть и я полечу туда же.
Проснулась от стука в дверь.
— Александра Николаевна, — в дверном проёме показалась сонная Дуняша, — вы просили разбудить вас пораньше…
— Да-да, спасибо, — хрипло откликнулась я, с трудом откидывая одеяло. Голова гудела, перед глазами стоял лёгкий туман. Надо бы умыться, чтобы прийти в себя.
Я только закончила заплетать косу, как ко мне с коротким стуком заявилась Мотя. Она встала в дверях, сложив руки под грудью, и молча смотрела, как я скручиваю волосы в тугую шишку и закалываю шпильками.
— Мотя, — позвала я, не оборачиваясь, — не надо.
— Я ничего и не говорю, — откликнулась она.
— Вот и славно.
Она постояла ещё немного, потом всё-таки не выдержала:
— Куда хоть едешь-то?
Я, воткнув последнюю шпильку, обернулась. На лице няни проступил страх, в глазах плескался ужас.
— Мотя, всё будет хорошо, не нужно так тревожиться.
— Да знаю я, знаю, — сердито отмахнулась она. — Но как я могу не волноваться? Ты куда это с Дуняшкой-то, а?.. И парню этому, Макару, я не верю, смурной он какой-то…
Я встала со стула, подошла к ней и, взяв её ладони в свои, крепко сжала.
— Макар — отличный охранник, свою работу знает хорошо. Громов не стал бы нанимать абы кого, сама знаешь, какой наш адвокат скрупулёзный в таких делах человек.
Мотя стиснула мои пальцы в ответ, потом отпустила и, отвернувшись, принялась зачем-то поправлять край покрывала на кровати, хотя оно и без того лежало ровно.
Дуняша ждала меня на кухне, мы быстро позавтракали и прошли в сени. Я отдала запечатанный конверт Фоме Акимычу:
— Передашь в руки Ваське, пусть отнесёт Громову.
— Понял, — кивнул старик.
— И сегодня же, не откладывай.
— Добро, барыня.
Саквояж с книгами был порядочно тяжёлым. Макар взял его из моих рук молча и вышел первым. Мы с Дуняшей двинулись следом.
Снаружи всё ещё царил декабрьский сумрак. Фонари горели бледно-жёлтым. Небо едва-едва начало сереть. С Невы дул промозглый ветер, от которого у меня мгновенно защипало щёки и руки. Под ногами поскрипывал снег с тонкой ледяной коркой поверху, приходилось шагать медленно и осторожно.
На Среднем Еникеев поднял руку, останавливая извозчика. Тот придержал лошадь, покосился на нашу группу и назвал вполне приемлемую цену. Охранник забросил мой саквояж на козлы, помог мне, затем Дуняше влезть в пролётку и сел сам, притиснувшись к краю. Экипаж неспешно тронулся с места.
За кожаным верхом пролётки глухо шумел просыпающийся город: бухнули где-то ворота, прогремела телега по мёрзлой мостовой, дворник матюгнулся, а кто-то и вовсе кинул снег на дорогу прямо под копыта везущей нас лошади, не рассчитав силу. Дуняша держала узел на коленях и с любопытством выглядывала из-за полога.
Переехали через Николаевский мост. Внизу по тёмной воде плыли редкие льдины, сбивавшиеся у берега в неровную кромку. Мы невольно прижались с Евдокией теснее друг к другу, пытаясь согреться от пронизывающего до мозга костей ветра.
На Балтийском вокзале было немноголюдно. Макар снова понёс мой саквояж, опустил на землю у кассы. Я взяла три билета второго класса. Телохранитель замер поодаль, будто бы без интереса разглядывая расписание. Дуняша успела купить у лотошника три пирожка с капустой, после чего мы прошли на перрон, следуя за идущим впереди охранником, который вроде даже по сторонам не смотрел, но я видела — примечает всё, ничто не скрылось от его цепких глаз: кто вышел из лавки, или задержался у угла, кто второй раз попался навстречу, или ненароком замешкался подле нас.
Пассажиров было немного, вагон оказался почти пуст. В дальнем конце у окна дремал господин в меховой шапке, напротив примостилась баба с корзиной, накрытой рогожей. Макар сел ближе к проходу и так, чтобы видеть дверь вагона и окно разом. Саквояж с книгами поставил себе под ноги. Дуняша устроилась у стенки, прижала к себе узел со своими вещами и сразу затихла, молча глазея по сторонам. По лицу её было видно, что ехать поездом ей в новинку: и страшно, и любопытно одновременно.
Поезд тронулся с лязгом и толчком. За окном поплыл перрон, потом пакгаузы и пустыри со штабелями занесённых снегом досок, затем по обе стороны потянулся тёмный лес, припорошённый снегом. Я достала из-за пазухи брошюру с судебными уставами и раскрыла на первой странице.
Вчиталась, поморщилась недовольно, всё же язык был жутко тяжёлый, со множеством оговорок и длинными, как зимняя дорога, пояснениями. Но я терпеливо продиралась через понятия, и через несколько страниц дело пошло легче.
Дуняша, пригревшись, задремала, склонив голову к стенке. Господин в меховой шапке так и не проснулся. Баба с корзиной достала вязание и принялась работать спицами, отстукивая ими мерный ритм. Макар, расслабленно закинув ногу на ногу, глядел в окно. Однако я уже знала, что он глядит не на лес, а на отражение дверей и людей в стекле.
Вернулась к чтению.
Под покачивание вагона и стук колёс, погрузилась в законы этого непростого времени.
Я дважды перечитала статью о порядке освидетельствования при ходатайстве об отмене опеки, вынула карандаш из внутреннего кармана и отметила несколько интересных мест.
Через полчаса, когда заломило в висках, закрыла книжку, откинула голову назад и посидела так неподвижно несколько минут. После убрала брошюру и посмотрела в окно.
Мысли вернулись к старому адвокату. Громов остался в городе один. Да, у него был приставленный к нему охранник, плюс мои мальчишки… И всё же… Горчаков чрезвычайно опасный противник. Если он решит убрать Илью Петровича до слушания, то сделает это. И способ не имел значения, он мог устроить нападение и средь бела дня, и исподтишка, да так, что потом полицейские только руками разведут да плечами пожмут, мол, бывает, несчастный случай.
Я невидящим взором смотрела на мелькающий ельник и пришла к простому выводу: сделано всё, что можно было сделать. Письмо написано, люди расставлены. Остальное от меня не зависит.
В Гатчину приехали около полудня. Нас встретил небольшой вокзал, парочка извозчиков у выхода, площадь, по краям которой лежал снег. Я выбрала возницу постарше, с обветренным лицом и седыми, грустно висящими вниз, усами, и спросила, где здесь можно снять приличные меблированные комнаты, без лишнего любопытства хозяев. Он подумал мгновение и назвал Елизаветинскую улицу, дом Прасковьи Афанасьевны Грачёвой. Сказал, что у неё тихо и постояльцев принимает без расспросов. Последнее мне понравилось больше всего.
До нужного места доехали на его же экипаже. Макар всю дорогу сидел впереди нас, и в оба глаза смотрел за дорогой, пару раз он даже обернулся назад, когда мы свернули с широкой улицы на более узкую.
Дом был двухэтажным, деревянным, на каменном полуподвале, с тёмной от сырости тесовой крышей и крылечком под узким навесом. У калитки стояла занесённая снегом кадка без всякой пользы, а у ступенек темнел старый скребок для сапог. Дом выглядел не богатым, но крепким. Нам открыла невысокая женщина лет пятидесяти, в тёмном платье и фартуке. Вопросительно вскинула брови.
— Доброго дня.
— И вам, — откликнулась я, стараясь говорить потише и пониже, — нам бы, хозяйка, две комнаты. Одну для меня с женой, другую для брата. Найдётся?
— Найдётся. Проходите.
Нас с Евдокией поселили в комнатке с широкой лежанкой, а Макара определили в помещение напротив. Обстановка была максимальной простой, зато чистой. А ещё тут было тепло. Белые занавески на окнах, домотканые половики, изразцовая печь уже натоплена. За окном тихая улочка с редкими фонарями. После Петербурга эта тишина даже настораживала.
Дуняша взялась за свой узелок, Макар поставил мой саквояж у стола, коротко оглядел нашу комнату, проверил окно, дверь и, сказав:
— Запирайтесь на щеколду, — вышел вон.
Я вынула из сумки свои книги, сложила их на подоконнике. Вытащила платье, разгладила, повесила в шкаф.
Стянув картуз, села на кровать и задумчиво посмотрела на Евдокию.
— Александра Николаевна, — заметив мой взгляд, заговорила она, — всё хотела спросить, да момента не было… А как же моё обучение?
— Пойдёшь на следующий поток, — пожала плечами я.
— Так ведь придётся платить вновь, — округлила глаза она.
— Ерунда, не стоящая внимания, — как можно небрежнее отозвалась я, про себя подумав, лишь бы в живых остались, остальное такая мелочь. Всё, что можно решить деньгами — не проблема.
* * *
Интерлюдия
Карета остановилась у трактира в половине шестого.
Егор Лаптев замер в тени подворотни напротив, буквально слившись со стеной, и не сводил глаз с экипажа. Кучер осадил лошадь и спрыгнул с козел. В темноте между домами притихли двое мальчишек. Егор их давно заприметил, впрочем, нужно отдать им должное, сидели пацанята грамотно: не шевелились, не высовывались лишний раз. Одному бы ещё не вытирать так часто нос рукавом тулупчика — и совсем хорошо было бы.
Дверца кареты открылась.
На мостовую, тяжело опираясь на трость, вышел Громов. Постоял мгновение, затем двинулся к трактиру неровным, хромающим шагом. И в то же мгновение Егор увидел, как у ворот соседнего дома шевельнулся дворник.
До этого он, как и положено дворнику, мёл тротуар, вжимая голову в плечи. Теперь же распрямился, как пружина. Простые работяги так не двигаются.
Лаптев мигом подобрался.
Вот «дворник» шагнул вперёд. Правая рука скользнула под полу тулупа…
Лаптев молнией рванул через дорогу, подскочил сбоку к «дворнику», и, прежде чем тот успел среагировать, перехватил его за запястье, вывернул на излом. Нож вылетел из широкой ладони, со звоном покатившись по мёрзлому булыжнику. Егор поднырнул под руку противника и прижал его к стене. Но тот оказался не из пугливых, ужом извернулся из хватки и ударил ногой в колено Егору. Боль прострелила так, что перед глазами Лаптева на мгновение вспыхнули белые круги, и он качнулся. Всего на полсекунды, но того хватило, чтобы «дворник» вывернулся окончательно и, рванувшись назад, метнулся в тёмный переулок.
Егор шагнул было следом, но тут же остановился. Гнаться — значило оставить объект без прикрытия.
Громов за это время даже в лице не изменился. Стоял на том же месте, опираясь на трость, и задумчиво смотрел на тускло поблёскивающий нож, лежавший на мостовой у самого водостока. В итоге, дёрнув плечом, всё же повернулся к Лаптеву, качнул головой, мол, следуй за мной, и, не спеша, направился в трактир.
В комнате Илья Петрович устроился за столом, даже не подумав снять пальто. Прислонил трость к стене и сказал гостю:
— Садись.
Егор сел.
— Как звать?
— Егор Лаптев.
— Кто прислал?
— Антон Орлов.
Адвокат медленно кивнул.
— Орлов… ясно.
Помолчал секунду, не отводя от него пристальных чёрных глаз.
— А Орлову кто велел приставить тебя ко мне?
Егор развёл руками, на что старый адвокат криво усмехнулся, и сам себе ответил:
— Впрочем, я и без того знаю. Елена Никитична, — помолчал. — Ладно, — проговорил вполголоса, откинувшись на спинку стула. Потёр переносицу. — Ладно… Итак, помирать мне покамест не с руки. Спасибо, что уберёг. Как полагаешь, — спросил после короткой паузы, — есть ли смысл нынче же менять жильё?
— Есть.
— И я того же мнения.
Помолчали немного.
— Тогда этой ночью мне надобно уйти отсюда так, чтобы меня не видели ни трактирщик, ни жильцы. Сможешь всё приготовить?
— Смогу.
— Хорошо.
Громов придвинул к себе чистый лист бумаги, взял перо.
— Посиди ещё, обожди. Мне надо записку черкнуть, после снесёшь по адресу.
Егор кивнул и принялся ждать.
Адвокат писал быстро, только один раз замер с пером в воздухе, будто подбирал точное слово. Закончив, присыпал письмо песком, стряхнул лишнее, перечитал и долго сидел, глядя на лист так, словно хотел передумать, но, тряхнув головой, сложил послание в конверт, запечатал, вывел адрес.
— Ступай.
Егор встал, взял конверт и, кивнув на прощание, вышел вон.
* * *
Донесение принесли утром, когда Горчаков только сел завтракать.
Он прочитал раз, затем второй. Опасно прищурившись, посмотрел в окно. Шёл снег крупными хлопьями, укрывая чёрную землю белым покрывалом. Природное спокойствие резко контрастировало с тем, что творилось у него на душе и в мыслях. Всё его нутро клокотало в бессильной злобе, но он старался держать себя в руках.
Андрей Львович Ратманов, профессор Института гражданских инженеров, подал заявление в Технико-инспекторский комитет Министерства путей сообщения. Причина — найденные нарушения при строительстве моста через Неву. Ненадлежащее качество раствора и металл, не соответствующий заявленному сорту.
Горчаков сам взял кофейник и налил себе в чашку.
Ратманов. Он не знал его лично, но слухи доходили: нелюдимый, принципиальный, с репутацией человека неподкупного и запугать сложно, нет родни, соответственно, нет рычагов давления. А ещё его заключения в судах принимали без возражений.
Князь медленно отпил кофе.
Кто привёл Ратманова к мосту? Вот что было важно. Профессора на стройки просто так не ходят. Его позвали, и уже на месте он увидел всё, что надо и не надо.
— Рыбаков! — хрипло крикнул Горчаков, дверь открылась немедленно. — Узнай, кто из чужих в последнюю неделю бывал на стройке у Смольного.
— Понял, Алексей Дмитриевич.
— И Власова ко мне. Сейчас же.
Итак, технико-инспекторский комитет назначит проверку. Это займёт время, где-то неделю, может, даже две. До сдачи моста у него было целых девять месяцев, в течение которых он планировал закрыть явные косяки. Сейчас же у него всего дней десять, чтобы успеть замести следы.
Трещину на устое замазать так, чтобы новый шов не отличался от старого цветом. Это можно сделать за два дня. С балками с плохим металлом будет сложнее. Их много, и они уже в конструкции. Поменять всё не получится, а вот крайние, те, что на виду, заменить на нормальные вполне.
Горчаков постоял у окна ещё минуту. Потом вернулся к столу, взял донесение и аккуратно сжёг его над пепельницей.
К тому моменту, как придёт комиссия, на стройке всё будет в порядке, заявление Ратманова должно превратиться в пустые слова…

Глава 21

Пролётка остановилась на Шпалерной, не доезжая угла с Литейным.
Ратманов ждал у низкой двери в торцовой стене. Дверь была серая, окованная железом, с облупившейся на косяке краской, у порога чернела наледь, истоптанная сапогами. Рядом с Андреем Львовичем стоял незнакомый мне человек лет пятидесяти восьми, может, старше, в форменном пальто с потёртыми пуговицами и в шапке, надвинутой низко на глаза. Лицо у него было такое, что, встретив через час на улице, и не вспомнишь.
— Казаринов Степан Павлович, — представил его Ратманов. — Служит в канцелярии суда третий десяток лет. Добрый знакомый, — моего имени называть не стал.
Казаринов скользнул по мне нечитаемым взглядом: по тулупу и картузу, задержался на усах.
— Идите за мной, проведу так, что никто не узнает, — проговорил он без всяких вступлений. — У главного входа уже стоят. Двое у колонн, третий в вестибюле.
Макар придержал дверь, я вошла сразу за Казариновым, следом шагнул Ратманов, последним мой телохранитель. Внутри пахло сыростью, смесью плесени и извести. Узкий коридор с низким давящим потолком уходил во тьму, в конце которой виднелся слабый свет. Слева тянулись стеллажи с папками и свёртками, перевязанными бечёвкой. Тысячи чужих имён и бед, давно сведённых к бумаге и подшитых в дело. Степан Павлович шёл быстро, не оглядываясь. Подошли к неприметной двери, провожатый отпер её ключом. Дальше наш путь лежал по лестнице. На втором этаже стало намного светлее. Широкий коридор, высокие окна, натёртый до блеска тёмный паркет. Навстречу дважды попались чиновники с папками. Они глянули на нас мельком и прошли мимо, не сказав ни слова.
Казаринов остановился у двери с цифрой «4».
— Это комната для свидетелей и поверенных, смежная с залом. У вас ещё есть время, чтобы подготовиться, — и ушёл, не прощаясь.
Я дёрнула ручку вниз и дверь с тихим скрипом отворилась. Ратманов и Еникеев остались снаружи, я же прошла в небольшую комнату, скромно обставленную: стол, несколько стульев, вешалка, узкое зеркало в тёмной раме.
Более не медля, вынула из сумки платье, встряхнула пару раз, повесила на спинку стула и принялась споро переодеваться: сбросила тулуп и картуз, отклеила усы, вынула шпильки из волос, переплела косу. Сняла рубашку, под который на мне красовался жилет из двойного холста с нашитыми изнутри тонкими железными пластинами.
Мой особый заказ, сделанный за два дня до отъезда в Гатчину. Тяжёлый. Жёсткий. Натиравший подмышками и давивший на рёбра так, что хотелось сорвать его к чёрту и забыть как страшный сон.
Звонарёв со смешком рассказал, как его встретил мастер: тот сперва долго разглядывал рисунок, потом заказчика. И с каждой секундой на его лице всё явственнее читалось желание покрутить пальцем у виска. Но стоило Борису Елизаровичу вынуть серебряную монету, как недоумение мигом уступило место деловитости и он, улыбнувшись, уточнил, какой толщины нужен лист?
Пластины прикрывали грудь, живот и поясницу. Спасёт от смертельного удара ножом, но навряд ли убережёт от пули, впрочем, проверять, как оно будет на практике ни с тем, ни с другим, я не хотела.
Натягивала платье долго, едва слышно чертыхаясь от злобы. Наряд был пошит из тёмно-синего плотного сукна с длинными рукавами, воротник покрывала затейливая вышивка белой нитью. Лаконично и строго. Я застегнула манжеты и подошла к зеркалу.
Оттуда на меня смотрела Александра Оболенская.
Я не сразу её узнала и не потому, что лицо изменилось. Нет. Те же черты, тот же округлый подбородок. Но последние месяцы я, глядя в зеркало, видела в отражении, то Елену Лебедеву, то мальчишку в тулупе.
Поправила ворот. Положила ладонь на живот и почувствовала под пальцами жёсткость пластин.
Вдох-выдох. У меня всё получится. Правда на моей стороне. Но что-то эти слова вовсе не успокоили, я чувствовала, как дрожат пальцы и немного крутит живот — так было всегда, когда впереди ждало что-то очень важное. Когда на кону было слишком много.
Вынула из сумки бумаги и вышла в коридор. Макар провёл меня к основным дверям, Ратманова уже не было, скорее всего, ушёл в зал заседаний.
Двое судебных приставов распахнули тяжёлые створки и посторонились, пропуская меня вперёд.
Зал был полон до тесноты…
Высокие окна по левой стороне, скамьи для публики, столы, барьер, писец у отдельного столика, кашель, приглушённые шепотки. Я, переступив порог, будто нырнула в кисель, настолько воздух тут был спёрт и тяжёл.
Сердце замедлило свой бег, народ начал оборачиваться, разговоры становились всё тише и в итоге совсем прекратились.
Шаг, ещё шаг… Я шла по центральному проходу и чувствовала на себе десятки любопытных глаз.
Вот молодой писарь у стены вытянул шею и выпучил на меня глаза так откровенно, что сосед ткнул его локтем в бок. Пожилая дама в чепце подняла лорнет и уставилась на меня с жадным злобным интересом. Какой-то мужик в тёплом сюртуке негодующе покачал головой, мол, самозванка, не побоялась выйти к честным людям.
Взоры были разные от жалости до ненависти, хотя я ничего ни хорошего, ни плохого никому из них не сделала. Но уже успели оценить, взвесить и осудить. Человеческая природа, что сейчас, что в будущем оставалась неизменной.
Горчаков сидел справа, за отдельным столом. Рядом с ним устроился его адвокат, человек в дорогом сюртуке, с тщательно уложенными бакенбардами, зализанными волосами и высокомерным выражением на физиономии. Андрей занял место в первом ряду, прямо за барьером. И он тоже смотрел на меня. И чем ближе я к нему подходила, тем плотнее он сжимал свои и без того тонкие губы, в итоге превратив рот в змеиную щель.
Непонимание, потом узнавание, затем безграничная ненависть — вот что проступило на благородном лице кузена.
Горчаков-старший тоже оглянулся, и лицо его превратилось в восковую маску, лишь резче обозначились желваки, да глаза опасно сощурились.
Я же шла, не ускоряя шага, расправив плечи, приподняв подбородок.
Громов сидел за столом истца. При моём приближении он поднялся, опираясь на трость, галантно помог мне сесть.
Устроившись, разложила перед собой бумаги: копии заключений психиатров, заметки из томов, прочитанных в Гатчине.
— Как ты? — спросил Илья Петрович, не глядя на меня и перебирая свои листы.
— Хорошо.
— Врёшь, — усмехнулся в бороду.
— Есть немного.
Он кивнул и добавил:
— Волноваться — это нормально.
Тем временем шум в зале набирал обороты. Горчаков склонился к своему адвокату, коротко ему что-то шепнул. Андрей по-прежнему смотрел на меня. Я чувствовала этот его змеиный взгляд физически, как если бы мне в спину упёрли остриё кинжала.
— Илья Петрович, — позвала я, чтобы отвлечься, — я читала про пошлины, но не всё поняла, уж больно формулировки витиеватые…
Он отложил перо и посмотрел на меня.
— Сейчас это не главное, Сашенька. Нынешнее дело — не имущественный иск, а охранительное производство. Гербовая бумага, судебные издержки — всё, что надобно, уже внесено. Суммы посильные, за то не переживай. Настоящая денежная тяжесть начнётся потом, коли дойдём до Покровского. Там цена иска будет уже иная.
— Коли дойдём… — откликнулась я, потерев висок, вдруг запульсировавший тупой болью.
— Должны, Саша, — вздохнул собеседник.
Макар непонятно как уселся прямо за нами. Телохранитель выглядел максимально расслабленным, он даже перекинулся парой слов с соседом. Макар вёл себя как заправский зевака, но я отчётливо ощущала, что он видит вообще всё и следит за каждым, от его острых глаз не скрылась ни одна мелочь. Откуда Громов откопал этих охранников? Подозреваю, и Еникеев, и Орлов — крутые спецы.
Горчаков-младший, наконец, отвёл от меня взгляд и я позволила себе чуть расслабиться.
Тут дверь в глубине зала открылась.
Вошёл секретарь, а за ним судья.
— Встать, — объявил секретарь.
Зал поднялся разом, шумно сдвигая скамьи. Я тоже встала. Сердце билось в груди ровно и сильно. Пути назад нет. Осталось лишь двигаться вперёд.
* * *
Судья вошёл, сел, положил папку на стол и, прежде чем поднять глаза, аккуратно одёрнул обшлаг тёмно-зелёного мундира. Мужчина лет шестидесяти пяти, с седой бородкой и глазами человека, который устал удивляться.
— Прошу садиться, — сухо произнёс секретарь.
Зал шумно опустился на скамьи.
— Санкт-Петербургский окружной суд, гражданское отделение. Председательствует статский советник Веригин Сергей Иванович. Дело слушается по ходатайству об отмене попечительства над Оболенской Александрой Николаевной, — объявил секретарь, глядя в бумагу. — Истец — дворянка Оболенская Александра Николаевна в лице поверенного Громова Ильи Петровича, присяжного поверенного при Санкт-Петербургской судебной палате. Ответчик — попечитель её, князь Горчаков Алексей Дмитриевич, в лице поверенного Голубева Аркадия Семёновича. Дело рассматривается гражданским отделением Санкт-Петербургского окружного суда.
Судья открыл папку, адвокат князя поднялся, прежде чем тот успел произнести хоть слово.
— Ваше высокородие, позвольте до начала слушания по существу заявить возражение.
Я посмотрела на Голубева внимательнее. Невысокий, с противным высоким голосом, но поставленным так, что его было слышно даже в дальнем углу.
— Слушаю, — отозвался судья.
— Личность лица, заявившего себя истцом по настоящему делу, вызывает серьёзные сомнения и должна быть разрешена, прежде чем суд перейдёт к существу спора. Попечитель Горчаков Алексей Дмитриевич подал прокурору окружного суда заявление о возбуждении уголовного преследования по обвинению в самозванстве и мошенничестве. Покуда над личностью истца висит уголовное подозрение, слушание по опеке надлежит приостановить до разрешения вопроса о личности.
В зале стало ещё тише. Судья вопросительно взглянул на Громова.
Илья Петрович не встал сразу. Дочитал что-то в своих бумагах, положил лист на стол и лишь после этого поднялся. На нём был его любимый канареечный пиджак с потёртыми обшлагами. Весь его вид кричал, что он не имеет ни малейшего намерения понравиться суду.
— Ваше высокородие, ходатайство об отмене попечительства подано в установленном законом порядке. Личность истца входит в предмет настоящего разбирательства, а не образует особого уголовного вопроса. Суд вправе рассмотреть её здесь же, в порядке охранительного судопроизводства, не дожидаясь участи бумаги, поданной прокурору. Заявление есть. Производства нет. Нет ни обвиняемого, ни следствия, ни судебного решения. Есть только попытка спутать настоящее слушание.
Последнюю фразу он произнёс легко, без нажима.
У Голубева нервно дёрнулась щека.
Судья помолчал, провёл ногтем по краю папки и сказал:
— Суд признаёт, что вопрос о личности истца подлежит рассмотрению в качестве предварительного вопроса в рамках настоящего заседания. Поверенный истца представьте доказательства.
Громов достал первый лист.
— Метрическая запись о крещении Александры Николаевны Оболенской, дочери графа Николая Александровича Оболенского и его супруги Натальи Михайловны, урождённой Апраксиной. Выдана причтом церкви Святого Николая Чудотворца в тысяча восемьсот семьдесят третьем году. Прошу суд ознакомиться.
Секретарь принял лист и передал судье.
— Далее, — продолжал Громов, — в паспорте, выданном Александре Николаевне Оболенской в тысяча восемьсот девяносто первом году с дозволения отца её, потомственного дворянина Николая Александровича Оболенского, в разделе особых примет значится родинка на затылке в форме вытянутой звезды. Прошу суд обратить внимание на эту строку. Примета сия имеется у моей подзащитной, в чём суд может удостовериться немедля.
Судья взял второй лист.
— Далее. Заключение почерковедческой экспертизы, составленное присяжным переводчиком и экспертом Фёдором Осиповичем Бабичевым. В заключении установлено полное совпадение почерка лица, представившегося суду, с почерком Александры Николаевны Оболенской на основании сравнительных образцов.
Очередной документ лёг на стол судьи.
— Ваше высокородие! — резко подскочил Голубев. — Экспертиза, произведённая частным лицом по заказу поверенного истца, не имеет значения официального заключения.
— Присяжный переводчик при судебной палате, — возразил Илья Петрович, даже не обернувшись. — Статус его суду известен. Суд сам решит, какой вес придать этому документу.
— Суд принимает документ к рассмотрению, — твёрдо ответил судья.
Я же сидела и, с трудом удерживая челюсть на месте, с благоговением смотрела, как Илья Петрович работает.
Он клал бумагу за бумагой перед судьёй, говорил веско и по существу, и все в зале смотрели только на него. Вот, что значит, человек на своём месте! Просто невероятный профессионал высочайшего класса!
— Свидетельские показания, — тем временем продолжал Громов, будто не замечая десятков глаз, прикипевших к его сутулой спине. — Инженер путей сообщения Звонарёв Борис Елизарович, знавший Александру Николаевну Оболенскую с детства по деловым отношениям с её покойным отцом. Показания представлены в письменной форме, удостоверены нотариусом. Следующий — коллежский советник Бельский Григорий Степанович, знавший семью Оболенских лично на протяжении двенадцати лет. Показания так же удостоверены.
Голубев встал быстрее прежнего.
— Ваше высокородие, лица, давшие показания, в зале не присутствуют. Суд лишён возможности их допросить.
— Ходатайство о вызове свидетелей было подано при подаче дела, — сказал Громов тем же спокойным тоном. — Суд уведомил стороны, что на первом заседании будут рассмотрены письменные материалы. Ответчик в установленный срок возражений не заявил.
Адвокат Горчакова нахмурился и попробовал иначе:
— Ваше высокородие, позвольте обратить внимание суда на следующее обстоятельство. Лицо, именующее себя Оболенской Александрой Николаевной, совершило побег из психиатрической лечебницы, где содержалось по законному предписанию. Сам факт пребывания в лечебнице и факт побега надлежит принять во внимание при оценке достоверности всех представленных документов и всех её показаний.
По скамьям прошёл возбуждённый шёпот.
Громов, не торопясь, достал следующую бумагу, исписанную мелким убористым почерком.
— Ваше высокородие, в лечебницу доктора Штейна Александра Оболенская была помещена по распоряжению попечителя Горчакова без надлежащего освидетельствования окружного суда, требуемого статьёй четыреста шестьдесят первой Устава гражданского судопроизводства для признания лица недееспособным. Иными словами, само помещение в лечебницу было незаконным. Далее. Представляю суду заключение профессора Корсакова Сергея Сергеевича, ординарного профессора Московского университета, признанного специалиста в области психиатрии. В заключении указано: признаков психического расстройства не установлено. Также представляю заключение профессора Бехтерева Владимира Михайловича, с сентября нынешнего года, возглавляющего кафедру душевных болезней Военно-медицинской академии. Заключение того же содержания.
Он положил оба листа на стол Веригина.
— Два ведущих психиатра Российской империи осмотрели истца независимо друг от друга. Оба установили: признаков расстройства нет. Побег из учреждения, куда её поместили незаконно, не даёт оснований ни сомневаться в её дееспособности, ни ограничивать её права в суде.
В этот раз Голубев поднялся не сразу.
— Заключения составлены после побега, — выдавил он наконец. — Уже после того, как это лицо получило возможность подготовиться, войти в роль и представить себя в выгодном свете. Оба профессора осмотрели не ту, что содержалась в лечебнице, а ту, что пришла к ним добровольно.
— Корсаков и Бехтерев не первый год практикуют, — легко отозвался Илья Петрович — Оба в своих заключениях прямо указали, что симуляция исключена. Суд может согласиться с этим выводом или отвергнуть его. Но сделать это одной устной догадкой в зале не выйдет.
Голубев наклонил голову, принимая укол, и тут же нанёс свой:
— В таком случае, — произнёс он, — я ходатайствую о вызове в следующее заседание доктора Штейна и сиделок лечебницы, наблюдавших поведение означенного лица ежедневно. Суду надлежит видеть не только кабинетные заключения знаменитостей, но и показания тех, кто имел дело с истицей в её обычном состоянии.
Это был хороший ход. Неприятный.
Громов посмотрел на него впервые за всё время.
— Я возражать не стану, — пожал плечами он. — Чем больше людей будет допрошено о порядке помещения Оболенской в лечебницу, тем яснее суду станет, как именно это было устроено.
Я следила за Горчаковым. Он сидел неподвижно, не глядя на стол с бумагами. Смотрел прямо перед собой, иногда чуть поворачивал голову к своему адвокату. Лицо у него было закрытое, будто ставни наглухо притворили изнутри. Лишь раз, когда прозвучали фамилии Корсакова и Бехтерева, у него дёрнулась щека.
Андрей за барьером снова вцепился в меня своими холодными глазами.
Я отвернулась от них и посмотрела на своего защитника.
Голубев сделал ещё одну попытку.
— Ваше высокородие, в настоящем деле имеются сведения, что лицо, именующее себя истцом, в период после предполагаемого побега проживало в Санкт-Петербурге под именем Лебедевой Елены Никитичны и именно под этим именем нанимала людей. Иными словами, сама она не считала возможным открыто именовать себя Оболенской. Это обстоятельство косвенно подтверждает, что её притязание на означенное имя небесспорно.
В груди у меня всё сжалось от досады и злости. Хорошо работают люди князя, просто отлично.
Громов ответил не сразу. Налил себе воды из графина. Выпил. Поставил стакан. Поправил бумаги. За эти десять секунд в зале стало так тихо, что слышно было, как кто-то в заднем ряду шаркнул сапогом по полу.
— Ваше высокородие, лицо, бежавшее из незаконного заключения, устроенного её попечителем, имело все основания полагать, что немедленное возвращение под собственным именем поставит под угрозу и свободу её, и самую жизнь. Употребление вымышленного имени в таких обстоятельствах есть мера самосохранения, а не отказ от собственных прав. Человек, которого удерживали незаконно, вправе скрыться от тех, кто его удерживал. Закон не велит ему добровольно идти к обидчику и объявлять себя.
В первом ряду кто-то кашлянул, приглушая смех.
Адвокат князя презрительно скривил губы.
Судья поднял голову от бумаг.
— Суд считает необходимым задать истцу вопрос непосредственно. Прошу лицо, именующее себя Александрой Николаевной Оболенской, встать и ответить суду.
Я встала.
Народ тут же посмотрел на меня. Судья, секретарь, писец, публика на скамьях. Горчаковы тоже повернули головы.
— Назовите ваше имя, отчество и фамилию, — велел судья.
— Оболенская Александра Николаевна.
Тон вышел ровным, хотя я едва сдерживала дрожь.
— Год рождения?
— Тысяча восемьсот семьдесят третий.
— Имя отца?
— Николай Александрович Оболенский.
— Матери?
— Наталья Михайловна Оболенская, урождённая Апраксина.
Судья слушал, склонив голову набок, взял в руки мой паспорт.
— Родинку на затылке, упомянутую в паспорте, суд вправе освидетельствовать.
— Да, конечно, — кивнула я.
Судья бросил взгляд на секретаря, и тот подошёл ко мне. Мне пришлось поднять волосы повыше. Кто-то на скамьях подался вперёд. Я чувствовала интерес толпы буквально кожей. Пальцы секретаря коснулись моей шеи, потёрли родинку в попытке стереть. Через некоторое время он, сказав мне, что закончил, отступил. Вернувшись к столу судьи, что-то ему шепнул.
В зале ждали, затаив дыхание.
— Совпадает с описанием в паспорте, — вынес вердикт Веригин. Помолчал, с интересом глядя на меня поверх пенсне. — В период после побега вы проживали под именем Лебедевой Елены Никитичны. Объясните суду причину.
— Ваше высокородие, объявись я под собственным именем, меня бы вернули в лечебницу в тот же день. Я решила, что в образе Елены Лебедевой у меня больше шансов дожить до суда.
Громко охнули зрители, зашептались.
— Садитесь, — кивнул судья.
— Ваше высокородие, — вскочил Голубев, — наличие родинки само по себе не исключает того, что перед нами лицо, осведомлённое об особых приметах подлинной Оболенской. Такими сведениями могла располагать сиделка лечебницы, человек из прислуги, всякий, кто знал семью.
— Совокупность доказательств, — негромко, но веско молвил Громов, — включает метрику, паспорт, почерковедческое заключение, свидетельства двух лиц, знавших семью лично, и непосредственное освидетельствование судом. Суду угодно будет решить, что перед ним: доказательства или догадки.
Голубев покраснел и заткнулся, сел на свой стул.
Судья закрыл папку, снял пенсне, протёр стёкла платком и снова надел.
— Суд, рассмотрев представленные материалы, признаёт, что ходатайство подано Оболенской Александрой Николаевной. Личность просительницы установлена. Слушание по существу дела назначить особо, — договорив, встал, зал поднялся следом, и, не спеша, вышел.
Илья Петрович тяжело опустился на стул рядом со мной. Взял стакан с водой и выпил до дна.
— Ну, — выдохнул он устало. — Начало положено.

Глава 22

Интерлюдия
Фрезе жил на Фурштатской в приличном трёхэтажном доме, с чистым крыльцом и широкой входной дверью. У парадной была прибита дощечка с несколькими медными табличками, потускневшими настолько, что имена на них приходилось разбирать буквально по буквам. Илья Петрович остановился подле, сощурился, с трудом нашёл нужную фамилию.
— Седьмая квартира.
Лаптев коротко кивнул и начал подниматься.
Дверь открыла немолодая женщина в тёмном платье, с гладко зачёсанными волосами и с нарочитой вежливостью на лице.
— Добрый вечер… — заговорил было Громов, снимая шляпу, но его твёрдо перебили:
— Добрый, но доктор не принимает.
— И всё же, позвольте представиться, — и не подумал отступить адвокат, — присяжный поверенный Громов Илья Петрович. Дело срочное и касается лично Ивана Устиновича. Будьте добры доложить.
— Господин Громов, доктор болен, мне велено никого к нему не пускать.
— Голубушка, — улыбнулся Илья Петрович мягко, — я вас отлично понял. Но ежели доктор после узнает, что я приходил по делу, касающемуся его имени и чести, а вы нас не пустили, он будет недоволен вами и весьма…
Женщина, поджав губы, снова посмотрела на него, потом на Егора, на котором её взгляд задержался дольше и без всякой симпатии.
— Стало быть, всё же доложите, — с нажимом добавил адвокат.
Она распахнула дверь пошире и, коротко кивнув, чтобы заходили, отправилась вглубь квартиры.
Громов первым вошёл в прихожую. На вешалке висела шуба с бобровым воротником. На столике под зеркалом лежали перчатки, раскрытый календарь и футляр для очков. В дальней комнате кто-то надсадно закашлялся.
Женщина вернулась через несколько минут всё с тем же недовольным лицом, но теперь к недовольству прибавилась обречённость.
— Пожалуйте.
Она провела их по коридору, потом через небольшую гостиную, где на круглом столике стояли чашки с недопитым чаем, и ввела в кабинет.
Фрезе сидел у окна в кресле, укрытый до пояса клетчатым пледом, хотя в комнате было натоплено так, что стекло слегка запотело по краям. Ему было лет шестьдесят с лишним, некогда, вероятно, дородный, а теперь как-то опавший, уменьшившийся, с жёлтым оттенком кожи и руками, неподвижно покоившимися на подлокотниках. На столике рядом стояли склянки и коробка с порошками. Раскрытая книга лежала корешком вверх.
Мужчина поднял глаза на Громова.
— Илья Петрович, — произнёс он без вопросительной интонации. — Давно мы с вами не встречались. Садитесь.
Громов кивнул и устроился на стуле напротив. Лаптев замер у двери и сразу будто сделался частью мебели.
— Иван Устинович, буду краток, — начал адвокат. — Вижу, вам не до бесед и гостей. Скажите: когда вы последний раз принимали пациентов?
Фрезе посмотрел сперва на него, потом в окно.
— Весной прошлого года я уехал в Карлсбад первый раз, затем посетил воды ещё раз, но, увы, лучше мне не стало… Врачи прописали покой, запретили службу, приёмы и поездки. С тех пор практики не веду. Переписку, правда, иногда просматриваю. А что?
— То есть освидетельствований в нынешнем году вы не производили? Заключений не выдавали?
— Никаких.
Громов достал из папки лист и протянул ему.
Фрезе с трудом взял бумагу одной рукой, поднёс к глазам и быстро прочитал.
— Это заключение за моей подписью, — удивлённо проскрипел он.
— Именно.
— И датировано июнем нынешнего года.
— Именно, — повторил адвокат.
Иван Устинович нахмурился, не сводя глаз с листа.
— В июне нынешнего года я был в Карлсбаде. У меня есть квитанции, наверняка сохранились записи в гостиничной книге. Я физически не смог бы принять Оболенскую, и как вы понимаете, подписать подобное заключение. Но… подпись моя, сомнений нет.
Громов едва заметно удовлетворённо кивнул:
— Я как чуял, что тут не всё чисто… А скажите, Иван Устинович, кто вёл ваши бумаги?
— Был у меня письмоводитель. Евгений Пчелин. Несколько лет служил: вёл переписку, разбирал бумаги, готовил выписки, записывал пациентов. Когда я уезжал на лечение, оставлял его при доме следить за порядком в делах. Я ему доверял.
— Был?
— Я его рассчитал в сентябре, — сухо ответил Фрезе. — Платить ему, как прежде, уже не мог.
Фрезе снова вчитался в текст, шевеля беззвучно губами, затем положил бумагу себе на колени, прикрыл ладонью и сидел так несколько секунд.
— Каков подлец, — выдал наконец тихо.
— Мне нужно, чтобы вы выступили в суде. И повторили всё то, что сказали мне сейчас. Что уже более года не практикуете, и что в июне были за границей на водах. А бумагу вам хитро подсунули, чтобы получить вашу подпись.
— Я приду, — ответил врач. — Хотя бы ради того, чтобы смыть с себя эту грязь. Но с условием.
— Слушаю.
— Вы найдёте Пчелина и удержите его так, чтобы он не успел исчезнуть, или не успел повеситься от раскаяния, ежели у него вдруг проснётся совесть. Мне нужно, чтобы он ответил не только передо мной.
— Это я вам обещаю.
Фрезе назвал адрес письмоводителя и Громов поднялся. Попрощавшись с хозяином дома, пошёл на выход.
— Егор, — негромко окликнул он Лаптева, спускаясь с крыльца, — найди этого хитрована. И спрячь так, чтобы никто не нашёл до следующего заседания.
— Понял. Но сначала доставлю вас до дома.
* * *
Пчелин жил на Петербургской стороне, в доходном доме с облупленными воротами и двором-колодцем, где даже днём стоял сумрак. Дворник, увидев Лаптева, сразу нашёл себе занятие у сараев и сделался глух и слеп.
Егор поднялся на третий этаж. Дверь Пчелин открыл не сразу. За ней долго шаркали, чем-то звякали, глухо ругались. Пришлось постучать ещё раз и настойчивее и, наконец, шаги приблизились.
— Кто там?
— Евгений Пчелин?
— Да. И что?
— Нам надо поговорить.
— Пф! Проваливай! — донеслось из-за закрытой двери.
— Тут вам передать велено. И ещё деньги, — Егор вынул несколько монет и потряс ими. Мелодичный звон не остался незамеченным. Вжикнул затвор и створка приоткрылась.
— Давай сюда и провали… — заговорил было Пчелин, но Лаптев ловко просунул носок сапога в щель, затем резко толкнул дверь плечом и спокойно вошёл.
Перед ним в полной растерянности, раззявив рот, испуганно замер невысокий человек лет тридцати пяти, в домашнем сюртуке, небритый, с бегающими глазами.
— Давай, шагай, — мотнул головой Лаптев. — И не вздумай шуметь, иначе сильно пожалеешь.
Пчелин, икнув, суматошно развернулся и прошёл в гостиную. Квартира была тесная и неухоженная. На столе остатки ужина, на стуле смятая рубаха, у окна сундук с наваленными поверх бумагами, ещё одна дверь, вероятно, за ней была спальня.
— Вы кто т-такой? — Евгений отступил на два шага, и застыл. — П-по какому праву врываетесь?..
Егор специально выдержал паузу, отчего глазки Евгения забегали пуще прежнего.
— Заключение касательно Оболенской, зачем подсунул Ивану Устиновичу на подпись?
— Я не понимаю, о чём вы… — Пчелин побледнел так, будто сей момент отдаст концы.
Лаптев шагнул ближе.
— Понимаешь. С первого слова понял. Кто заказал?
— П-пошёл вон, — взвизгнул мужчина, трясущимся пальцем ткнув в сторону выхода.
Егор ударил его ладонью по щеке — хлёстко и жёстко.
— Ещё раз. Кто заказал?
Пчелин прижал руку к горящей щеке, отступил на шаг и часто заморгал.
— Это Штейн приходил, — выдохнул он наконец, когда понял, что человек напротив настроен серьёзно.
— Сколько заплатил?
Евгений закрыл глаза и назвал сумму.
— Ладно, — кивнул Лаптев. — Надевай пальто.
— З-зачем… Куда?..
— В участок. Там доскажешь.
— Я никуда не пойду!
— Пойдёшь. Ещё как пойдёшь, — оскалился Егор, и Пчелин судорожно вздохнул, едва не подавившись воздухом.
Через пять минут они оба спустились на первый этаж, вышли на улицу и сели в ожидавшую за углом пролётку.
В участке их приняли без лишних вопросов. У Лаптева там были свои люди. Дежурный только скользнул взглядом по Пчелину и велел отвести задержанного в отдельную камору.
— До завтра посидит, — проворчал он. — А после уж решайте, что с ним делать и лучше по закону.
— По закону и решим, — кивнул Егор.
* * *
Утро семнадцатого декабря выдалось ясным, мороз был не лютый, но настойчивый. Он понемногу забирался под воротник, оседал за шиворотом и до мурашек колол кожу.
Ратманов стоял у дощатой будки на строительной площадке близ Смольного и смотрел, как в его сторону движутся три пролётки.
Вот они одна за другой остановились. Из первой выбрался статский советник Бажанов, инженер путей сообщения, командированный по распоряжению Инженерного совета Министерства путей сообщения для осмотра. Высокий, корпулентный, с аккуратной седой бородой, в тяжёлой шубе с собольим воротником. Он ступал степенно, с начальственным достоинством. Следом за ним вылез секретарь с кожаной папкой под мышкой. Из второго экипажа вышли двое: молодой инженер Сомов и коллежский асессор Мишин, в очках и форменной шинели. Из третьей показался Панкратов, производитель работ, поставленный Горчаковым наблюдать за ходом строительства, и с ним двое десятников.
Бажанов, подойдя к Ратманову, снял перчатку, подал руку.
— Андрей Львович. Рад, что вы изволили прибыть лично.
— Я прибыл, потому что именно я подал заявление, — сухо отозвался Ратманов, пожимая протянутую ладонь. — И намерен присутствовать при осмотре с начала до конца.
— Разумеется, — кивнул Бажанов. — На то и заявитель, чтобы видеть собственными глазами, как комитет проверяет его доводы. Начнём с правого устоя.
Секретарь уже устроил бумагу на папке и приготовился писать.
Пошли на площадку. Ратманов подозревал, что сегодня тут многое будет не так, как в предыдущее его посещение и, можно сказать, был готов к любым сюрпризам. Первыми из них стали тепляки. Не так давно устой стоял открытый, с голой кладкой, и трещина шла по шву так явно, что её видел и человек неопытный. Теперь же нижнюю часть правого устоя со всех сторон обхватывал высокий дощатый короб. Доски были пригнаны плотно, щели забиты паклей, сверху по обвязке навалена стружка. Из-под короба тянуло слабым теплом. Ещё два тепляка поменьше установили ближе к пролёту, прикрывая места сопряжений и опорные части.
Со стороны всё выглядело дюже образцово, будто на стройке работают старательные и осторожные люди, точно исполняющие предписания на зимнюю кладку.
— Тепляки… интересно… — фыркнул Ратманов.
Панкратов, посчитав, что это вопрос, тут же ответил:
— Да, тепляки. При нынешней стуже свежую кладку без покрова держать нельзя. Раствор на морозе возьмётся льдом, прежде чем схватится. Потому участки, где работа ещё не окончена, укрыты и отдельно греются жаровнями. Всё по правилам.
Бажанов одобрительно кивнул. Секретарь заскрипел пером.
— А какие именно участки вот так облагородили? — ровно без интереса спросил Ратманов.
— Нижняя часть правого устоя, где недавно перевязывали швы, — охотно пояснил Панкратов. — И узлы сопряжения у опорных частей. Там ещё шла подливка и заделка раствором. Вскрыть теперь, значит пустить весь труд насмарку. Мороз схватит шов, потом при первой оттепели всё расползётся.
Формально он говорил всё верно.
— Я желаю видеть кладку, — не отступил Андрей Львович.
— Извольте. Которую именно?
— Правый устой. Шестой ряд над обрезом фундамента, десятый шов от угла.
Наступила короткая пауза. Панкратов мельком взглянул на Бажанова. Сомов опустил глаза. Мишин нервно поправил пенсне.
— Андрей Львович, — мягко заговорил Бажанов, — названное вами место теперь находится под тепляком. Вскрыть его, разумеется, можно. Никто вам не вправе отказать. Но вы сами инженер и лучше меня знаете, что будет дальше: покров нарушится, жар уйдёт, раствор застынет, работа встанет. Потеря времени и материала, а это лишние расходы. И всё это ради одного шва, в котором вы нашли огрехи?
— Именно так.
— А в котором часу вы его осматривали?
— Около семи вечера.
— Стало быть, практически в темноте, — едва ли не пропел Бажанов. — При косом свете фонаря неровный шов даёт тень, а тень на мёрзлой кладке легко принять за трещину. С каждым бывало. Я и сам в молодости однажды поднял тревогу в пакгаузе по Варшавской линии, а наутро оказалось, принял расшивку за раскрытие шва.
Несколько человек заулыбались, точно старый инженер рассказал безобидную служебную историю.
— Я не только видел, — скрестил руки перед грудью Ратманов. — Я трогал раствор.
— Без перчатки?
— Без.
— В мороз, вечером, через несколько часов после кладки, — охотно подхватил Бажанов. — Разумеется, раствор покажется рыхлым. Свежий шов и должен быть рыхл, пока не встанет как следует.
— Вскрывайте, — качнул головой Ратманов. — Ответственность на мне.
Панкратов перевёл взгляд на Бажанова. Тот вынул платок, неторопливо вытер лоб:
— Андрей Львович, сейчас вскрыть никак не выйдет, оформите соответствующую заявку в ведомстве, после этого мы сюда вернёмся и вскроем короб, — раздражающе мягко возразил он, действуя Ратманову на нервы, — комиссия здесь не для погрома, а для установления нарушений. Если нарушение можно обнаружить лишь ценой порчи тепляка и зимней кладки, то сам метод осмотра становится сомнителен. Нельзя вредить делу.
Секретарь всё это записал.
— Хорошо, — легко сдался Андрей Львович. — Тогда пройдёмте к металлу.
Они двинулись вдоль настила к штабелю балок. Часть уже была поднята и легла в конструкцию, часть лежала на подкладках у края площадки. Деревянный короб, поставленный над одним из узлов, тоже был устроен с умом: подойти можно, а заглянуть — нет.
Ратманов остановился у штабеля и указал тростью:
— Я осматривал третью от края, но сейчас её нет.
— Так она уже поставлена в дело, — пожал плечами Панкратов.
— Тогда соседняя. Которая лежит отдельно.
— Эта? — Панкратов подошёл, потрогал кромку. — Она забракована из-за поверхностного свища. К работе не принята. Можете брать с неё стружку, сколько угодно.
Вперёд с ножом шагнул Сомов, присел и аккуратно соскрёб с кромки завиток. Стружка вышла длинная. Ратманов задумчиво на неё посмотрел, уже понимая, что все балки успели подменить. Клеймо завода было то же, номер партии стоял на месте, но железо было не тем. Прежде стружка крошилась, ломалась, шла хрупкими кусками. Теперь перед ним лежал ровный завиток хорошего металла.
— Довольно? — спросил Бажанов.
— На сей предмет — да, — кивнул Ратманов.
Они пошли обратно к будке. Панкратов что-то вполголоса сказал десятнику. Секретарь положил исписанный лист в папку и шумно её захлопнул.
У пролёток Бажанов сложил руки за спиной и повернулся к Ратманову.
— Андрей Львович, ваше профессиональное беспокойство мне понятно, — вежливо улыбнулся он. — Однако по совокупности увиденного комиссия не находит оснований к приостановке работ. Тепляки установлены надлежащим образом, видимых повреждений кладки не обнаружено. Металл осмотрен и признан годным по наружному признаку. Вашему заявлению дан законный ход, но заявленные вами нарушения при непосредственном осмотре не подтвердились.
— Выходит, не подтвердились, — эхом откликнулся Ратманов.
— Именно. А что до того, что вы, по вашим словам, видели здесь девятого декабря вечером… — Бажанов развёл руками. — Темень да фонарь не лучшие спутники в эдаком непростом деле. Всем нам иногда случается принять одно за другое. Вам привиделось, Андрей Львович. Но вы подали заявление с лучшими намерениями, разумеется.
— Как скажете, — усмехнулся Ратманов.
— Да, именно таково мнение комиссии, — важно кивнул Бажанов, и секретарь тут же подал ему бланк акта. Бажанов подписал не глядя. За ним расписались Сомов и Мишин. Панкратов приложил руку последним, размашистым росчерком, будто завершал не осмотр, а удачную сделку.
Пролётки одна за другой тронулись с места.
Ратманов остался у будки один. Ветер с реки усилился. Не обращая внимания на горящую кожу лица, он сунул руку в карман шубы и нащупал сложенную вчетверо расписку о приёме образцов. К обеду лаборатория должна выдать заключение. И тогда сюда явятся уже совсем другие люди.
Что ж, всё прошло как по нотам. Горчаков до сего дня был плотно занят мостом: заметал следы, выяснял состав комиссии, говорил с нужными людьми, подмазывал кого надо. Дело Оболенской он скинул на адвоката, — и просчитался. Первое слушание об отмене попечительства завершилось для неё удачно.
— Мне и привиделось, — повторил Ратманов себе под нос и хрипло рассмеялся. — Хах, бывает и так, что поздним вечером при керосиновом фонаре видишь вернее, чем ясным утром в присутствии комиссии.
Кривя губы в злой усмешке, он натянул перчатки, поднял воротник повыше и широкими шагами пошёл прочь со стройки.

Глава 23

Интерлюдия
Алексей Дмитриевич сидел за столом и перебирал счета по мосту.
В камине потрескивали поленья. В латунном подсвечнике догорала уже третья за день свеча; от окна неприятно тянуло холодом. За тонким стеклом сыпал мелкий снег, едва различимый на фоне тёмного Фонтанного переулка.
Перед князем лежал акт осмотра, заверенный всеми подписями.
Тепляки установлены надлежащим образом, нарушений не обнаружено, работы ведутся в порядке, заявителю, профессору Ратманову, отказано в приостановке за отсутствием оснований. Бумага была составлена как положено.
Рядом лежали счета, смета на дополнительный лес для тепляков, записка от подрядчика по металлу и короткое напоминание из казённой палаты о сумме, подлежащей выдаче по окончательной приёмке. Горчаков, не торопясь, перевернул последний лист, задержался на нужной цифре и усмехнулся.
Комиссия вышла дорогой, что правда, то правда. Зато всё не зря. Четыре тысячи ушли по правильным рукам, ещё кое-что разошлось помельче, но взамен он получил то, что ценил больше денег, — время. До весны стройка прикрыта. А после он заберёт окончательный расчёт, вернёт залог, а там уже можно будет и подумать о выезде из страны…
В дверь постучали.
— Войди.
Это был Андрей. В руке он держал бокал — по виду не первый. Сюртук расстёгнут, взгляд беспокойный, на щеке лёгкий румянец.
— Отец.
— Ну?
— Я пришёл поговорить.
— Садись.
Сын сел не сразу. Постоял у каминной решётки, протянув ладонь к теплу, потом всё же опустился в кресло напротив. Отпил. Князь молча ждал, глядя на сына поверх бумаг.
— Отец, давай сейчас.
— Что сейчас?
— Уедем пока всё гладко. Сядем на заграничный поезд с Варшавского. К четвергу будем в Берлине, к субботе в Бадене. Денег у тебя на руках достаточно. Здесь всё и без того уже начало смердеть. Чего ждать?
Горчаков аккуратно положил перо на подставку и сложил пальцы домиком.
— Андрюша, — произнёс он мягко, обманчиво ласково, — ты у меня мальчик неглупый, но иногда рассуждаешь как гимназист, сбежавший с уроков. С теми деньгами, что у меня на руках, я в Бадене устроюсь не князем, а состоятельным постояльцем. И очень ненадолго. По казённому подряду у меня ещё висит сто двенадцать тысяч окончательного расчёта, да сверх того казна держит мой залог — восемнадцать тысяч в бумагах, внесённых в обеспечение. Пока мост не принят, этих денег мне не видать. Уехать сейчас — значит своими руками подарить всё это казне. Я, прости, не до такой степени люблю наше государство.
— Но если…
— Не перебивай. — Князь взял сигару из коробки, обрезал кончик маленькими ножницами. — По казённому подряду самый жирный кусок приходит в конце, после окончательной приёмки. До того можешь хоть обегаться по кабинетам, не поможет. Приёмка у нас весной, в апреле. Залог возвращают тогда же. Уеду сейчас, что у меня останется? Несколько тысяч в дорожном мешке да дрянная слава. А в Европе, Андрей, с одной только фамилией не живут. Там надобны деньги. И чтобы за твоей спиной не шептали «вот русский вор, бежавший от казны».
Андрей допил, снова налил себе из отцовского графина.
— А если профессор что-то всё-таки прихватил? Со стройки.
Горчаков чиркнул спичкой, прикрыл огонёк ладонью и не спеша раскурил сигару. Дым поднялся тонкой синей струйкой.
— Если бы прихватил, не молчал бы. Он умный старик, спору нет. Но прямолинейный, как таран.
— И всё же, если у него есть образцы? Придержал с каким-то умыслом.
— Щепотка раствора в бумажке? Заусенец с торца случайной балки? Прекрасно. И что дальше? Раствор, отковырянный ночью, на морозе, голыми пальцами, через несколько часов после кладки, — грязная крошка вперемешку с пылью. Любой химик скажет, что такой образец ни к чему не годен. Стружка с торца балки уж тем более. По одному заусенцу о партии никто не судит. Любой на заводе это подтвердит, а Сомов с Мишиным, если понадобится, напишут ещё и особо, что материал взят без соблюдения порядка и служить основанием для технических выводов не может.
Он стряхнул пепел в бронзовую чашу и продолжил уже совсем спокойно:
— Даже если Ратманов побежит с этим в лабораторию и выпросит у кого-нибудь частное заключение, что он потом с ним станет делать? В Инженерный совет с частной бумажкой не ходят. Его пошлют переделывать, подавать через ведомство. Затянутся может на месяцы. В общем, чтобы заявить снова, ему нужны новые основания. А свежих у него не будет. Стройка стоит под тепляками до весны, никого туда просто так больше не пустят. Всё, что он видел девятого числа вечером, так и останется его вечным беспокойством.
— И всё же… На первом слушании по Оболенской, знаешь ли, вышло не совсем по-нашему, — задумчиво заметил Андрей.
Горчаков поморщился:
— Потому что я в те дни был занят мостом и оставил суд Аркадию. Вот за это я уже заплатил, да. Дал девчонке шанс…
Он сделал паузу, глянул на сына и усмехнулся левым уголком рта.
— Но будь уверен подобное более не повторится.
Андрей промолчал. Князь затянулся ещё раз, потом будто мимоходом обронил:
— Кстати, со Штейном уже поговорили.
Сын поднял глаза.
— Что с ним?
— Собрался доктор наш в Мариенбад. Срочно на воды. Печень у него, видите ли, расстроилась. Такой приступ, что хоть сейчас умирай. Уже и сундуки уложил, и вексель на шесть тысяч при себе держал, — и зло коротко хохотнул. Смех вышел неприятный. — Мои люди сняли его на Варшавском вокзале, как раз перед отходом. Отвели в жандармскую комнату при станции, там потолковали с ним по-доброму. Штейн сперва начал божиться, что ни при чём, что он человек науки и вовсе не понимает, за что такое обращение. К утру уже клялся на иконе, что на суде скажет ровно то, что надобно.
— Отпустили?
— Отпустили. Вернули сундуки, теперь сидит в своей лечебнице тише воды. До второго слушания из дома выйти побоится, не то что снова к поезду сунуться. Он знает: второй раз живым его не выпустят.
Помолчали, каждый думая о своём.
— А что там с Александрой и Громовым? — и требовательно посмотрел сыну в глаза.
Андрей встал и прошёл к окну. Снег за стеклом усилился; теперь он падал крупнее и лип к тёмным рамам.
— Возьмём заложников, — спокойно ответил, не оборачиваясь. — Тех, кто дорог нашей сиротке. У неё при доме целый выводок преданных стариков: нянька, подруга этой няньки, старик при хозяйстве. Люди, за которых она держится. Уверен, девочка пойдёт на любую сделку, лишь бы с ними ничего не случилось. Напишет отказ от иска в тот же час, как получит весточку, что все трое у нас. Думаю, и одного было бы вполне достаточно, но я решил брать всех зараз для верности.
— А Громов?
— Громова ищем. Дюже прыткий и осторожный старик… Но рано или поздно и его прижмём, скорее рано… Дом обложен второй день, — продолжил докладывать Горчаков-младший. — Порядок жизни установлен. Старик с коромыслом утром и вечером ходит за водой. Бабы днём в лавку и на рынок. К девяти ставни закрывают, к десяти гасят лампы. Снаружи охраны не примечено. И тем не менее…
— Ну? — поторопил сына князь.
— Меня не покидает смутное беспокойство, а если всё сорвётся? Что тогда? Как повлиять на девчонку? — обернулся он к отцу.
Горчаков растянул губы так, что у Андрея похолодели руки.
— Тогда остаётся Миша.
— Какой ещё Миша? — не понял Андрей сразу.
— Михаил Оболенский. Кузен Николая. За ним следят от самого Иркутска. В Бологом его возьмут.
Андрей вскинул брови.
— Ты мне об этом не говорил.
— Не было нужды, — сухо откликнулся отец. — Если девчонка упрётся и Громов вздумает геройствовать, если твоя ночная работа пойдёт вкривь, у нас останется ещё один вариант давления на Сашеньку.
* * *
Два дня люди Рыбакова внимательно следили за жизнью в доме на Тринадцатой линии, стараясь быть незамеченными.
Приказ действовать пришёл на закате.
Собрались на Одиннадцатой линии, в доме мещанки Ульяновой, которую Рыбаков прикормил ещё в начале декабря. Там переобулись, проверили пояса, разобрали инструмент. У главного в холщовом мешке лежали полено, обтянутое войлоком, стеклорез, связка тонких верёвок, четыре платка и склянка с хлороформом. Ножи каждый нёс свои.
В двадцать минут третьего двинулись. Шли парами, с разрывом в полквартала. На Тринадцатой поравнялись у нужного дома, потом один за другим свернули во двор и сошлись за поленницей.
Дом стоял тёмный. На втором этаже ни огонька. В щелях между ставнями тоже темно.
Главный поднял руку и один из группы сразу же отошёл к калитке со стороны Среднего и прислонился к забору, замерев на стрёме. Остальные двинулись к задней двери.
Дверь была тёсаная, дубовая, с накладным замком и засовом изнутри. Главный знал эти замки наизусть: пятирычажные с литой скобой; таких в петербургских доходных домах было без счёта, и каждый второй слесарь в городе открывал их вслепую. Он опустился на одно колено, достал из холщового мешка связку отмычек, выбрал нужную на ощупь.
Первая не пошла. Замок держал крепко, рычаги сидели плотно. Поменял отмычку, поднял ухо поближе к замочной скважине, прислушался. Металл отозвался тихим, едва уловимым щелчком. Ещё один поворот и замок сдался.
Остался засов.
С этим пришлось поработать тоньше. Мужчина достал из мешка стальной пруток с загнутым концом, просунул в щель между полотном и косяком, «нащупал» задвижку изнутри, повёл кверху. Засов пошёл, но с задержкой, явно промёрз. Кузьма не торопился. Надавил плавно, без рывка. Железо поднялось, отошло в обойму.
Подельники, зажав ножи в руках, замерли по обе стороны двери, прижавшись к стене, чтобы их не было видно.
Наконец, с замками было покончено, главный толкнул дверь, и та поддалась, тихо скрипнув.
За дверью — глухая темнота кухонных сеней. Запах дров и старой овчины.
Вожак шагнул внутрь первым, следом втянулись остальные.
Оказавшись в доме, разделились: один нырнул в коридор, другой подступил к лестнице.
Самый молодой из них пошёл в приёмную.
* * *
Зашуршало у задней двери.
Антон медленно поднял сковороду и встал.
Незваные гости ковыряли засов не очень долго. Умельцы пришли, на этой мысли Орлов презрительно скривил губы. Вот скрипнула створка, и бандиты шагнули в дом.
Антон плотнее прижался к печи. Он слышал, как они прошли через сени, а затем разделились.
Орлов дал пройти первому мимо себя, после чего шагнул вперёд и без промедления ударил сковородой наотмашь по голове. Удар у него был тяжёлый, что-то хрустнуло в черепушке, и тело врага полетело навстречу полу. Антон аккуратно перехватил падающего за ворот, опустил на пол.
Макар ждал на лестнице и в нужный момент шагнул вперёд. Ударил ребром ладони в горло раньше, чем противник успел понять, откуда он взялся. Налётчик сипло захрипел, схватился за шею, ноги у него подкосились, и он полетел вниз, гулко приложившись затылком о нижнюю ступень.
Еникеев спустился следом, перешагнул через неподвижное тело и вышел в приёмную.
Скрываться больше не было нужды. Силы сравнялись.
Антон присоединился к нему почти сразу.
Главарь рванул нож из-за пояса и, злобно оскалившись, шагнул к Орлову. Но тот ушёл от первого выпада влево, дал тому проскочить полшага вперёд и ударил снизу, под рёбра вогнав лезвие своего ножа по самую рукоять. Главарь дёрнулся, попытался развернуться, но силы стремительно его покинули, и он смог лишь сделать ещё пару шагов, прежде чем рухнуть на пол с глухим стуком.
Второй, помоложе, метнулся сбоку, рассчитывая зайти Еникееву под руку. Схватка вышла короткой и злой. Макар сбил его руку с кинжалом, вывернул до треска ломаемой кости, противник жалобно вскрикнул, но больше ничего сделать не успел, — Макар вскинул руку и вогнал свой клинок в грудь врага.
В приёмной снова стало тихо.
— Пятый на стрёме, — негромко сказал Антон.
— Я займусь, — кивнул Еникеев.
* * *
Станция Бологое
Поезд остановился с длинным паровым вздохом, и вагон второго класса, в котором ехал Михаил Константинович Оболенский, качнулся на тормозах. За окном мелькнули жёлтые пятна станционных фонарей, пробежал с колокольчиком обер-кондуктор, громко объявляя стоянку и буфет.
Михаил с трудом открыл глаза. До того он крепко спал, откинувшись в угол дивана.
— Прокофий, — позвал негромко. — Прибыли?
Прокофий, высокий седобородый мужик с тяжёлым взглядом тёмных глаз, сидевший напротив, уже набрасывал на плечи тулуп.
— Бологое, Михаил Константинович. Сорок минут стоим. До Петербурга часов пять, ежели без задержки. Давайте поужинаем.
— Да, надо поесть, а то у меня с Твери во рту один чай.
Михаил натянул тяжёлую, лисью шубу, шитую семь зим назад, — нахлобучил шапку и осторожно спустился по чугунной подножке на перрон. Мороз после вагонного тепла ударил в лицо, заставив съёжиться и поднять воротник повыше. Над станцией стоял густой пар от паровоза, сквозь который светили фонари.
Буфет оказался большим и длинным, с низким закопчённым потолком и рядами дубовых столов, покрытых белёными скатертями. Пахло щами с квашеной капустой, жареным луком и горячим хлебом. Половина столов была занята: пассажиры спешили поесть, пока стоит поезд. У дальней стены над стойкой буфетчика висели круглые часы, и маятник внутри ходил так громко, будто торопил каждого.
Михаил выбрал стол у окна и сел лицом к залу. Прокофий устроился так, чтобы видеть и хозяина и входную дверь одновременно.
Половой подлетел быстро. Молодой, гладко причёсанный на пробор, в чистом фартуке, с услужливым, улыбчивым лицом.
— Чего изволите, ваша милость?
— Щей горячих, рыбы какой есть, пирога с капустой, хлеба чёрного. И графинчик водки холодной.
— Есть судак жареный. Есть стерлядка, но та подороже.
— Стерлядку. И ещё один графинчик на всякий случай. Дорога длинная.
— Сию минуту.
Половой исчез. Михаил снял шубу, перекинул через спинку стула, расстегнул верхнюю пуговицу сюртука. Прокофий шубы не снял, лишь распахнул.
За соседним столом, шагах в четырёх, сидели двое мужчин в приличных сюртуках. Один помоложе, с русой бородкой и открытым лицом; второй постарше, лет сорока пяти, с серыми цепкими глазами. С виду самые обычные пассажиры. Прокофий скользнул по ним взглядом и зацепился за них, что-то его напрягло, но что именно, он понять так и не смог.
Вскоре вернулся половой с полным подносом: щи дымились, стерлядка лежала в глубокой тарелке с ломтиком лимона на краю, пирог был уже нарезан, графинчик с беленькой запотел от холода.
— Ешьте на здоровье, ваша милость.
— Благодарствую.
Михаил взялся за графин, налил себе и Прокофию. Водка была холодная, с едва уловимой анисовой ноткой.
— За последний перегон, дядюшка Прокофий.
— За возвращение, Михаил Константинович.
Чокнулись, выпили. Михаил крякнул с удовольствием и потянулся к пирогу. Прокофий сделал маленький аккуратный глоток.
Щи оказались густые, с разваренной костью, с чесночным духом и лавром. Оболенский ел молча, сосредоточенно, смакуя каждую ложку.
Он вспомнил вдруг, что ужинал в Бологом лет четырнадцать назад, когда ехал в Петербург на свадьбу родственницы. Тогда борода у него была тёмная, шаг пружинистый, а впереди не тяжба и хлопоты, а весёлый дом и музыка. Теперь борода стала наполовину седой, и ехал он к племяннице, которую не видел много-много лет, чтобы вытащить её из беды.
Наполнил вторую рюмку. Прокофий, зорко следивший за хозяином и за двумя насторожившими его типами, отрицательно качнул головой, мол, мне хватит.
— Не упрямься, давай ещё по одной, — всё равно поставил перед ним рюмку Михаил.
Пришлось выпить, раз барин настаивает.
— Помнишь, как мы с тобой из Кяхты шли в семьдесят девятом? — пустился в воспоминания Оболенский.
— Помню. Селенгинской дорогой, мороз тогда стоял лютый.
— А мне всего тридцать шесть было.
— Много с той поры воды утекло, барин.
Оболенский выпил ещё, чувствуя, как приятное тепло пошло от желудка к рукам. Потянулся за куском пирога и вдруг поймал себя на странном ощущении: тело как будто замедлилось, перед глазами поплыли круги.
Прокофий тоже ощутил непонятное. Сибиряк, который в жизни не пьянел от двух рюмок, смотрел в миску не в силах отвести взора.
— Прокофи-ий? — прохрипел Оболенский.
— А? — отозвался тот, но не сразу. — Што-то повело, барин…
Михаил хотел ответить, но язык отказывался слушаться. В ушах поднялся глухой шум, веки потяжелели. Откуда ни возьмись сбоку появился половой и с улыбкой:
— Ваша милость, второй звонок уже дали. Карета ваша подана, извольте, — услужливо поклонился.
Михаил уставился на него, не понимая, о чём тот говорит.
— Я помогу вам подняться, — вкрадчиво добавил паренёк.
Оболенского подхватили настойчивые руки.
— Прокофий… — смог молвить Михаил, прежде чем отключиться…
* * *
Сторожа Вокзального зала все звали просто Мироныч, и было ему пятьдесят шесть лет. Он служил при станции двадцать третий год, из них восемь сторожем, и знал здесь каждый угол.
Поэтому, когда в половине седьмого утра, обходя свой участок с метлой, он увидел сидящую на скамье под липой тёмную фигуру, сразу подозрительно насупился.
— Эй, любезный, проснись! — позвал громко. — Тебе тут не постоялый двор.
Но фигура не пошевелилась.
Мироныч подошёл ближе. Это был пожилой мужчина, лет под шестьдесят. На бороде у него лежал толстый слой инея. Брови тоже были в инее.
Сторож снял варежку и тронул его за плечо.
— Эй…
Незнакомец не ответил. Тогда Мироныч положил ему ладонь под подбородок и приподнял лицо. Белое, с синеватыми пятнами на скулах, синие губы плотно сжаты. Но дыхание всё же было, тонкое с еле заметным белым паром.
— Живой, — с облегчением пробормотал Мироныч, — но того гляди Богу душу отдаст.
Он бросил метлу, развернулся и побежал, насколько позволял его возраст и ревматизм, к жандармскому посту.

Глава 24

Я поспала часа четыре плохим, дёрганым сном. В итоге встала в половине пятого. Умывшись ледяной водой, принялась одеваться. Плотно перевязала грудь полотном, натянула мужскую одежду, собрала волосы, заколола шпильками; положила в сумку своё тёмно-синее выходное платье, чулки, туфли и гребень.
В пять утра в дверь заглянула Дуняша:
— Александра Николаевна, завтрак на столе.
— Илья Петрович?
— Тоже уже проснулся, ждёт вас на кухне.
Мы все молча позавтракали. Затем я натянула на себя тулуп, Дуняша свой ватный салоп, а Громов шубу и уже втроём покинули приютивший нас дом. Макар ждал подле саней.
На улице стояла предрассветная тишина. Снег прекратился давно, мороз стал крепче, и лицо сразу обожгло. В чёрном небе низко висели тучи, будто ватное одеяло, под которым спал город.
Извозчик с заиндевевшими усами дремал, опершись о передок саней. Макар коротко свистнул и тот встрепенулся.
— На Литейный, дом четыре.
— Понял, барин.
Мы сели, и сани тронулись.
По Пятой линии шли ходко, — улица пустая, ни одного экипажа навстречу. В некоторых окнах уже теплились огоньки: кухарки зажигали печи, дворники выходили на уборку. На углу Большого проспекта мимо прошли трое работных с фонарями, спеша к ранней смене на мануфактуре.
На мосту с обеих сторон понеслась белая гладь замёрзшей Невы. Слева у горизонта, проступил тёмный шпиль Петропавловского собора. Справа над Адмиралтейством завиднелось тусклое золото адмиралтейского шпица.
Я смотрела и не могла наглядеться. Красиво…
Мост кончился. Съехали на Английскую набережную. Извозчик повернул налево и повёл лошадь вдоль ряда особняков с тёмными окнами и тяжёлыми дверями; изредка мелькали тусклые огоньки за занавесками. Слева белела река, справа один за другим проплывали мраморные и гранитные фасады.
На Сенатской извозчику пришлось придержать лошадь, чтобы объехать сугроб у основания Медного всадника. Пётр на коне виднелся смутно в предрассветной мгле. Дальше пошли мимо длинной стены Адмиралтейства, вдоль тёмного Александровского сада. На пересечении с Невским свернули. У Литейного повернули налево, я даже успела задремать, когда извозчик наконец не придержал лошадь у нужного дома.
— Приехали.
Уснувший Илья Петрович тут же очнулся и, встряхнувшись, негромко обронил:
— Саша.
— Да?
— Старайся отвечать правдиво, если до лечебницы было действительно худо, так и скажи. Судья — человек проницательный, ложь непременно почует.
Я понятливо кивнула, Макар распахнул дверцу, и мы спустились на землю.
Здание окружного суда нависало над нами тёмной громадой. В этот час оно казалось даже больше чем днём.
Извозчик щёлкнул кнутом, и сани сорвались с места, уносясь прочь. Тут же из-за угла выглянула тень, махнула рукой, подзывая к себе. Это был Лаптев, отправленный сюда ещё раньше на разведку. Не мешкая, поспешили к нему.
Казаринов Степан Павлович встретил нас всё так же без особого выражения.
— Илья Петрович. Александра Николаевна, — вполголоса поздоровался он. — Всё как уговорено. Самовар уже закипел. Заходите.
— Благодарю, Степан Павлович, — кивнул Громов, доставая из внутреннего кармана сложенный конверт и протягивая ему.
Казаринов принял деньги и сунул за пазуху пальто.
— Прошу, — и толкнул дверь.
Внутри по ощущениям было ещё холоднее, чем на улице. В узком служебном коридоре, по которому нас повели, горела одна лампа под потолком, её света едва хватало, чтобы не наткнуться на препятствия в виде стоящих тут и там коробок.
— Только прошу без шума, особливо после семи, — негромко заговорил Казаринов, оглянувшись через плечо. — Старшие приставы заступают к этому времени, до того тут ходит лишь сторож Егорыч…
Свернули налево, затем направо.
— Господин Громов, — продолжал Степан Павлович всё тем же ровным тоном, — я на всякий случай уточнил: председательствующим снова назначен Веригин Сергей Иванович.
— Публика?
— На сегодня записались четверо журналистов, — Казаринов быстро назвал газеты: — Двое из «Петербургского листка», один из «Биржевых», один из «Нового времени». Плюс кое-кто из Совета присяжных поверенных — хотели послушать из любопытства, не каждое дело такое. Публики, я бы сказал, наберётся куда больше, чем в прошлый раз.
— Хорошо.
— Пришли, — Степан Павлович остановился у какой-то двери. — Проходите. Если ещё что понадобится, стукнете в стенку справа, я рядом буду до семи.
И прикрыл за собой дверь.
— Александра Николаевна, переодевайтесь. Дуняша, подсоби. Мы отвернёмся, — сказал Илья Петрович, и они с Еникеевым повернулись лицом к стене.
Евдокия, бледная и нервничающая, помогла мне снять тяжёлый тулуп, скинула свой салоп и вынула из сумки моё платье.
Довольно быстро я переоделась в женский наряд, переплела волосы, и вот мы все устроились за столом. Дуняша разлила по чашкам горячий чай, Макар подбросил в печь дров.
— Ничего не бойся, — заговорила я, посмотрев на свою помощницу. — Мы рядом, отвечай честно, и всё будет хорошо.
Она кивнула и опустила глаза на свои пальцы, судорожно сжимавшие чашку.
За окном медленно светлело. Где-то в глубине здания хлопнула дверь, застучали первые шаги по паркету, — это заступила дневная смена служителей.
Суд просыпался и наполнялся людьми.
Илья Петрович, дремавший в кресле, проснулся, посмотрел на часы. Без четверти девять.
— Пора, Саша, идти в зал.
— Остальные свидетели уже прибыли?
— Должны. Макар, отведёт Дуняшу к ним и заодно посмотрит, все ли на месте.
— Хорошо, — кивнула я, встала, разгладила складки платья, проверила заколки. Подошла к Дуняше, сжала её ледяную руку.
— Голубев будет пытаться тебя запутать, думай перед каждой фразой. Времени у тебя ровно столько, сколько нужно, чтобы ответить по совести.
— Хорошо, Александра Николаевна.
Макар распахнул дверь, и мы вышли в коридор.
Приставы в парадной форме стояли у каждого поворота, каждый с жезлом у ноги. Журналисты, обмениваясь шёпотом последними известиями, курили в нише у большого окна, выходившего на Литейный. При нашем появлении один, пожилой в круглых очках, затушил папиросу и шагнул было к нам, но пристав преградил ему путь жезлом. Мужику пришлось молча поклониться и отступить.
У дверей зала номер три служитель суда, завидев нас, распахнул створки.
Зал был полон. Людей собралось куда больше, чем на предыдущем слушании.
В первый миг я увидела не отдельных людей, а сплошную стену лиц. И все эти глаза посмотрели в нашу сторону практически одновременно. Шёпот, шорох платьев, скрип скамей. Я буквально заставила себя идти дальше, хотя хотелось бежать, скрыться от их жадного любопытства.
Громов подвёл меня к нашему столу. Лаптев остался за спиной, на своей точке. Голубев и Горчаков уже были на своих местах. Как и Андрей в первом ряду, сразу за перегородкой. И снова кузен не сводил с меня своих холодных голубых глаз.
Я медленно села, расправила подол платья. И посмотрела на бумаги, которые начал аккуратно раскладывать Илья Петрович.
Минут через пять дверь в глубине зала отворилась и я увидела секретаря. Следом за ним вошёл Веригин.
— Встать!
Зал встал. Судья прошёл к своему месту, сел и лишь после этого поднял глаза.
— Прошу садиться.
Мы сели.
Секретарь взял в руки папку и зачитал:
— Санкт-Петербургский окружной суд, гражданское отделение, в публичном заседании слушается дело по ходатайству графини Оболенской Александры Николаевны об отмене попечительства над её личностью и имуществом, первоначально учреждённого по несовершеннолетию просительницы после смерти её родителей и впоследствии сохранённого за князем Горчаковым Алексеем Дмитриевичем по признании её душевнобольной. Со стороны просительницы выступает присяжный поверенный Громов Илья Петрович; со стороны попечителя, князя Горчакова Алексея Дмитриевича, — присяжный поверенный Голубев Аркадий Семёнович…
Дальше шли даты первого освидетельствования, прежние определения суда и сведения о признании личности, установленной на предшествующем заседании. Секретарь читал без запинки. Веригин слушал, слегка прикрыв веки, и время от времени водя указательным пальцем по краю раскрытой папки с делом.
Наконец, чтение кончилось.
— Итак, — произнёс председательствующий, — по прошлому заседанию суд признаёт личность просительницы установленной. На нынешнем заседании надлежит обсудить основания к продолжению либо отмене попечительства. Письменные доказательства приобщены, свидетели вызваны. Стороны готовы?
— Готовы, ваше высокородие, — сказал Громов.
— Готовы, — отозвался Голубев.
Судья кивнул секретарю.
— Свидетелей вызывать по одному.
Приставы двинулись к боковой двери. Воздух в зале вдруг стал гуще. Краем уха я уловила шепоток: «Сейчас начнётся».
И действительно началось…
Первым Голубев вызвал Штейна.
Карл Иванович вошёл уверенно. Чёрный сюртук сидел на нём безупречно. Бородка, как всегда, аккуратно подстрижена. В руках шляпа и перчатки. Он остановился там, куда ему указал пристав, положил перчатки на край кафедры и оглядел зал с лёгким превосходством.
Священник вышел вперёд, пристав поднёс Крест и Евангелие, и свидетель повторил за священником слова присяги.
— Карл Иванович, — заговорил Голубев, — верно ли, что просительница в течение длительного времени содержалась в вашей лечебнице как лицо, обнаруживавшее признаки умственного расстройства?
— Совершенно верно, — ответил Штейн.
Он говорил спокойно и профессионально. Смысл его показаний сводился к одному: Оболенская не столько буйная больная, сколько пациентка иного рода — переменчивая, но умеющая казаться вполне нормальной. Она могла часами говорить разумно, даже очаровательно, но это, по его словам, не доказывало здравости рассудка. Напротив, именно такие больные опаснее всего, ибо умеют притворяться и входить в доверие, производить впечатление адекватных, а затем внезапно срываются в истерику или навязчивую идею.
Штейн припомнил мою «неестественную холодность» после смерти родителей, и странную бесноватую ярость, когда умер попугай, мои «внезапные приступы подозрительности» и даже то, что я якобы заявила, будто дядя хочет меня обобрать.
На этих словах кто-то в зале громко хмыкнул. Штейн даже бровью не повёл.
— Изволите видеть, — продолжал он, обращаясь к суду, а не к Голубеву, — умопомешательство далеко не всегда выражается буйством или бессмыслицей. Существуют формы куда тоньше. Так называемая мономания, навязчивая идея. Вне её больной способен рассуждать почти как здравый. Но это всего лишь видимость.
— Вы утверждаете, — вступил Громов, — что просительница притворялась здоровой?
— Да, утверждаю. Она умеет производить такое впечатление на неподготовленных лиц.
— И по-вашему, производит его теперь?
— Вполне.
Илья Петрович наклонил голову:
— Благодарю. Пока вопросов не имею.
Следом вызвали Ивана.
Санитар дал присягу, после чего быстро глянул на Штейна, севшего рядом с Андреем.
Его показания были проще: барышня была тихая до поры. Могла начать говорить странности, потом плакать без причины, затем смотреть пустым взором в стену несколько часов без движения. Иной раз впасть в ярость и начать кидаться на людей или биться головой о стену. Лекарства принимать не хотела. Иван, с трудом подбирая слова, повторял одно и то же разными оборотами: «тихая, но со скрытым бесом», «не в себе», «с хитрецой».
Третьей вызвали Агафью. Она говорила меньше Ивана, но увереннее. Рассказала о ледяных ваннах, как о прописанной врачом мере, если я срывалась в яростное безумство. О моих страшных криках по ночам. О том, что в последние дни перед пожаром я стала особенно смирна и разговорчива, потому ванны отменили, и именно тогда, по мнению сиделки, я и смогла склонить на свою сторону другую молодую и неопытную сиделку, Евдокию Фролову.
Когда Агафья закончила, Голубев, важно переложив бумаги, позволил себе сочувствующую улыбку в мою сторону, после чего посмотрел на публику с видом победителя.
Я сидела, сцепив пальцы под столом. Было страшно, потому что тот отрезок жизни Александры я практически не помнила, вероятно, всё, что говорили люди Штейна, было правдой.
Громов допрашивать Агафью не стал, и её отпустили. Как только она покинула кафедру, мой адвокат медленно встал.
— Ваше высокородие, прошу вызвать со стороны просительницы… доктора Фрезе.
Штейн встрепенулся, резко побледнел. Горчаков нахмурился, Андрей наклонился к Карлу Ивановичу и что-то у него спросил. Ответ доктора ему не понравился.
Тем временем пристав распахнул боковую дверь, и в помещение вкатили инвалидное кресло с сидящим в нём Иваном Устиновичем Фрезе.
Было невооружённым глазом видно, что человек сильно болен: жёлтая кожа, опавшие щёки, клетчатый плед, прикрывавший острые колени, тонкие кисти на подлокотниках. А вот глаза были ясные. И когда кресло подвезли ближе, он поднял голову и посмотрел прямо на судью.
В зале зашумели, приставы зашикали, чтобы люди замолчали.
— Иван Устинович, — начал Громов после того, как Фрезе дал присягу, — верно ли, что на скорбном листе и заключении, представленном суду по делу Оболенской, стоит ваша подпись?
— Подпись моя, — ответил мужчина. Голос у него был слабый, но твёрдый. — Но освидетельствования я не производил.
В зале зашумели снова, куда громче.
Веригин поднял руку.
— Тишина. Иначе очищу зал… Почему вы утверждаете это так уверенно?
— Потому что в июне нынешнего года я находился за границей на водах. Практики не вёл. Пациентов не принимал. — тут Фрезе перевёл взгляд на Штейна, — Госпожу Оболенскую до сего дня никогда не встречал.
Горчаков покраснел от ярости. Его адвокат резво подскочил:
— Ваше высокородие, свидетель, будучи тяжко болен, может заблуждаться в памяти…
— Не могу, — тихо перебил Фрезе. — Память у меня, сударь, столь же крепка, как и ваша. А то и поболее.
В зале многие заулыбались.
— Продолжайте, — велел председательствующий.
Иван Устинович рассказал всё по существу, что уже больше года он не ведёт практики; бумаги за него разбирал письмоводитель Пчелин; несколько раз в период болезни ему приносили на подпись пачки документов, часть которых он, увы, визировал, не вчитываясь так тщательно, как следовало бы.
После его слов Штейн стал серо-зелёным. Голубев задал Фрезе пару ничего не значащих вопросов, и свидетеля отпустили.
— Ваше высокородие, — обратился к судье Громов, — прошу вызвать следующего свидетеля. Евгения Пчелина.
Пчелина ввели под руку. Присягу он дал дрожащими губами и срывающимся голосом, при этом старался не смотреть на Штейна.
— Объясните суду, каким образом появилось заключение за подписью доктора Фрезе?
Евгений шумно сглотнул.
— Ко мне… ко мне пришёл Карл Иванович, попросил об услуге… Сказал, что господин Фрезе сильно болен и не стоит его тревожить. От меня нужно было лишь приложить бумагу к прочим, чтобы получить его подпись… Ну и мне щедро заплатили…
— Сколько? — тихо спросил Громов.
Пчелин назвал сумму. Шум в зале поднялся такой, что приставам пришлось шагнуть вперёд. Журналисты уже не скрывали хищного блеска в глазах. Голубев что-то быстро-быстро зашептал Горчакову. Штейн сидел, едва удерживая себя на месте.
— Вы утверждаете под присягой, — продолжал Илья Петрович, — что доктор Штейн подкупил вас ради получения подписи Ивана Устиновича под ложным заключением о душевной болезни просительницы?
— Я не знаю, было ли то заключение ложным. Но деньги я взял, — выдохнул Пчелин. — То есть да… Подкупил.
— И более того, — слабым, но отчётливым голосом добавил Фрезе со своего места, — тем самым опозорил и моё имя.
Судья постучал по столу, призывая зал к тишине.
— Довольно. Секретарь, занести в протокол дословно последние показания. Приставы!
Двое шагнули вперёд.
— Доктора Штейна не выпускать из здания суда до особого распоряжения. О случившемся немедленно известить товарища прокурора при окружном суде. Признаки подлога и ложного свидетельства налицо. Свидетеля Пчелина так же оставить при суде.
Штейн дёрнулся, будто собираясь бежать, но его перехватили.
— Ваше высокородие, — вскричал он, — я протестую! Это чудовищное недоразумение… Меня оклеветали!
— Молчать! — жёстко осадил его Веригин. — Своё объяснение дадите тогда, когда вас о нём спросят.
Агафья, стоявшая у стены, попятилась, боясь, что и к ней сейчас подойдут приставы. Иван опустил глаза в пол и весь сжался, чтобы стать незаметнее.
Голубев сел. О-очень медленно. Лицо у него стало грустным, даже тоскливым, словно он за секунду растерял половину своих расчётов, а новых придумать, сколько ни силился, не мог.
Судья объявил перерыв на десять минут. Стоило ему покинуть помещение, как зал взорвался гулом. Журналисты метнулись к двери, публика заговорила в полный голос. Одни тянули шеи к Фрезе, другие к Штейну, рядом с которым теперь по обе стороны стояли двое судебных приставов. Горчаков же замер каменным изваянием, Андрей вынул сигарету, но вовремя одумался и, резко встав, направился на выход.
Громов повернулся ко мне, и в эту секунду к перегородке протолкался какой-то подросток, самый обыкновенный на вид, в потёртом пальтишке, с красными ушами и красными же от мороза пальцами. Пристав его сперва отстранил, но мальчишка что-то быстро сказал и кивнул в сторону Ильи Петровича. В итоге паренька пропустили.
Он подошёл к Громову и что-то быстро зашептал ему на ухо. Я не расслышала ни слова, но увидела, как мой адвокат резко переменился в лице, плотно сжал губы. В груди заныло от плохого предчувствия.
Мальчишка исчез в толпе так же быстро, как появился.
— Что такое? — нетерпеливо выдохнула я, стоило Илье Петровичу снова сесть рядом со мной.
Громов посмотрел мне в глаза и тихо ответил:
— Мишу взяли, дядьку твоего. Похитители передать велели: ежели не хочешь беды для родственника, отзывай иск нынче же.
Пока он говорил, я почти не дышала. Шум зала отдалился. Всё стало доноситься до меня будто издалека.
Илья Петрович наклонился ещё ближе ко мне:
— Саша… Жизнь человека на кону… Решение тяжёлое, но принимать его только тебе.
Я не ответила. Сидела и смотрела в одну точку, ничего перед собой не видя.
— Ладно… — выдохнула я, затем нашла глазами Макара и подозвала его к себе.
— Александра?.. — настойчивее позвал Громов.
— Минутку, Илья Петрович, — попросила я его. И он, откинувшись на спинку стула, замер в ожидании.
Телохранитель склонился ко мне, я быстро шепнула ему несколько слов. Он, всё поняв, коротко кивнул и растворился в толпе.
Старый адвокат продолжал смотреть на меня вопросительно.
Дверь в глубине зала отворилась — вернулся Веригин.
— Прошу садиться. Суд продолжает слушание дела.
Снова загремели скамьи, зашуршала одежда. Приставы подвели Штейна ближе к боковой стене, но из зала не вывели. Он стоял, сцепив руки перед собой, не смея поднять головы.
Илья Петрович всё ещё требовательно глядел на меня, буквально сверлил своими чёрными глазами.
Я повернулась к нему и сказала твёрдо:
— Размажьте их, Илья Петрович. Выиграйте дело.
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Илья Петрович, одобрительно сверкнув антрацитовыми глазами, кивнул мне и неторопливо поднялся.
— Ваше высокородие, — заговорил он, — ввиду вновь открывшихся обстоятельств прошу вторично вызвать Кривцова и Рябову. Вопросы будут по существу их прежних показаний.
Голубев дёрнулся было с места:
— Протестую! Сторона просительницы уже имела возможность…
— Протест отклонён, — перебил его Веригин. — Свидетелей вызвать.
Оба Горчаковы сверлили меня тяжёлыми взорами, по их лицам можно было легко прочитать: ну, Саша, встань и отзови иск, жизнь Михаила Оболенского теперь от одной тебя зависит.
Я же, устав от их назойливого внимания, демонстративно повернулась к князю и… очаровательно улыбнулась. Алексей Дмитриевич растерянно моргнул, а Андрей вовсе нахмурился. Мне по-детски хотелось вскинуть руку и показать им неприличный жест, но я усилием воли сдержалась.
В это время пристав шагнул к боковой двери. В зале опять началось движение. После Штейна и Пчелина публика немного притихла, ловя каждое слово, чтобы вечерами в красках пересказывать родне и друзьям всё, что они увидели и услышали на заседании.
Ивана ввели первым. На кафедре он встал полубоком, будто хотел занимать поменьше места.
— Иван, — обманчиво мягко обратился к нему мой адвокат, — вы сказали суду, что просительница иной раз впадала в ярость, кидалась на людей и билась головой о стену. А сколько раз вы лично это видели?
Санитар заморгал.
— Ну… бывало.
— Сколько раз?
— Точно не упомню.
— Хоть приблизительно. Дважды? Десять раз? Пятьдесят?
Иван неловко переступил с ноги на ногу.
— Раза… три. Может, четыре.
— Очень хорошо. Теперь скажите суду, в какие именно месяцы это было.
Иван молчал.
— Не помните?
— Давно дело было.
— Давно? — переспросил Громов. — Однако же сегодня утром вы весьма живо описывали и головой о стену, и ярость, и крики, и бессвязность в словах. Неужто, какой это был месяц, позабыли, а этакие подробности помните?
В зале кто-то кашлянул, скрывая смех. Санитар скосил глаза на Штейна, но тот теперь сидел между приставами и смотрел прямо перед собой с каменным выражением на лице.
— Летом… кажется.
— Когда Александра Николаевна только поступила в клинику?
— Д-да вроде бы…
Громов поднял со стола лист бумаги:
— Ваше высокородие, у стороны просительницы имеется скорбный лист, ведшийся в лечебнице господина Штейна. Разрешите сверить показания свидетеля с записями.
Веригин кивнул.
Илья Петрович зачитал:
— Вот. На лето здесь приходятся ванны, горчичники, каломель, кровопускание не отмечено, буйства не отмечено, удержания группой санитаров не отмечено. Отмечено «тиха», «молчалива», «сон нарушен», «плаксивость». Где же тут ваши четыре яростных припадка, Иван?
Тот сглотнул.
— Поди не всё записывали.
— Кто не записывал?
— Сиделка… или Карл Иванович… я того не знаю.
— А если не знаете, отчего ж говорите так уверенно? — Громов наклонил голову: — Может статься, вам велели сказать так?
Санитар побагровел.
— Я сам видел, как она… не в себе была.
— Не в себе — не одно и то же, что буйная, — отрезал Илья Петрович.
Иван промолчал.
— У меня всё, ваше высокородие.
Настал черёд сиделки.
— Агафья, — начал Громов, — вы показали, что просительница в последние дни перед пожаром стала особенно смирна и разговорчива, отчего и смогла склонить на свою сторону сиделку Фролову. Верно?
— Верно.
— До того она, по-вашему, была в этаком состоянии, что за ней требовались ванны и особая строгость?
— Так и есть.
— Однако же именно к этой, по вашим словам, опасной больной вы допустили молодую и неопытную сиделку?
Агафья пожала плечом.
— Не я допускала. Доктор велел.
— Вот как. Значит, сам доктор не считал её настолько опасной, чтобы держать особливо.
— У доктора свой ум.
— У доктора, несомненно, свой, — согласился Илья Петрович. — Скажите ещё вот что. Просительница вас в целом узнавала?
— Узнавала.
— Понимала, где находится?
— Понимала.
— Говорила связно и книги читала?
— Да.
— И при всём том вы настаиваете, что она была безумна?
Агафья сжала губы.
— Мне виднее, что у нас в доме делалось.
— Вам в вашем доме, несомненно, многое виднее, — почти по-доброму покивал Громов. — Особенно если вам за это жалованье идёт от господина Штейна.
По залу прокатился негромкий смешок. Агафья возмущённо дёрнулась.
— Я служу за жалованье, положенное за работу, а не за враньё!
— Вот это и любопытно, — негромко заметил мой защитник. — Потому что всё, что вы с Иваном сегодня показали, либо не записано, либо вдруг оказалось основано на памяти, которая у вас обоих становится весьма выборочной там, где начинается проверка.
Он отступил от кафедры на полшага.
— У меня всё.
Агафья ушла, и шаг её был торопливее обычно размеренной поступи.
— Сторона просительницы желает представить ещё свидетелей? — спросил Веригин.
— Желает, ваше высокородие. Прошу вызвать Евдокию Фролову.
Дуняша вышла бледная, сжав пальцами правой руки носовой платочек. На минуту мне показалось, что она споткнётся о собственные же дрожащие ноги, но нет — дошла до кафедры. Священник снова вышел вперёд, пристав поднёс Крест и Евангелие. Дуняша дала присягу так тихо, что конец фразы утонул в кашле публики.
— Ваше имя? — спросил судья мягче своего обычного тона.
— Евдокия Фролова… прозванием Дуняша.
— Прежде где служили?
— В лечебнице доктора Штейна. Младшей сиделкой.
— Евдокия, скажите суду: была ли просительница без памяти, путала ли речь?
Дуняша отрицательно покачала головой:
— Нет, ваше высокородие. Всё она понимала и разговаривала как следует.
— Видели ли вы у неё те припадки ярости, о которых рассказали Иван и Агафья?
Евдокия перевела дыхание.
— Нет. После ванн ей бывало худо. Трясло до громкого зубовного стука, потом плакала. А чтоб на людей кидалась — не видела. Ни разу.
Голубев тут же поднялся:
— Свидетельница молода, неопытна, к тому же, как известно из дела, сама была нездорова…
— Я была нездорова, это правда, — кивнула Дуняша. — Только глаза у меня и тогда были, и память была в полном порядке. Я видела, как себя вели больные. И понимала, кого у нас держат по болезни, а кого… просто держат.
Зал одобрительно загудел. Судья постучал по столу ладонью, и народ мигом притих.
— Евдокия, — взял слово Илья Петрович, — скажите ещё: было ли вам велено следить за просительницей и доносить о её словах?
— Да.
— И кто же вам это велел?
Дуняша побледнела ещё сильнее, но ответила:
— Доктор Штейн.
— Благодарю, — Громов кивнул, отступил на полшага от кафедры и на мгновение прикрыл глаза. Всего на пару секунд, но я успела уловить перемену.
— Свидетельница пристрастна, — Голубев снова подорвался с места.
Илья Петрович открыл глаза и уже повернулся было к Веригину, но движение вышло неровным, неловким.
— Почему вы так решили? — спросил судья.
Пока Голубев говорил, я не сводила взгляда с Ильи Петровича. Его левая рука, лежавшая на краю стола, медленно сжалась в кулак аж костяшки пальцев побелели. Он провёл ладонью по груди, с силой нажал в центр, и ещё раз…
— Илья Петрович… — тихо позвала я.
Он не ответил.
Голубев закончил, зал загудел, судья что-то сказал, но я не услышала ни слова.
Потому что в этот момент Громов сделал короткий, резкий вдох, попытался шагнуть вперёд, но запнулся, плечи его дёрнулись, лицо вдруг побледнело до меловой белизны.
— Воды… — выдохнул он хрипло, одними губами, я тут же вскочила и рванула к старику.
— Воды! — крикнула на ходу. — Врача!
В зале поднялся шум.
Громов попытался удержаться за стол, но пальцы скользнули по полированной поверхности, не найдя опоры.
— Илья Петрович! — я успела подлететь к нему, когда он начал заваливаться на бок, перехватила его, не дав рухнуть всем весом. Пристав тоже уже был подле нас, и мы вдвоём уложили мужчину на пол.
— Здесь есть врач? — перекрывая шум, громко спросил судья.
— Есть! — отозвался голос из задних рядов. — Профессор Бехтерев!
— Зовите его немедленно!
— Илья Петрович… — голос мой сорвался, но ответа я не получила, глаза адвоката были полуоткрыты, я склонилась к его губам и уловила едва слышное дыхание.
— Не трогайте его! — прозвучало резко у меня за спиной.
Я подняла голову и увидела рядом с собой Владимира Михайловича. Я кивнула ему и посторонилась. Бехтерев опустился возле Громова, поставив рядом свой чемоданчик, после чего сразу же расстегнул сюртук больного, ослабил ворот рубашки, приложил пальцы к шее.
Вместе со мной затаили дыхание все в помещении.
— Пульс слабый, — сказал доктор и взял Громова за руки, отвёл их вверх, за голову, раскрывая грудную клетку, затем согнул и прижал к груди, надавливая на неё весом своих рук и плеч.
Раз. Два.
Раз. Два.
— Дышите, Илья Петрович, — обратился он к Громову. — Дышите.
Закончив, уложил руки вдоль неподвижного тела, вынул из чемоданчика пузырёк, ловко откупорил плотно притёртую крышку и поднёс к носу лежащего, затем снова продолжил те же движения с разведением рук.
Раз…
Два…
Громов судорожно втянул воздух.
Я вздрогнула, и меня отпустило так резко, что на мгновение потемнело в глазах, настолько был силён страх за жизнь ставшего мне столь дорогим человека.
— Есть, — удовлетворённо кивнул доктор. — Носилки сюда! Илью Петровича нужно увезти в лечебницу.
Врач поднял взгляд на судью:
— Острый сердечный приступ. Медлить нельзя.
Приставы уже бежали за носилками, я же продолжала сидеть рядом с Громовым.
— Я с ним поеду…
— Хорошо, — кивнул Бехтерев. — Только не мешайтесь под ногами, — слова прозвучали жёстко, но без грубости.
Старика осторожно подняли. Голова его безвольно запрокинулась. Зрители взволновались пуще прежнего, судья ударил ладонью по столу:
— Тишина!
Шум оборвался.
— Ввиду произошедшего, — произнёс он твёрдо, — заседание откладывается. Слушание продолжится в пятницу, двадцать четвёртого декабря.
* * *
Носилки понесли между рядами. Публика, вытягивая шеи и ловя жадными глазами каждую подробность чужой беды, плавно расступилась.
Сразу за носилками пристроился Лаптев, Макар же остался со мной.
Я, поклонившись судье, собралась было пойти следом, но дорогу мне преградил Горчаков собственной ехидствующей персоной.
— Сашенька, — протянул он, не скрывая торжества, — видишь, как порой бывает… Неприятно, не так ли?
— С дороги, — нахмурившись, отчеканила я.
— Осмелела? А где та славная, послушная девочка, коей ты всегда была? Не узнаю, — прищурился князь.
— С дороги… Впрочем, у меня есть что вам сказать… — но он перебил меня, резко наклонившись, прошипел:
— Дорогая племянница, у тебя ещё есть время отозвать иск. Подумай хорошенько ещё раз…
— Негоже перебивать, вам бы манерам поучиться, дорогой дядюшка, — раздражённо прищурилась я. — Так вот… Иск отозван не будет. Более того, вы немедленно отпустите Михаила.
В глазах князя мелькнуло удивление, быстро пропавшее.
— Не понимаю, о чём ты…
Я приблизилась к нему ещё на полшага и, приподнявшись на цыпочки, прошептала прямо в ухо:
— Знаете, в эту игру можно играть вдвоём… Поэтому Михаила вы отпустите немедленно. Иначе потеряете ту, что столь дорога вам.
Его серо-зелёные глаза потемнели, когда до него дошёл смысл сказанного.
— А теперь прочь! — более не сдерживаясь, прорычала я. Макар шагнул вперёд, но князь, очнувшись, отступил сам, лицо его было бледным и растерянным. Приятно, когда твой враг напуган до такой степени.
Я, более не глядя ни на кого, помчалась вперёд, спеша догнать носилки.
* * *
Громова повезли в городскую больницу. Мы ехали в других санях, пристроившись позади. Ветер бил в лицо так, что приходилось щуриться. Руки, спрятанные в карманы тулупа, никак не могли согреться. Я поймала себя на мысли, что пытаюсь вспомнить, как Илья Петрович выглядел сегодняшним утром. Молчаливее обычного, и будто ночью плохо спал. Неожиданно сани занесло на льду, полозья угрожающе скрипнули, и я машинально вцепилась в край сиденья. Сердце подскочило к горлу и ухнуло вниз, забившись быстрее. Но извозчик справился с управлением, выровнялся и мы поехали дальше.
В лечебнице нас провели по коридору с высокими окнами. Громова устроили в небольшой палате на одного человека. Белёные стены, железная кровать, тумбочка, стул, узкое окно, затянутое морозным узором. На подоконнике стояла склянка с какой-то мутной жидкостью и сложенное вчетверо полотенце.
Бехтерев коротко распорядился:
— Тёплую грелку к ногам. Окно приотворить. Нашатырь оставить здесь. Капли сердечные дать немедленно, — и, повернувшись ко мне, добавил: — Александра Николаевна, сидите рядом с ним, человеческое тепло для него сейчас не менее важно. Когда очнётся, старайтесь его не волновать, хорошо?
Я кивнула, не в силах ответить. Пододвинула стул поближе к койке и села. Накрыла морщинистую широкую ладонь своей, слегка сжала, делясь с ним своим теплом. Громов лежал неподвижно. Лицо его оставалось всё таким же серым, а губы бескровными. Слёзы сами потекли по щекам.
— Только живите, — прошептала я. — Слышите? Илья Петрович, вы нужны мне в добром здравии. А всё остальное подождёт.
За окном постепенно темнело. А я всё сидела, чувствуя, как с каждым прошедшим часом леденеет внутри. Неужели он так и не очнётся?
Иногда мне казалось, что он больше не дышит, и в тот же миг наклонялась ниже, чтобы проверить.
Не знаю, сколько часов я так просидела, но стук в дверь вернул меня в реальность. Я вздрогнула и обернулась, не выпуская руки своего друга.
— Войдите.
Дверь приотворилась, и в палату шагнул Егор Лаптев.
— Александра Николаевна, прошу прощения, но скажите, как себя чувствует Илья Петрович?
— Пока без сознания, — тихо ответила я.
Лаптев кивнул, постоял у порога, потом добавил вполголоса:
— Я позвал ещё ребят. За больницей присмотрят. У всех входов наши, в здании тоже. Никого лишнего к вам не подпустим.
Я несколько секунд смотрела на него, не сразу поняв смысл сказанного.
— Спасибо, Егор. Я заплачу за помощь, сколько скажете.
Он поморщился, будто я сказала что-то неуместное.
— Вы пока, Александра Николаевна, ни о чём не тревожьтесь. С Ильёй Петровичем беды не допустим.
— Всё равно я должна…
— Да, но потом, — кивнул он, снова посмотрел на Громова, задержался взглядом на его сером лице, — если что понадобится, мы с Макаром прямо за дверью, — договорив, коротко мне поклонился и бесшумно вышел…
* * *
Ночь опустилась на землю и медсестра принесла зажжённую лампу, поставила на стол, молча поменяла грелку в ногах больного и покинула палату.
Усталость давила мне на плечи, веки стали неподъёмными, я почти уснула, когда почувствовала лёгкое движение руки Ильи Петровича. Сонная хмарь слетела мгновенно, и я с надеждой позвала:
— Илья Петрович?
Его веки дрогнули и приоткрылись. Взгляд чёрных глаз поначалу был блуждающий, но вот он остановился на мне:
— Саша… — прошелестел.
— Я здесь. Всё будет хорошо.
Мужчина с трудом сглотнул, и я, опомнившись, налила в стакан воды и поднесла к его рту, приподняв ему голову, помогла сделать глоток.
— Не успел… — стоило мне убрать стакан, заговорил он вновь. — Не успел их размазать… Подвёл тебя, Сашенька… Прости старика.
У меня перехватило горло, защипало в носу. Сморгнув слезу, улыбнулась дрожащими губами:
— Что вы, Илья Петрович, — крепче сжала его руку. — Весь этот суд — ерунда. Слышите? Даже переживать не стоит. Сейчас важнее ваше здоровье.
Он попытался усмехнуться, но вышла лишь слабая тень прежней улыбки.
— Спасибо, Саша. Но от этого дела твоя жизнь зависит, а она куда важнее моей, я своё уж отжил…
— Скажете тоже, — нахмурилась я и подоткнула одеяло, чтобы ему было теплее. — Не может одна жизнь быть ценнее другой. И не волнуйтесь, вам нельзя. Погодите, я доктора кликну…
— Ну, нельзя так нельзя, — его губы дрогнули в слабой улыбке. — А суд мы выиграем, Сашенька. Есть к кому обратиться за помощью.
* * *
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